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Аннотация
Не спи, коли младенцы мертвые под порогом скребутся, да божество лесное смрадным дыхом травит. Домовой с кикиморой спорят… беги без оглядки – не то кровью умыться придется, да не своей. В этих историях сила нечистая властвует над судьбами, а человеку остается шептать молитвы, что растворятся во тьме.
Мрачный фолк-хоррор в специальном выпуске журнала «Рассказы».
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24–00
В одном маленьком-маленьком городе, одна милая-милая девочка,
Никогда не перечила взрослым и смотрела на мир доверчиво:
Если давали кашу – ела,
Если давали советы – слушала,
Если давали работу – делала
Словом, была хорошая:
Мягкая, без углов – об такую нельзя пораниться,
Умница и красавица.

И однажды утром её не стало.
То есть девочка как обычно проснулась, встала,
Потянулась и, кажется, улыбнулась,
Потом посмотрела в зеркало…

А в зеркале девочки не было.

Если на чёрной улице чёрной ночью
Подойдёт к тебе бледная девочка и обнять захочет,
Скажет, что где-то себя потеряла и не сумела найти,
Что замёрзла и сбилась с пути,
А зрачки её будут белее снега, и ледяными – пальцы,
Скрюченные, будто лапы грачиные, чтобы схватить и прижаться
К живому теплу твоему синеватой кожей,
Чтоб стать на тебя похожей
Хотя бы на миг…
Если такое случится, сдержи свой крик,
Не бормочи молитв, не ломись в кусты.
Когда обнимают тебя, обними и ты.

Говорят, она ослабеет, главное – не бояться,
И уходить решительно. И ни за что не оглядываться.

– Александра Зайцева (из цикла «Ночь в твоей голове»)


Сказки для маленьких девочек
Елена Станиславская

Матушка велела не медлить и выходить нынче же, в полночь.
Рута артачиться не стала. Знала, что без толку. Набросила накидку, надела чепец, а пока натягивала сапожки, украдкой ощупала тайный карман с внутренней стороны голенища.
Нож был на месте. Рута выдохнула.
— Вот лекарство для бабушки Фелонии. Вода на дорогу. И ольховый гребешок на удачу… — Матушка вынесла корзину и, откинув полотенце, принялась показывать, что внутри. На миг сбилась, замялась, но продолжила: — А еще хлеб, что спекла вчера. Подкрепишься в дороге. До бабушки путь неблизкий.
Тут уж у Руты все сомненья отпали: хлеб — верный знак. Ухватившись за ивовую ручку, она снизу вверх поглядела на мать. Глаза горели — Рута чувствовала, как жжется ее взгляд, как сверкает внутренний костер, как пекутся глазные яблоки в подступающей соли.
Спросить? Да на кой! Правды все равно не дождешься, а вранья, спасибо, покушала вдоволь. Не ты ли, матушка, приговаривала, поглаживая дочерние кудри: «Не отдам, не отдам»? Не ты ли плевалась, завидев из окна Серую Шубку: «Чтоб тя диавол побрал, диавол побрал»? Так вот — отдаешь, матушка. И диавол не помог. И Бог. И царь лесной.
А может, нету их вовсе — высших сил. Сказки все это для маленьких девочек.
Скрипнув зубами, Рута крепче стиснула ручку корзины и дернула на себя. Выпустив ношу, матушка отступила на шаг. Очи долу, морщина между бровями. Руки вдоль тела висят, точно мокрые тряпки. Не от воды мокрые, от крови. Глядишь, вот-вот забарабанит по полу багряная капель. А чья кровь-то? Дочерняя.
Молчит матушка — ни слова, ни полслова. Только губы покусывает осколками темных зубов. Рута выждала немного — может, хоть попрощается? — и толкнула дверь. Мать даже в спину ничего не сказала.
Иль надеется, что гребешок подсобит? Ох, сказки-сказочки.
На ум сразу пришла Хелика. Напрасно подруга верила в легенды. Раз ее гребешок не выручил, Руте и подавно не стоит ждать чуда. Есть у нее другой помощничек. Понадежнее, поострее.
Смахнув злые слезы, Рута пошагала прочь от дома. От черепицы, что укрывала ее. От печки, что согревала в самый лютый мороз. От их с Хеликой альбома, куда по очереди зарисовывали местные травы, ягоды и грибы. Рута думала, с каждым шагом будет лишь тяжелее, но чем дольше шла, тем меньше хотелось повернуть назад. Рвались от быстрого шага лесные паутинки, мерцающие в свете луны. Рвались и незримые нити, что привязывали к дому.
Рута не боялась, что сразу встретит кого-то из братии, но все равно поразилась тишине и мертвости редколесья. Ни ночная птица не вскрикнет, ни жаба из топи голоса не подаст. Лишь подошвы шуршат по прошлогоднему опаду да поскрипывают над головой кривые голые ветки. У них та же болезнь, что у бабушки Фелонии. Старость. А от нее, как известно, нет лекарства.
Воздух, прохладный и пряный, сперва остудил, а после вскружил голову. Еще легче стало, еще спокойнее. Рута решила, что не пойдет к Фелонии — бог с ней, со старухой. Может, она померла давно. Ясно же, что матушка затеяла. Сговорилась с Серыми Шубками за спиной у Руты.
Она усмехнулась и подумала: «А вот испорчу им праздник. Сильно испорчу. И начну прямо сейчас, на кой ждать? Сперва хлеб, потом мясо».
Миновав ручей, она отсчитала десять раз по десять шагов, опустилась на корточки и ощупала землю под дубом. Сухо. Откинув в сторону две палые ветки, чтобы не кололи сквозь накидку, Рута села и привалилась к стволу. Рука скользнула под полотенце. Пальцы наткнулись на жесткое, прохладное, колкое — гребешок. Проведя по зубчикам, Рута скривила рот.
Тотчас вспомнилась Хелика: как они бегали в малолетстве на полесье — дышать парами кровохлебки для успокоения нервов и крепкого сна. Рдяные цветки щекотали лицо, подруга сжимала Рутину ладонь и шепотом пересказывала древние легенды о Лесном царе. Братия запрещала верить в него. Говорить о нем — тоже. А Хелика не боялась, говорила да верила, и Рута млела о гордости, что подруга делится с ней сокровенным. Млела, но виду не показывала.
— Царь наш — лесной, ольховый, — говорила Хелика, — добр по-своему. Не как Серые Шубки. Он не берет больше, чем ему надобно.
— Он ворует детей. — Рута кривила губы. — Разве не так говорится в твоих сказаниях?
— Не ворует. Спасает.
— От кого? От Шубок?
— И от Шубок тоже. От горестей взрослой жизни.
— А с ним-то, думаешь, больно радостно? Вечно в лесу жить.
— Да ты посмотри, какая тут красота. Я бы не отказалась. Каждую ночь у Царя пиршество и хороводы. Чем плохо?
— Забрал бы всех тогда, раз так.
— Он только тех спасает, кто душой чист. — Хелика вздыхала. — А взрослые — не такие.
— Так чего ж ты! Проведи гребешком по волосам — и дело с концом, — с ухмылкой подначивала Рута. — Явится Царек, заберет тебя. Уж ты-то у нас чище некуда!
Хелика улыбалась — так, словно знала что-то, — и у Руты екало сердце. Чего доброго, послушается подруга, призовет Царька. Спеша развеять собственные слова, Рута фыркала:
— Сказки все это. Для маленьких девочек.
А Хелика звенела в ответ:
— Может, и сказки. Да в них намеки.
Детство тогда казалось вечным. А все, что кажется вечным, заканчивается слишком быстро.
Отложив гребешок, Рута достала хлеб.
Он был круглый, сероватый, с темными прожилками. Матушка добавила в жито резаных грибов. Позаботилась, чтобы Серым Шубкам было вкуснее. На языке загорчило от обиды. Рута сплюнула.
«Все, хватит дурью маяться. Делай уж, что надумала», — подогнала она себя. Шубки разозлятся из-за подпорченного обряда, да и пускай. Кто злой — тот слепой. А Руте только того и надо, чтоб Шубки глаз лишились.
Где-то хрустнула ветка.
Рута вскинулась и вонзила пальцы в хлеб. Вырвав большой кусок, быстро сунула в рот. Горечь на языке сменилась сладостью — потекла со слюной в глотку, оттуда в желудок. Ну, матушка, ну, расстаралась для Шубок! Рута в жизни не ела хлеба вкуснее. Отщипнула еще, забила за щеку. Тесто пышное, легкое, аж тает. А грибочки — точно сахарные. Не съесть ли всё? Рута опустила взгляд на хлеб, лежащий на коленях, и вздрогнула. В тесте что-то шевелилось. Жук, что ли, внутрь заполз? Или мышонок? Рута наклонилась пониже, присмотрелась — благо луна давала достаточно света. Вскрикнула.
Грибные прожилки — вот что копошилось внутри жита. Как черные черви, они ползли вверх, пока не образовали клубок. Тут корочка с хрустом треснула, и крупный червяк, сплетенный из множества мелких, высунулся наружу. Завертелся, коснулся Рутиных пальцев — склизкий, холодный. Она вскрикнула и, сбросив хлеб с коленей, поползла в сторону.
— Тьфу, яфык прикуфил, — раздалось с земли.
Хлеб вздрогнул, перевернулся, и на Руту уставились два темных провала. Под ними зияла кривая трещина-улыбка с торчащим из нее кончиком червя-языка. Черный, заостренный, он суетливо зализывал рваные углы рта. На Руту накатила тошнота, а вместе с ней дрожь.
— Ты кто? — Рута, преодолевая слабость, потянулась к голенищу. — Диавол?
— Думаешь, диявола можно испечь? Не льсти людям, вы такое не умеете. Я просто хлебец.
— Тогда почему ты говоришь? — Пальцы нырнули в кармашек.
— Не знаю. — Хлебец, припадая на отъеденный бок, подкатился ближе. — Потому, может, что ты скоро сдохнешь. А помирать в одиночестве — так себе затея.
Рута выхватила ножик — им она обычно срезала грибы и кору — и выставила перед собой. Хлебец усмехнулся так широко, что рот его треснул еще больше.
— С чего это ты решил, что я сдохну? — Лезвие тряслось в руке. — Из-за Серой Шубки?
— Скорей оттого, что твоя мать нашпиговала мое тесто подморенышами. Слыхала про такие?
Нож чуть не вывернулся у Руты из пальцев. Вспомнился альбом, куда они с Хеликой заносили все, что росло в округе. Подмореныши походили на сморушки, только ножки у них были тонкие и нежно-розоватые, точно девчачьи пальчики. Было отличие и посерьезней: сморушками хоть заешься, а подморенышей — стороной обойди, целее будешь. Раза три-четыре в годину непременно кто-нибудь травился. Некоторые нарочно, другие по глупости.
А матушка-то вчера, стоило войти в кухню, вздрогнула всем телом, загородила стол и резко чиркнула ножом по доске — мигом смела в тесто грибные ножки.
Неужто правда?
Нет, нет, это диавол морочит голову! Он вселился в хлеб — как однажды в козу бабушки Фелонии. Скотинка, правда, разговаривать не научилась, но молоко давала с кровавыми сгустками и кричала так, словно живьем в огне корчилась. Пришлось прирезать, но братия все равно прознала. Пришли Серые Шубки, обвинили косую дочку Фелонии в колдовстве и неблагочестии, да и увели в лес. А у самих носы ввалившиеся и кожа в струпьях, благочестия хоть отбавляй. Это Руте Хелика рассказала, той — ее матушка, а матушке — сама бабушка Фелония. С тех пор-то она и жила одна-одинешенька. Изредка женщины, кто постарше, пострашнее и побесстрашнее, ходили через лес и навещали старуху. Когда матушка сказала Руте, что настал ее черед проведать бабушку Фелонию и отнести ей отвар от ломоты костей, Рутино сердце недобро сжалось. А уж когда матушка замешала тесто для хлеба, тут и вовсе захотелось взвыть не хуже одержимой козы.
Хлеб был верным знаком: грядет свадьба с Серой Шубкой.
Псовая свадьба, если явятся несколько братьев. Последнее время только так и случалось — не один приходил, не двое, а целая стая.
— Зря ты взялась жрать меня в одиночку. — Хлебец укоризненно уставился на Руту. — Так бы прибрала с собой Шубок. Они до жратвы охочие и обряды свои блюдут строго: вначале преломить хлеб и только потом девку.
— Когда матушка сговорилась с ними? — Рута задрала голову, чтобы слезы не потекли из глаз.
Деревья кружились вокруг: приближались, кланялись, отступали. Будто на празднестве. На свадьбе. Только не той, что с Серыми Шубками. На какой-то другой. Славной, счастливой.
— Мне-то откуда знать? — фыркнул Хлебец. — А как это обычно бывает. Со всеми. Вот так и с тобой. Пришли братья, пока тебя дома не было, и велели отдать то, что причитается. Ну а матушка твоя по-своему рассудила.
Рута прикусила руку, чтобы не расхохотаться или не разреветься, и в голове прозвучало: «Не отдам, не отдам». Получается, матушка не обманула. Не отдала Серым Шубкам — сразу Господу вверила.
Если он есть, конечно. А то ведь сказки все это, скорее всего. Что Бог, что диавол. И коза у бабушки Фелонии просто-напросто заболела какой-то звериной хворью. «И я заболела», — подумала Рута, чувствуя, как крутит желудок.
— Как мне прожить подольше? — прохрипела она. — У меня дело есть, помирать пока нельзя.
— Ты сейчас с кем беседуешь? — уточнил Хлебец; голос был какой-то хитрый.
— С тобой.
— А разве такое не только в сказках бывает? — Пыхтя, он полез обратно в корзину и выронил гребешок. — Подумай хорошенько. Хорошенько, но быстренько.
Гадать о сказанном долго не пришлось. Рута кивнула, мысленно подивившись мудрости говорящего хлеба. Сказки. Точно! Спрятав нож, она подняла гребень. Провела по волосам. Раз, другой. Ничего не произошло. Чувствуя, как подступает отчаяние, Рута с силой заскребла гребнем по голове — до боли, до выдранных волос. Ни движения, ни звука.
Хелика говорила: ольховые гребешки — кусочки короны Лесного царя. Берешь такой, в чащу уходишь, начинаешь расчесываться — тут-то Он и является: поглядеть, кто осмелился осколком короны по своим нецарственным патлам скрести. А дальше уж как получится. Понравишься Царю — желанье твое исполнит, а взамен душу заберет. Не понравишься — душу заберет, а взамен ничего не оставит.
Те, кто не знали старых сказок, верили, что ольховые гребешки приносят удачу и всюду таскали их с собой. Те, кто знали, лишний раз к ольхе не прикасались.
Прокатился по лесу визг беличьей драки — и стих. Пошатываясь, Рута поднялась с земли. Осмотрелась, прислушалась. Среди танцующих деревьев вспыхивали и гасли разноцветные змейки. Сверху, серебряный и звонкий, лился лунный хохот. Яд, прежде чем убить, делал все небывало красивым. Рута тяжело поглядела на гребень. Отшвырнула в кусты и побрела куда глаза глядят.
— Сказки все это. — Она усмехнулась. — Для маленьких девочек.
— Может, и сказки, — прошелестело рядом. — Да в них намеки.
Внутри у Руты вскипела дикая, обжигающе-ледяная смесь из ужаса, горя и надежды. Слева шуршали шаги — легкие, но вполне различимые. А может, ветер гоняет листву? Или белка ищет зарытый в земле орех? Рута боялась повернуть голову. Хелика не могла быть тут. Не могла идти по лесу. Вот уж год, как она умерла.
Хлебец заворочался в корзине и, откинув край полотенца, выглянул наружу. Скосил влево ямные глаза и выругался, да настолько скверно, что и неясно, откуда хлебу знать такие слова.
— Мать честная, — прошептал он. — Ты ее видала?
Рута глубоко вдохнула и повернулась.
Хелика шла рядом. Она слепо ощупывала воздух вытянутыми руками, но при этом ловко переступала вспученные корни и кочки — будто подглядывала сквозь тряпицу во время игры в жмурки. У босых, грязных ног суетилась белка. Все выискивала что-то в листве, прыгала с места на место, а потом подняла мордочку — и Рута увидела в пасти глазное яблоко.
Сейчас Хелика была не такой, какой Рута хотела запомнить ее.
Она была такой, какой ее нашли в лесу после свадьбы с Серыми Шубками.
Порой девушки возвращались печальными, притихшими, без кровинки в лице, но на своих ногах — и часто спустя положенный срок приносили приплод. Порой они приползали едва живые, все в крови, женская община выхаживала их — иной раз и тут не обходилось без деторождения. А порой девушки не возвращались вовсе.
Хелика не вернулась. Рута спозаранку отправилась на поиски, хотя по закону полагалось ждать до полудня, и обнаружила подругу на любимой опушке с кровохлебками. Одежда изорвана, вместо холмиков грудей две раны с подстывшей кашицей крови, и нет больше небесно-синих глаз — лишь темные рытвины. Рута завопила и осела в траву.
А сейчас — никакого крика. Горло сковало холодом, и Рута с трудом выдавила:
— Тебе было очень больно?
— Да что ты, Рута! — Хелика звонко рассмеялась. — Когда Шубки пришли, меня уж там не было.
— Где не было? — нахмурилась Рута. — На опушке?
— В моем теле. Настоящую боль — ее только душа ощущает. А телу без нее ничего не страшно. Стала я как безвольная куколка. Не живая, не мертвая. Потому-то Шубки так раскуражились: все делали, что могли, чтобы я в чувство пришла. Чтобы закричала, заплакала. Они любят, когда так.
— А куда ж она делась, твоя душа? — Рута знала ответ, а все же спросила.
— Вылетела, как птичка, а Царюшка поймал и себе забрал. Я, как в лес вошла, сразу гребешком расчесалась. Вот он и пришел за мной.
— А за мной, получается, не явился. Тебя отправил. Почему?
Рута и тут знала ответ: приглянулась ему Хелика — чистая душа. Ни словом, ни делом в жизни никого не обидела. Да и в сказки верила. Как такую не забрать?
— Царюшка меня не посылал. Я сама пришла. Чтобы побыть с тобой, пока все не кончится. — Подруга потупила пустые глазницы. — Я уж его и так и сяк за тебя просила…
— Значит, меня… — С языка чуть не соскочило «точно-точно нельзя забрать?», но Рута в последний момент воспротивилась: — Меня и не надо. Не хочу быть безвольной, когда встречу Шубок. У меня другой путь.
— Вот и Царюшка так говорит, — улыбнулась Хелика.
— Только мне дойти надо. Дотянуть. Поможешь?
Подруга подошла вплотную — пахну́ло мхом, прелым оврагом, густой смолой — и закинула Рутину руку себе на плечо. Сразу легко стало. Яд будто застыл в крови, и смерть замедлила шаг.
Лунный свет щедро облил Хелику, и теперь Рута разглядела: не такой подруга была, какой ее нашли в лесу после свадьбы с Шубками, и не такой, какой Рута хотела запомнить ее. Поселились в глазницах болотные огоньки, тело обросло мхом и цветами — точно бархатом с вышивкой. Покрывали шею, словно ожерелье, раковины улиток. Свешивались с венца, сплетенного из веток, бурые ольховые сережки. Царюшка любил свою Хелику. Баловал. Рута видела это.
У нее сделалось спокойно на сердце, почти радостно. Некоторым девочкам лучше с головой уходить в сказки — так и случилось с подругой. Что бы стало с ней, выживи она после свадьбы? Вероятно, родила бы дитя. Если мальчика — отдала б, как положено, на воспитание братии. Если девочку — ждала б с содроганием дня, когда Шубки придут сговариваться о свадьбе. Хелика стирала бы, штопала, работала в огороде, растила и забивала скотину, болела, пила бражку, болела бы все сильнее, пила бы все чаще и думала, постоянно думала: кто придет за ее дочерью, за кем явится ее сын?
Возможно, однажды она добавила бы в тесто, заготовленное для свадебного хлеба, десяток-другой подморенышей. И себе бы оставила — чтобы уйти вслед за дочерью. Не сделала ли так матушка?
— Хелика, а еще есть кто-нибудь? — прошелестела Рута.
— О ком ты?
— Ну, кроме твоего Царя. Диавол, может? Или Бог?
— Про Бога не знаю, это ты мне потом расскажешь. — Подруга улыбнулась, направив на Руту глаза-огоньки. — А диавол есть. Я помогу тебе с ним встретиться. Будь готова.
Рута кивнула и прижала к себе корзину. Ноги выделывали петли, все норовили пуститься в пляс вместе с деревьями, но Хелика держала и вела вперед. Подруга знала, куда идти, и Рута полностью доверилась ей. Хлебец, выглянув из-под полотенца, затянул песню — что-то о возвращении на ржаное поле. Знал — для него тоже скоро все кончится.
Рута не чувствовала страха, потому что не чувствовала одиночества. С ней были и говорящий Хлебец, и Хелика. А может, еще кто-то. Да, кто-то еще точно был. Рута поглядела на небо — и тут началось.
Сперва она услышала их и только потом увидела. Серые Шубки соткались из воя, смеха, ругани, гиканья, отрыжек и топота. На плечах — волчьи шкуры. На поясах — топорики и ножи. Бороды, у многих с сединой, топорщились, словно вздыбленный мех. Увидав Руту, братья окружили ее. Покамест не приближаясь, они рассматривали и обсуждали невесту — негромко, с хохотками, передавая по кругу бутыль с мутной бражкой.
Рута мягко высвободилась из объятий Хелики и шагнула вперед. Взялась было посчитать, сколько братьев явились на свадьбу. Сбилась на седьмом.
Наконец один вышел вперед. Высокий, нестарый, с тонким лицом и толстым брюхом. Сжав Рутино плечо, он подтянул ее к себе и уткнулся в ложбинку на шее. Нос был холодный, влажный — не отличить от псиного. Громко втянув запах, Шубка прошептал — только для себя и для нее, не для других братьев:
— Такая же молоденькая и сладкая, как прошлогодняя Синеглазка. Да вот кровушка у тебя, видать, погорячее. Проверим.
«Вот он, диавол», — поняла Рута и тотчас разглядела маленькие рожки над вдовьим мысом.
Не выпуская ее плеча, диавол запустил свободную руку под полотенце и вытащил Хлебец. Рута бросила на него взгляд: глаза, рот — все исчезло. Жито как жито, ничего подозрительного, только бок надломлен. Стало немного жаль, что не успела попрощаться с попутчиком.
Диавол поглядел на хлеб и поморщился. Пальцы, сжимавшие плечо, пауком заползли на шею. Сдавили.
— Надкусанное не жру, — полыхнули чернь-глаза.
Рута вздрогнула и впервые в жизни взмолилась: «Господи, пожалуйста, пусть диавол не растопчет его, не выбросит его, не…».
— Так давай сюды, брат мой. — К свадебному угощению протянулись скрюченные стариковские руки. — Вам, молодчикам, лишь бы с девками кувыркаться. Никакого уваженья к традициям. О, с грибцами!
Хлеб упал в подставленные морщинистые ладони.
Шаркая и бормоча, старик ушел в тень. Оттуда по-прежнему неслись пьяные выкрики, похожие на лай, но никто больше не приближался. Похоже, старик был слишком голоден — потому и решился подойти.
— Придется тебя наказать, невестушка, — пропел диавол. — Хлеб испортила, напросилась. — И швырнул Руту оземь.
Мягко, бережно приняла листва. Ни веточка в спину не вонзилась, ни камень под голову не подвернулся. Будто кто-то расчистил и взбил лесную подстилку.
Тяжесть чужого тела придавила к земле. Рута сглотнула слюну, ставшую сухой и колкой, как хвойные иголки. Не угроза напугала ее, и не удар, и не то, что диавол уселся сверху — ни вдохнуть, ни шевельнуться. Он не отведает хлеба — вот что страшило больше всего. А до голенища, где припрятан нож, ей теперь не дотянуться.
Лицо покрыла испарина: то ли от внутреннего жара, то ли от горячего диавольского дыхания. Смрадное, едкое, оно отравляло не хуже яда. Желудок скрутило от боли, напоминая, что время на исходе. Диавол зашуршал ее юбками.
Кто-то взял Руту за руку. Скосила глаза: Хелика. Как и обещала, подруга осталась до конца. Вначале ее прикосновение было нежным и удивительно теплым, почти живым, а мгновение спустя пальцы стали холодными и твердыми. Пальцы ли? Рута сжала кулак.
— Преломим же хлеб, братья! — прокричал старик, и Серые Шубки поддержали его нестройным воем.
Зачавкали, запричмокивали. Матушкина выпечка пришлась братии по вкусу.
Растянув уголки рта, Рута от всей души прошептала:
— Угощайтесь.
Диавол замер и уставился на нее. Вспыхнула в глазах злая догадка, но лезвие ножа быстро погасило ее. Пронесся по лесу крик, хлынула кровь на Рутины щеки, но она уже ничего не слышала и не видела. Рута летела — прямиком в ту сказку, которую заслужила.

Не имей дела с Хозяйкой Рыб
Алексей Провоторов

«Не имей дела с Хозяйкой Рыб, если тебе нечего ей подарить».
Старая истина, каждый не раз слышал её, или читал, или изрекал сам, с видом мудреца.
Мы спешились минуту назад, замученные кони упали на влажный песок. Пахло солью и далью.
«Не смотри долго на Хозяйку Рыб, иначе она будет стоять перед глазами до конца дней. И конец этот может быть недалёк».
Солнце садилось, тонуло в море, как раненый зверь, закат кровью разливался по сизой воде, пена казалась золотом. Море толкало золото на берег и загребало обратно. Хозяйка Рыб стояла в воде, не ступая на сушу; её конь не вынимал копыт из прибоя, мокрый, черный, лоснящийся, он имел форму только спереди, а сзади смолой утекал в воду. Скалил загнутые зубы. Он выглядел как глубоководная рыба, вышедшая на берег. Известно, что в толще вод он имеет другую форму. Известно так же, что он быстрее любого другого существа в море, даже рыбы-парусника. Ты ни за что не уйдёшь от Хозяйки Рыб.
«Не имей с ней дела при полной луне, когда лунная дорожка ложится на мокрый песок — иначе ты можешь уже не сойти с неё, а она короткая и ведёт в воду».
Нас оставалось мало, втрое меньше, чем отправилось сегодня на рассвете в туман. Мы ударили в бок конвою прежде, чем Валь де Маар, вундермейстер Короны, наложил бы на груз свои лапы. Мы справились, успели, захватили, ушли. Мои люди были готовы пойти за меня и в огонь, и в воду, и даже в Квадратный лес. Это стоило нам ещё потерь, но мы срезали путь, выгадали время.
Я понимал, Валь де Маар с отрядом уже летит по нашим свежим кровавым следам. Я знал его, он был страшен и в покое, а во гневе стократ.
Я стоял на сухом берегу, люди мои держались у меня за спиной, никто не прятал оружия, и я не мог их винить.
— Чего звал, — спросила Хозяйка Рыб, пока кровь жертвы ещё мутила прибрежную пену. Обычно для такого нанимали колдуна, но я сам умел.
Надеялся, что умел правильно. Роза-Лина, огонь души моей, понимала в этом лучше.
— По добру не звал бы тебя ни за что, — сказал я, и Хозяйка улыбнулась довольно. Блеснули жемчугом мелкие зубы, я не успел заметить, острые или нет.
— Так и надо. По добру мы с вашим людом и не видимся. Когда в море идёте, не рады меня видеть, когда ко дну идёте — рады.
— Ты тоже не слишком сияешь при виде нас.
— А что в вас хорошего?
— Твоя дочь считала иначе.
Хозяйка Рыб подалась вперёд, наклонила голову. Алое блеснуло в костяной игольчатой короне, алое плеснуло в глазах, и это не был закатный свет. Конь её шагнул вперёд, я — назад. Мои люди, я чувствовал, тоже отступили на шаг. Все четверо. Я сжал кулак, разжигая Знаки. Стоять, пока стоять.
«Разговаривай с Хозяйкой Рыб в закатный час, пока солнце на небе, долго говорить не давай, близко не стой».
— Зачем звал, Джек Полсердца, с чем пришёл?
Я едва сдержался, чтобы не мигнуть.
— Знаешь моё имя? Почёл бы за честь, да, чую, не к добру.
— О, я всегда знаю, кто меня позвал. Или здорово угадываю. Ну так?
— Смотри, — сказал я, махнул рукой. Очень хотелось оглянуться на шорох ткани, но я не отрывал глаз от белого лица Хозяйки Рыб, пока Елиза и Ньял стаскивали чехол с сосуда.
Я и так насмотрелся уже на эту бочку из зелёного стекла, запаянную, глухую, кроме одного отверстия, от которого внутрь выдул стеклодув тонкую трубку. На создание в мутной, нечистой после стольких дней заключения морской воде. Рыжеволосая, до пояса похожая на человека, хоть и не совсем, ниже пояса — на рыбу, хоть и не совсем, она почти всё время спала, но затылком я ощутил, что сейчас она открыла свои янтарные дикие глаза, почуяв свет, а может, близость моря, а может, услышав голос матери.
…Дочь Хозяйки Рыб полюбила человека и выбралась на берег. Ей обещали ноги, обещали возможность дышать здесь, на земле, но вышло так, что колдунья отправилась на жаркий костёр, а дочь Хозяйки Рыб попала в руки Короны. Что сталось с тем молодым человеком? Не знаю. Полагаю, ему заплатили. Возможно, его закопали.
…Хозяйка Рыб не вздрогнула, только под кожей, под плотью лица будто бы шевельнулись чужие кости.
«Никому не говори, что ты видел Хозяйку Рыб. Даже если видел».
— Вам она нужнее, чем мне. Я бы всё равно казнила отступницу.
— А я думал, ты обрадуешься подарку.
— Ты знаешь, сколько детей у рыб, — засмеялась Хозяйка.
Время утекало, как вода в песок. Солнце шло ко дну. За спинами, в лесу, собирались сумерки, и где-то там, пока далеко, звенел металл, топали кони, я почти слышал их.
— Тогда ты не будешь возражать, если мы заткнём дыру пробкой, чтобы она не смогла дышать, а эту проклятую бочку зароем в песок у тебя на глазах? — спросил я. Получилось хрипло.
— Как знаешь, Джек. Хоть поруби да посоли. Только ты ничего не успеешь зарыть в песок. Ты отнял этот сосуд с моей дочерью внутри у людей Короны, так? Зуб даю, что опережаешь ты их ненадолго. И уверена, что вас стало меньше, пока вы ехали через Квадратный лес.
«Долго говорить не давай». Я прервал её, но с трудом — голос нелюди, похожий на шорох волн по песку, на вечный шум моря в раковине, укачивал.
— Их тоже станет меньше.
— Я бы рыбий хвост не поставила на то, что их станет меньше, чем вас. Не знаю, как у вас на суше поступают с теми, кто перешёл дорогу королеве. Но у нас, — сказала она, глядя мне в глаза, и я отвёл свои от этих закатно-алых светящихся колец, — в воде, — сказала она, и я посмотрел на волны, где солнце захлёбывалось, край его уходил и гас, — за такое, — сказала она, и закричали далеко за спиной сороки, — рвут на части.
Это Валь де Маар мчался сквозь Квадратный Лес. В своей серебряной маске совы, в сером плаще, в капюшоне, низко надвинутом на лоб. Те, кто заглядывал ему в глаза, утверждали, что глаза у него птичьи. Те, кто здоровался с ним за руку, утверждали, что под перчаткой у него когти. Проблема с Валем была в том, что его не брала магия, только сила, а вот он магию — брал.
— Тогда, раз уж мы побеспокоили тебя зря, а время поджимает, позволь нам оказать тебе скорую услугу, — сказал я. — Лейв, разбей стекло и казни её.
Я наконец обернулся к своим людям. Лейв согласно кивнул, блики прошлись по забралу. Он редко поднимал его — лицо Лейва не нравилось никому, даже его коню.
Кто из нас блефует, подумал я. Кто-то из нас вообще блефует?
Клинок Лейва обрушился на стекло, с отвратительным воющим хрустом сосуд лопнул, вода выплеснулась, и тело полудевы забилось на песке. Она попыталась на руках подтянуться к воде, но Елиза пинком в бок отбросила её обратно. Битое стекло пропахало борозды в белой коже, голубая кровь, казавшаяся бутафорией, впитывалась в песчаный берег моментально. Запахло затхлым болотом.
Она попыталась что-то сказать, позвать мать, наверное, но только хлопала ртом и хрипела.
Я сжал кулак, останавливая Лейва через Знак, пока он не успел ещё раз поднять меч. Никто из моих людей не мог ослушаться меня, выполняя всё, что я велел, словами или без слов.
Тихо зарычал морской конь. Почти неслышно, но чувство было, как будто кто-то пытается вынуть душу, или что там у меня вместо неё. Навалилась дурная тревога.
— А что ты хоть хотел-то за такой козырь? — спросила Хозяйка Рыб. — Если бы бывали карты меньше шестёрки, эта тянула бы на единицу. Но, может, ты какую-то мелочь хотел просить? Кусок доски? Бочку трески? М?
— Роза-Лину, — сказал я. — Я думаю, «Морская Коза» тогда пошла ко дну неспроста. А значит, ты была рядом. А значит, тех, кто потонул, забрала в своё царство. А значит, и Роза-Лина у тебя?
Хозяйка Рыб расхохоталась, разбудив птиц на опушке.
— Роза-Лину твою за эту дрянь?
«Ничего никогда не проси у Хозяйки Рыб, если тебе нечем её отблагодарить».
— А тебе-то она зачем? Её колдовство не действует в море, как и твоё на суше. Ещё одна служанка в твоих осклизлых тёмных чертогах?
— Чертог мой чист и светел, Джек, а Роза-Лина твоя, пожалуй, и правда не годится мне. Строптива и уродлива.
Я сжал зубы. О, если бы я мог сделать хоть что-то, кроме того чтоб торговаться.
— Скажи, ведь ведьмоловы просто успели первыми? Ты же сам собирался посадить мою дочь в бочку, Джек? Чтобы было, что мне подарить?
Дочь Хозяйки Рыб хрипела на песке, истекала смрадной голубой жижей. Елиза наступила ей на живот сапогом и придерживала.
— Я привёз подарок. Дал жертву. Чего тебе ещё надо? Ты сама виновата, что дочь твоя задыхается в крови в паре ярдов от родного моря. Верни мне Роза-Лину, в том виде, в каком взяла, и забирай своё отродье. Пока не поздно.
— Будь так, — сказала она.
Солнце почти село. Стало холодно. Я готов был поклясться, что уже слышу погоню — не сорок, не лесной шум, а самого Валя де Маара на сером, как тоска, коне.
— Лейв, отдай, — велел я.
Елиза убрала сапог, и Лейв ногами перекатил рыжеволосую к прибою. Впрочем, подальше от морского коня.
Она очнулась в воде, поднялась на слабые руки, измученно глянула на нас сквозь грязные волосы, и поползла вдоль кромки, не уходя на глубину. Хозяйка Рыб наклонилась, протянула ей руку, та доверчиво подняла свою.
— Ну как, хочешь ещё ноги? — Спросила Хозяйка, стиснув долгопалой перепончатой ладонью бледное горло дочери. Нездорово мутные жабры трепетали под пальцами. Конь Хозяйки Рыб воротил морду — от рыбьей дочери несло людьми.
— Но у тебя же есть, — слабо возразила рыжая.
— Я добыла их, не унижаясь перед людьми.
— Верни мне моё, — сказал я, голос мой дрогнул, но мне было всё равно. Я увижу мою Роза-Лину, мою тоненькую, светлую, глазастую, горячую Роза-Лину, свет сердца моего, с колдовством в голосе, в глазах, в руках, во всём теле.
— Да, я знала, кто меня позвал и зачем, так что прихватила её с собой. Возвращаю. Такой, какой она попала в мои чертоги, — сказала Хозяйка Рыб, и набежавшая волна исторгла из глубины и выкатила мне под ноги бледную, мокрую, неподвижную Роза-Лину. Она не дышала, кожа её напиталась водой, белое тело отекло от соли, чёрные волосы позеленели от мелких водорослей, в корсаже билась случайно угодившая туда серебристая рыба. Хозяйка нагнулась, схватила рыбу и отпустила в волну.
— Вот, — сказала она, пододвигая тело Роза-Лины ногой по мокрому песку, без усилий. Я упал на колени подле неё. Солнце село.
— Ты ошибся, думая, что корабль затонул не просто так. Что я взяла её, зная, что ты рискнёшь и спасёшь мою дочь, что у тебя одного хватит дури пойти против Короны. Нет, Джек Полсердца, «Морская Коза» пошла ко дну сама. Море велико. Когда я появилась, часть экипажа уже ели мои рыбы. Роза-Лина боролась как могла, но и она уже наглоталась воды.
— Но ведь ты говорила, что она служит тебе!
— Да. Я дала ей морское дыхание, как делаю, бывает, с теми вашими, кто идёт ко дну. Но ты просил — такой, какой она попала ко мне. Вот. Честная сделка, Джек.
Я зарычал, чувствуя горячие слёзы.
— Я же принёс жертву! Верни её живой, ты же можешь!
— Жертва, — сказала Хозяйка Рыб, — это корм для коня, не более того. Знак, что ты пришёл поговорить. Но, смотрю, у тебя ещё кое-что есть… Роза-Лина стоит четверых, а, Джек?
Мои люди пошли бы за меня в огонь и в воду. Не за мной, а за меня. Такова плата. Я платил им очень хорошо, только вот противиться моим приказам они не могли.
Я обернулся. Я молчал. Я разжал кулак и сделал жест.
— Джжжееэээк — завыла Елиза, красивый рот её повело, багровый шрам налился кровью, она пыталась поднять на меня меч, но не смогла. Ньял заплакал крупными слезами, молча.
Вперёд, приказал я. Не вслух — не хватило духу.
— Будь ты проклят, Джек Полсердца, — прорычал Лейв, занося тяжёлый клинок. Тот задрожал, вывернулся из ослабевшей руки, воткнулся в песок.
У вас всего лишь сменился хозяин, хотел сказать я. Но, конечно, не сказал.
Ноэ, младший, молчал. Он первым и шагнул к морю.
Знаки на лбах моих людей кровоточили. Им тяжело давался мой последний приказ.
…Высокий Лейв скрылся последним. Он поднял забрало, вывернул шею и прожигал меня взглядом, пока вода не залила глаза.
— Бывай, Джек, — сказала Хозяйка Рыб, усаживаясь на коня и укладывая измученную дочь поперёк его спины. — А, да, чуть не забыла.
Она хлопнула в ладоши, и Роза-Лина выгнулась дугой, выплюнув фонтан воды.
— Дальше сам, — сказала Хозяйка Рыб, обернувшись над водой. — Одно скажу — не имей со мной больше дела, Джек. Ты плохо ведёшь дела.
Море скрыло её, и я отвернулся от моря.
Тихо закашлялась и заплакала на песке Роза-Лина.
Я опёрся на клинок Лейва и тяжело встал, глядя в сторону Квадратного леса, откуда цепью летели ко мне всадники.

Бартер
Мара Гааг

— Едут, Бойко, едут! — волновалась Мария. Щурилась на дорогу, то и дело дергала за рукав мужа. — Смотри, вон!
— Да рано еще, — пробурчал Бойко. — Тебе кажется.
— Не кажется! Смотри, пыль столбом.
Надрывно завыл на цепи Дунай.
— И ты туда же! А ну цыц! — рявкнул на него Бойко. Исполинских размеров пес послушно умолк и лег, положив морду на лапы. Взгляд его, как и хозяйкин, не отрывался от горизонта, а кончик пушистого хвоста нервно подергивался.
— Зачем на цепь Дуная посадил? — в десятый раз спросила Мария. — Он не привык, грустит вон. Обидится же.
— Чтоб не напугал гостей. — В десятый раз ответил Бойко, с трудом скрывая раздражение. — Цапнет кого — и все, не видать нам сделки.
— В сарай бы запер.
— Дверь выбьет. Как будто не знаешь.
— А погреб? В погребе убрано?
— Ничего не найдут, не бойся.
— Все равно страшно.
Головокружительно высоко заскрипели макушки сосен. Мария прислушалась к ним, кивнула в ответ. Потом вздохнула, заправила за ухо седую прядь, выдернутую из прически ветром. Бойко смягчился. Перехватил ее руку, ласково погладил выступившие на коже мурашки. Осенними вечерами на террасе становилось прохладно, из леса выползала сырость и укутывала дом пахнущим грибами туманом.
— Пойдем внутрь, ты замерзла.
— Нет. — Мария мотнула головой. — Хочу сразу увидеть, как приедут.
Бойко раздосадованно крякнул. Ушел в дом, вернулся с пледом и бережно укутал жену.
— Может, ну этот город? — Мария склонила голову к его плечу. — Давай скажем, что передумали.
— Перестань. Мы же решили. В городе будет лучше, там больниц много, магазинов.
— И людей.
Бойко промолчал, обнял Марию и прижал к себе. Темнело. Наконец на грунтовой дороге вспыхнули огоньки автомобильных фар. Приближались, увеличиваясь в размерах, как глаза неведомого чудовища.
— Теперь точно едут, — прошептала Мария и крепче прижалась к мужу. Дунай заскулил. Гремя цепью, спрятался за кустом шиповника.
— Пусть привыкает, — ответил Бойко на незаданный вопрос жены. — В городе ему все время на поводке ходить придется.
Машина затормозила у крыльца, вминая в землю мелкие камешки и проросшую сквозь них траву. Три двери одновременно распахнулись.
— Подъезда к дому нормального нет, я предупреждал, — сказал риелтор, высокий мужчина на водительском сиденье.
— Странно, что забора нет, — отозвался второй, вылезая из салона. Сразу достал из кармана вейп и затянулся. — Это в лесу-то. Ну да ладно, поставим.
Бойко отпустил жену, нащупал привычно выключатель на стене и щелкнул тумблером. Загорелись лампы между фигурными деревянными колоннами.
— Ух ты! — Блондинка в спортивном костюме резво выпрыгнула из автомобиля и замерла, запрокинув голову.
Мария вгляделась в лицо гостьи. «Нет, не гостьи, — поправила она себя и вздрогнула от этой мысли. — Будущей хозяйки». Каким она сейчас видит дом? Уютным загородным гнездышком? Антикварной громадиной, невесть откуда взявшейся посреди леса? Что она захочет с ним сделать: оставить как есть, разобрать, перекрасить? Пальцы против воли крепко вцепились в резные перила террасы. Бойко, почувствовав смятение жены, взял ее за руку:
— Пошли. Надо поздороваться.
— А вот, кстати, хозяева! — Водитель наконец обратил внимание на супругов, спустившихся с крыльца, и приветственно помахал рукой. — Познакомьтесь, Боян и Мария. Решили на пенсии оставить хозяйство и перебраться в город. А это, — он махнул рукой в сторону, где стояла приехавшая молодая пара, — Андрей и Кристина. Они, наоборот, хотят жить ближе к природе. Можно сказать, вы удачно нашли друг друга.
Кристина широко улыбнулась, продемонстрировав неестественно белые зубы. Лицо Андрея утопало в дыму от парогенератора. Мария кивнула им в знак приветствия, стиснула руку Бойко в своей.
Заворчал недовольно под шиповником Дунай.
— У вас собака там? — Блондинка отпрыгнула в сторону. — Мне ничего не говорили про собаку, а у меня аллергия.
— Не бойтесь, — подал голос Бойко. — Это наш старый пес, и он на цепи.
— Вы же его с собой заберете, правда? — Кристина нервно хихикнула. — Нам такой не нужен.
Повисла неловкая пауза.
— А пойдемте в дом? — предложил водитель. — Мы долго ехали, самое время поужинать и отдохнуть, а завтра с утра осмотрим все как следует.
— Конечно, — согласился Бойко и вместе с Марией поднялся обратно на крыльцо.
— Они мне не нравятся, — жалобно шепнула Мария.
— Ты просто волнуешься, — вполголоса ответил Бойко. — И потом, какая разница? Не тебе понравиться должны.
Стол на пятерых сервировали заранее, осталось выставить закуски и томящегося в духовке целиком гуся. Мария сразу свернула на кухню, Кристина увязалась за ней.
— А вас как называть лучше, баба Маша или по отчеству? — спросила она. От Марии не укрылось, как вспыхнули ее глаза при виде вилок и ложек. Накануне Бойко начистил потемневшие столовые приборы так, что те едва не светились.
— Не серебро, — поспешила разочаровать гостью Мария. — Нержавейка советская.
— Все одно, антиквариат. Так как вас называть-то?
— Мария лучше всего.
— А, вы ведь не наша русская Маша, точно, — сообразила Кристина. — У вас там, наверное, уменьшительных имен-то нет.
— Почему нет, есть, — ответила Мария, передавая ей сложенные треугольниками льняные салфетки. — Просто мне не нравится. А вот Боян мой любит, когда его Бойко зовут, а не полным именем.
Кристина отнесла в столовую приборы и салфетки. Перепоручив раскладывать мужу, сразу вернулась. Мария выдавила улыбку: «Надо быть дружелюбнее. Нормальные они, просто чужие, вот сразу и не понравились. Любопытные, конечно. Люди всегда любопытные».
— И вы, значит, из Румынии приехали сюда? — продолжила допрос Кристина.
— Из Болгарии, — поправила ее Мария. — Да и было это так давно, что не считается. Помоги с противнем. — Мария распахнула створку духовки, выпустив пряный и горячий пар.
— О, как пахнет! — выдохнула Кристина. — Невероятно! Скорее бы попробовать! Тоже хочу так научиться готовить. А вы кулинарную книгу свою, часом, не оставите?
Вместе они переложили гуся на фарфоровое блюдо, но сразу унести его Мария не позволила.
— Обожди. — Она взяла нож, бросила взгляд в сторону столовой и, убедившись, что Бойко не смотрит, быстро отсекла гусю голову.
— А зачем тогда с ней готовили? — удивилась Кристина. — Отрезали бы сразу. Или это рецепт такой?
— Голова Мамниче[1] положена. Чтоб дома ладилось, все здоровы были, лиха не знали, — прошептала Мария.
— Чего? — Кристина удивленно подняла бровь.
— Мамниче-хранителю, — терпеливо повторила Мария, — всегда ему голову надо отдавать, когда тушу готовишь. Такая традиция.
— А, типа домового, что ли? — Кристина заулыбалась.
Мария снова глянула в сторону столовой. Бойко был занят: рассказывал Андрею, как правильно топить камин.
— Пойдешь со мной Мамниче кормить?
Кристина кивнула, заинтригованная.
— Куда? — окликнул Бойко, когда женщины шмыгнули мимо к дверям.
— Сад покажу. — Мария спрятала гусиную голову в рукав.
— В темноте? — нахмурился тревожно Бойко. — Может, лучше завтра?
— Да пускай! — Андрей фамильярно хлопнул его по плечу, отчего Бойко вздрогнул. — Моя тоже цветы любит, все подоконники заставила. Теперь будет где с ними возиться.
Мария провела Кристину мимо цветника, на который падал свет от горящих на террасе ламп. Дальше сад тонул в лесной ночи. Сразу заворочался под кустом Дунай, заскулил.
— Тебе потом принесу поесть, — пообещала ему Мария. — Сиди тихо.
— Куда идем-то хоть? — Кристина достала из кармана телефон, включила на нем фонарик и направила луч на деревья, отмечающие границу участка. — Тут тьма такая, даже тропинки не видно.
— Убери. — Мария заслонила свет. — Спугнешь. Постой пять минут, пусть глаза привыкнут.
Она первой прошла к деревьям, села на корточки и протянула руку с лежащей на ладони гусиной головой:
— Мамниче, ела да се покажеш[2], приходи, возьми угощение. За работу твою, за защиту дома прими благодарность.
По земле зашуршало. Трава качнулась, задвигалась. Лес выдохнул — прелыми листьями, подмерзшим болотом, тошнотворно сладкой гнильцой, как из хищной пасти.
— Так… — занервничала Кристина и отступила на шаг. — Честно скажите, вы тут зверье какое-то лесное прикармливаете? Надо было раньше предупреждать, я животных не люблю, у меня аллергия…
— Тихо! — шикнула Мария, подвинула ближе к земле раскрытую ладонь с угощением.
Черная треугольная голова показалась над травой. Блеснули в темноте хищные глаза. Змея потянулась к руке Марии, но замерла, заметив рядом чужую. Угрожающе зашипела, спружинилась.
Кристина взвизгнула. От неожиданности Мария выронила гусиную голову. Зашелся хриплым лаем Дунай. Змея исчезла, а к женщинам уже бежали со стороны дома: Андрей, освещая путь телефоном, потом агент по недвижимости. Позади всех, ссутулившись, шел Бойко.
— Что случилось, что такое? — Андрей схватил Кристину за плечи и несколько раз встряхнул.
— Змея! Фу! — снова взвизгнула она.
Бойко взглянул на жену. Мария опустила глаза. Гусиная голова осталась лежать в траве.
— Тут же лес, ну серьезно! — Андрей раздраженно толкнул Кристину на дорожку, ведущую к дому. — Договорились же, что не станешь из-за всякой крысы истерить…
— Это не крыса, это гадюка! Я видела! А если укусит?
— Идем. Это все решаемо, от змей потом избавимся.
— Ну зачем? — тихо спросил Бойко у Марии. — Не потерпеть было?
— А вдруг опять не получится? Хотела сразу проверить. Чтобы не надеяться зря.
— Потерпи. Всему свое время.
Мария обиженно засопела.
— Мы всё решили. — Напомнил Бойко. — Всё давно спланировали.
— Знаю. Прости меня.
Дунай высунул нос из кустов и жалобно заскулил. Мария дернулась, но Бойко ласково подтолкнул ее к крыльцу:
— Сам пса покормлю. Иди в дом.
Молодые люди уже сидели за столом. Кристина уплетала пирог и с восторгом поглаживала золоченый край фарфоровой чашки, как будто не визжала от страха несколько минут назад.
— А посуду оставите? — заискивающе спросила она у Марии. — Или с собой заберете?
— Оставлю. — Мария села на стул, взяла кусок пирога. Покрутила в руках, но есть не стала, вернула на тарелку. — Хорошо, что вам нравятся старые вещи. О них надо заботиться.
— В квартире тоже посуда есть. — Поспешил вмешаться Андрей. — Попроще, конечно, современная.
— Да-а-а! — протянула Кристина с набитым ртом. — Классный «икеевский» набор, кстати, очень практичный.
Бойко хлопнул входной дверью, с кряхтением разулся и прошел к столу. Положил руку на плечо Марии.
— Надеюсь, ужин вам понравился, — обратился он к гостям. — Как закончите, поднимайтесь наверх. Мы подготовили спальни на втором этаже.
— Так сразу? — разочарованно спросила Кристина. — А дом показать?
— Я, например, устал и спать хочу. А дом осмотрим с утра, — сказал риелтор, с аппетитом вгрызаясь в гусиную ногу. — Если все устроит, сразу подпишем бартерный обмен.
— А вы квартиру сначала не хотите посмотреть? — спросила Кристина, но Андрей толкнул ее локтем. Мария отвела глаза. Бойко сделал вид, что не заметил.
— Видели фотографии. Нас устраивает. В нашем возрасте много места не надо.
— А наследники? Внуки? Они не против?
— Прямых наследников нет, я же упоминал. — Риелтор вытер жирные пальцы о салфетку. — Сделка чистая.
— Повезло нам, — заулыбалась Кристина и получила еще один тычок от мужа. — Мы, кстати, тоже чайлдфри.
Мария и Бойко молча переглянулись.
— Ну что, все наелись? — Андрей поспешил разрядить обстановку. — Давайте с уборкой поможем.
— Не надо. — Мария встала из-за стола. — Бойко вас наверх проводит, покажет спальни. А я тут сама управлюсь.

В кровати Мария ворочалась. Сон не шел.
— Спишь? — спросила она Бойко и зашептала, не дожидаясь ответа. — А мне страшно. Если Мамниче не понравятся? Если не подойдут? Если…
— Завтра узнаем. Спи, душа моя.
— Не могу. Пойдем по саду погуляем.
— Нельзя. Напугаются, если увидят. Вот приедем в город и там погуляем по-настоящему. Везде, где захотим. Потерпи.
Он молча притянул ее к себе. Мария несколько минут лежала неподвижно, потом поцеловала мужа в щетинистый подбородок и села.
— Пить хочу.
— Нечего, пусто в погребе. Забыла?
— Я воды глотну, помогает. Тебе принести?
— Не надо.
Нащупав босыми ногами тапочки, Мария встала. У двери оглянулась на Бойко:
— Я скоро вернусь.
Мария шла медленно, опираясь рукой о стену. Чувствовала все неровности, каждый выступ и трещинку в перегородках. Дом казался родным, как собственная плоть и кровь, отзывался теплом в пальцы.
У лестницы автоматически включилась лампа, реагируя на движение. Бойко поставил ее тут пять лет назад, после того как Мария едва не упала со ступенек в темноте. Старость медленно выедала из тела ловкость и силу. Мария вздрогнула, поймав собственный взгляд в настенном зеркале. Зрение тоже ухудшилось, но глаза оставались пронзительно голубыми, почти прозрачными, как много лет назад. Только кожа вокруг покрылась сеткой мелких морщин, будто фарфор трещинками.
— Ох, Бойко, — прошептала Мария, отводя глаза от зеркала. — А правильно мы решили? Точно надо нам в город, стоит оно того? Тут все свое уже, безопасное. А там поди знай.
Сердце сжалось от предчувствий. Пить расхотелось. Она повернула обратно к спальне, свет на лестнице щелкнул и погас. Мария остановилась, прислушиваясь. Показалось, скулит в саду Дунай, не привыкший к цепи. А потом донеслись до ушей приглушенные голоса со стороны гостевой спальни.
Не сдержав любопытства, Мария на цыпочках подошла к двери.
— Стремно как-то, — говорила Кристина вполголоса. — И старики эти стремные. Ну ладно собака, фиг с ней, в деревнях у всех собаки. Но змея, говорю тебе, я видела. Нормальная бабка станет змею прикармливать?
— Какая разница? — лениво пробурчал Андрей. — Они завтра умотают со своими порядками, пса заберут, а остальную живность мы быстро разгоним. Забор поставим, замки повесим.
— Что-то с ними не так, понимаешь? С этими румынами.
— Болгарами.
— Да одна фигня.
— У тебя паранойя. Старики как старики. Ну чудят. Еще бы, если в лесу всю жизнь просидеть, не так зачудишь.
— А зачем она мне про вилки сразу сказала, что нержавейка, а не серебро? Я даже не спрашивала, просто посмотрела, а она сразу…
— Может, испугалась, что ты стырить решила. Все, я спать.
— Зачем мне красть, если они и так всё оставляют?
Характерно скрипнула кровать — Андрей перевернулся на другой бок, отворачиваясь от жены:
— Хорош. Давай спать.
— А еще тут странно пахнет. — Не унималась Кристина. — Неужели не чувствуешь? Я, пока разувалась, почуяла от досок на полу и потом еще на кухне. Как будто мертвечиной из подвала. Запах старый, застоявшийся. Его ни с чем не спутаешь.
— Да ладно! — снова затрещал старый матрас, Андрей сел на кровати. — Черт, я думал, мне показалось… Парилка нюх здорово сбивает. Чего сразу не сказала?
Мария зажала рот руками и отступила от двери. Предательски скрипнула половица под ногой, как будто дом вместе с хозяйкой испугался и потерял осторожность.
В гостевой спальне повисла тишина. А потом дверь резко распахнулась. Кристина стояла на пороге в комбинации, кружевные бретели которой странно контрастировали с не по-женски мускулистыми плечами.
— Тоже не спится? — спросила она Марию, и выбеленные зубы блеснули в улыбке. — Или привычка такая, по ночам бродить?
Мария опустила взгляд в пол, чтобы не смотреть ей в глаза. Попятилась мелкими шагами, замотала головой.
— Крис! — резко окрикнул Андрей из комнаты. Улыбка сползла с лица Кристины, и девушка медленно закрыла дверь.
Мария метнулась в спальню. Выдохнула с хрипом:
— Бойко! Бойко, они знают!
— Чего еще? — засопел недовольно муж, просыпаясь.
— Знают! Приезжие!
— Про Мамниче?
— Нет, про погреб! — Мария забралась на кровать в тапочках, схватила Бойко за руку и сильно сжала. — Про трупы!
Бойко сел. Недовольно потер лицо, поскреб ногтями щетину на подбородке:
— Может, почудилось тебе, душа моя? Да и не найдут там ничего.
— Она сказала, что почуяла запах. И он тоже. Клянусь, Бойко! Что делать? Где прятаться?
— Зачем прятаться? — нахмурился Бойко. — Что ты задумала еще?
— А вдруг они… охотники?! — выплюнула Мария ненавистное слово.
Бойко посмотрел на перепуганное лицо жены, перевел взгляд на дверь:
— Не войдут сюда охотники, Мамниче не подпустит.
— А вдруг он рассердился на нас, что уехать хотим? И впустил!
Бойко принюхался, широко раздув ноздри:
— Быть не может.
В коридоре заскрипели половицы. Дунай под окном зашелся в яростном лае и резко умолк.
— Они идут, — прошептала Мария. — Слышишь?
— Тут посиди. — Бойко встал, расправил плечи. — А я разведаю пока.
— Нет! — Мария с неожиданной для старой женщины прыткостью метнулась к выходу из спальни. — Не пущу одного!
Ручка щелкнула. Дверь плавно открылась.
Мария не выдержала первой: зашипела, выпуская из десен острые, длинные, как у гадюки, клыки. Следом ощерился Бойко, широко расставил руки, готовый напасть.
Из темноты на супругов смотрели две пары горящих желтым огнем глаз.
— Упыри! — рыкнул недоуменно массивный зверь и опустил занесенную для удара лапу. Второй, чуть мельче, от неожиданности тявкнул.
— Волколаки! — удивился Бойко.
В наступившей тишине четверо замерли друг напротив друга.
Потом раздались шлепки босых ног:
— Эй! Вы это слышали?
Вспыхнула лампа с датчиком движения. Риелтор остановился посреди коридора, прикрыв рукой глаза. Две черные фигуры — длинные звериные морды, шерсть дыбом на бугрящихся под кожей мышцах — метнулись в тень, царапая когтями половицы.
Риелтор убрал от лица руку и часто заморгал. Посмотрел на неподвижно стоящих в дверях спальни супругов:
— В доме зверь. Вы его видели?
— Нет. Здесь только мы. — Бойко загородил собой жену. — Вернитесь в постель, завтра рано вставать. И тише, пожалуйста.
Риелтор облизнул пересохшие губы:
— Я слышал странные звуки. Слушайте, наверное, кто-то забыл дверь закрыть внизу. Вот животное на запах еды и забрело… Вдруг это волк? Или даже медведь?
Он умолк, втянул голову в плечи, медленно осмотрел коридор. Взгляд остановился в темном углу возле окна:
— Твою мать! Вот он, вот же! Стойте тихо, не двигайтесь. У меня кое-что есть, сейчас…
Дрожащая рука потянулась за спину. Одна из теней в углу дернулась и глухо заворчала.
— Не надо! — вскрикнула Мария и рванулась вперед, но Бойко ее удержал. — Это… это наша собака, Дунай!
Словно услышав свое имя, Дунай под окном зашелся истеричным воем. Звякнула натянутая до предела цепь. Риелтор нервно дернулся:
— Спрячьтесь. У меня есть оружие. — Не сводя глаз с темного угла, он поднял короткоствольный пистолет.
— Всегда с собой пистолет носите? — спросил сердито Бойко. — Вы не предупреждали об этом, когда с нами о приезде договаривались.
— У меня лицензия. Не бойтесь, хорошо стреляю. Главное, стойте где стоите.
— Не надо! — еще раз попросила Мария. — Пожалуйста, вернитесь к себе, мы сами…
Силуэт в тени угрожающе двинулся, увеличился в размерах и разделился надвое.
— Твою ж… — выдохнул риелтор и пальнул. Утробный рык в углу смешался с коротким взвизгом. Мария не выдержала, зашипела громко, как дикая кошка. Черты лица исказились: обострились скулы, неестественно вытянулась челюсть, полная нечеловеческих зубов, сверкнули красным пламенем глаза.
— Нельзя с оружием в мой дом! — От крика зазвенели стены.
Риелтор снова выругался. Руки у него затряслись, ствол пистолета дернулся в сторону:
— Вы… вы… что…
Бойко молниеносно оказался рядом. Вышиб из руки пистолет и одним движением свернул мужчине шею. Оглянулся на жену:
— Не охотник он. Зачем себя показала?
— А зачем он стрелял? — огрызнулась Мария, и ее лицо тут же вернуло себе человеческие черты. — Разве с оружием в чужой дом ходят?
Бойко хмыкнул. Посмотрел в сторону выступивших из тени оборотней:
— Целы?
— Может, и не охотник, а стреляет нормально, — прорычал Андрей и выплюнул пулю. Глухо звякнув, она покатилась по полу. — Хорошо, что не серебро.
— А у нас тут нет нигде серебра. — Мария отвела глаза, чтобы не смотреть, как деформируется мохнатая туша волколака, возвращаясь к человеческому облику. — Безопасное все.
— А зеркала как же? — тихо спросила Кристина. Звериные черты растаяли, как воск, кожа влажно блестела. Клок черной шерсти, прилипший к щеке, она небрежно стряхнула на пол, а наготу прикрыть и не подумала. — Разве вы в зеркалах отражаетесь? Да и не похожи вы, баба Маша… То есть Мария… Упыри стареют?
— Случается, что стареют, — ответил за жену Бойко. — А зеркала раньше другие были. С серебром. Вы зачем напасть хотели? Что вам не понравилось?
— Поесть бы. После обращения аппетит зверский, — перевел тему Андрей, взял Кристину за руку и повел к спальне. — И это… Извините. — Он указал в сторону неподвижного тела. — Мы думали, он крепко спит и нас не заметит.
— Встретимся в столовой, там и поговорим, — согласился Бойко, взваливая труп на плечо. Потом оглянулся на Марию: — Оденься, душа моя, и спускайся тоже. Ты пить хотела. Сцежу кровь, пока не остыла.

На этот раз атмосфера за столом была иная. Мария откинулась на спинку стула, пила из бокала маленькими глотками. Бойко осушил свой залпом и теперь сидел неподвижно, рассматривал гостей. Андрей без стеснения доедал остывшего гуся, и только Кристина выглядела смущенной: теребила пальцами край скатерти, уворачивалась от прямых взглядов.
— Спросить хочешь — так спрашивай, — сказал ей Бойко, когда она в очередной раз отвела глаза.
— Вы про нас сразу поняли? — не стала тянуть Кристина. — Встречали раньше оборотней?
— Встречал, — ответил Бойко. — С сородичем вашим всю войну бок о бок прошел, верный был товарищ. Вас, правда, сразу не признал. Старый стал, чутье не то уже. А душа моя, — он глянул на Марию, усмехаясь, — так вообще решила, что вы охотники и убить нас пришли.
— А запаха и нет! Мы его давно научились скрывать. Крис маслами всякими пользуется, а у меня — вот… — Андрей достал из кармана вейп и положил на стол. — Этот дым кому хочешь чуйку перебьет.
— Умно, — согласился Бойко. — А главное, работает.
— Я про вас сразу поняла. — Кристина снова занервничала и смяла в руке льняную салфетку. — Ну то есть не то, что вы упыри… а вообще, что нелюди. Непонятно было, зачем вам тогда в город… и дом такой большой на квартиру менять. Вот мы и… мало ли.
— Трупы в подвале, значит, все-таки были? — Андрей покосился на бокал в руках у Бойко. — Честно скажите: случайно захожие или вы их специально отлавливали?
— Захожие, — соврал Бойко не моргнув глазом и поставил пустой бокал на стол.
Во дворе снова завыл Дунай. Мария посмотрела на мужа, вздохнула:
— Жалко пса. Давай в дом впустим.
— Ой, не надо, пожалуйста! — Кристина замотала головой. — Нас зверье не любит, сами понимаете. Особенно собаки! И что теперь с нашим бартером будет? Раз агента по недвижимости вы уже допиваете.
— А что будет? Мы по-прежнему в город перебраться хотим. Так ведь, душа моя? — Бойко взглянул в глаза жене. Мария поджала губы и не ответила.
— Договор составлен, с печатями. Подписи надо поставить. — Андрей огляделся, высматривая портфель риелтора. — Скажем, что наш агент укатил сразу, а куда — знать не знаем. Вот только с машиной что делать?
— Неподалеку озеро есть, — сказал Бойко. — А вокруг болото топкое. Там точно искать никто не будет.
— Тогда решено! — Андрей протянул через стол ладонь для рукопожатия. — Сделаем, пока не рассвело. А потом документы подпишем.
— Ничего не решено пока! — занервничала Мария. — Нам бы обговорить сначала наедине, раз вы не люди оказались… Свои вроде как. А какие сделки со своими?
— Нечего обговаривать, — перебил ее Бойко. Сверкнув глазами, протянул руку Андрею в ответ. — Так даже лучше.
— И я так думаю. — Андрей широко улыбнулся. — Со своими дело проще иметь, чем с людьми.
Мария горестно вздохнула, подчиняясь решению мужа.
— Лучше так лучше, как скажешь, любовь моя.
— Вы так и не ответили, зачем вам в город, — вмешалась Кристина. — Разве тут нелюдям не безопаснее?
— Пора за дело. — Бойко встал из-за стола, оставив без ответа заданный вопрос. — Мы приберемся и документы подпишем. А вам, хозяюшки, — он стрельнул глазами в сторону Марии, — тоже есть чем заняться.
Оживленно переговариваясь, как старые знакомые, мужчины оделись и покинули дом. Мария не спеша убрала со стола, сложила грязную посуду в раковину, напоследок слизнув с края бокала подсохшую кровь.
— Вас не раздражает, когда он командует? — спросила ее Кристина.
— Кто?
— Ну, муж ваш. Вы вроде хотели что-то еще обговорить, а он сам решил, и все.
Мария отвела глаза:
— Когда любишь, не грех и послушать иной раз любимого. Не всё же на себя одеяло тянуть.
— Вы, наверное, долго уже вместе?
— Долго.
— Счастливы?
— Да.
Пока Мария гремела посудой, Кристина с нескрываемым любопытством осматривала кухню.
— А это что? — Она дотронулась пальцем до стоящей на полке кованой фигурки. Змея выползала из разбитого яйца, закручивалась восьмеркой и скалила острые зубы. — Оберег какой-то?
— Символ Мамниче. — Мария закончила с посудой и вытерла руки о полотенце. — Того, кто от беды хранит, охотников отведет от дома, с голоду умереть не даст. Он много лет нас берег.
— Это вы ему в лес голову гуся носили, значит?
— Да.
— И как вы без него в городе будете? Не заберете же с собой.
— Любопытная ты какая! — вздохнула Мария. — А вот дай я полюбопытствую тоже. Скажи, как у вас, волколаков, со здоровьем? Сколько живете, скоро ли старитесь?
— На здоровье не жалуемся, — хмыкнула Кристина. — Живем долго. Болезни не берут. Ну старимся, да. Но тоже не как люди, гораздо позже.
— Это хорошо. — Мария склонила голову набок, рассматривая девушку. — И тела у вас сильные. Прав Бойко, вы лучше подходите.
— Подходим для чего? — не поняла Кристина.
— Для жизни здесь. Не заберем мы Мамниче. Оставим. Это часть дома, а раз дом будет ваш, то и Мамниче тоже.
Кристина снова занервничала, опустила глаза:
— Слушайте, баба Ма… То есть Мария. Вы мне тогда расскажите про этого своего Мачи… как…
— Мамниче.
— …как с ним ладить. Потому что мы тоже так хотим жить, как вы. Долго и в согласии.
— Ладно, — кротко согласилась Мария, словно только этого и ждала. — Одевайся, пошли.
— Прямо сейчас? Куда?
— Ты хочешь стать хозяйкой этого дома. Чего тянуть?
— Хочу. Но, может, Андрея подождать?..
— Это женская часть сделки. У них — своя, мужская.

На этот раз Мария повела Кристину дальше, в глубь смыкающегося с лесом сада. Рассветные сосны пахли приближающейся осенью, сыро и сладко; скрипели пушистыми верхушками, словно переговариваясь вполголоса. Мария слушала их и кивала.
— Участок какой большой! После города кажется, что половина леса, а не сад. А сколько лет дому? — спросила Кристина, ежась от утренней прохлады. — Выглядит старым. Не подумайте, я не придираюсь. Чтобы знать, что ремонтировать. Забор все равно будем ставить, можно сразу еще кое-какие стройматериалы прихватить…
— Не знаю, — отозвалась Мария, не глядя на свою спутницу. — Его не мы построили. Когда приехали, он такой же был, как сейчас. Ты не бойся, дом крепкий, зачарованный. Мы с Бойко ведь его не просто так во владение получили, а тоже меной. По-другому его передать нельзя.
— Вот как? — удивилась Кристина. — А на что вы его обменяли?
Мария остановилась, потом прислонилась к широкому сосновому стволу:
— Знаешь, как появляется Мамниче? У нас на родине говорят, что ведьма должна взять яйцо черной курицы, обкатать им мертвого младенца, но чтоб тому было семь месяцев, ни днем больше, ни днем меньше. А потом носить это яйцо под мышкой сорок дней. Тогда из него вылупится Мамниче.
Кристина недоверчиво хмыкнула, а Мария продолжила:
— Сначала Мамниче слабый, как ребенок. Ведьма его кормит своей кровью и коровьим молоком. Чем старше и сильнее ведьма, тем могущественнее будет Мамниче.
— А потом?
— Находит хозяина. Заключает договор. Как с нами много лет назад. Сделка не навсегда, ее можно разорвать.
— Звучит вроде не страшно. И что нам нужно будет ему взамен отдать?
— Только тебе. Пустяк, разговоров не стоит. Будешь с мужем жить долгие годы в согласии, сытости и безопасности. Мамниче все для вас сделает. Исполнит твои желания. Но помни, что всякому новому желанию есть цена.
— Поэтому вы состарились? — догадалась Кристина. — Заплатили ему за что-то молодостью!
— Да. Но тебе это не грозит, если не станешь просить о сложном.
— Например?
— Например, оживить мертвого.
— Он и такое может?! И кого вы попросили оживить?
Мария оттолкнулась от сосны. Села прямо на мокрую от росы траву, расправив юбку. Жестом указала Кристине сесть рядом.
— Пса своего, Дуная.
— Вы отдали молодость за жизнь собаки? — поразилась Кристина. — И свою, и мужа?
Мария вздохнула:
— Не важно. Ведь ты не станешь о таком просить, ты другая. Что бы сейчас ни произошло — не пугайся. Это и будет договор, который свяжет тебя с Мамниче.
Кристина собиралась спросить что-то еще, но Мария приложила палец к губам. Потом зашептала нараспев, и лес, казалось, повторял за ней шуршащим эхом каждое слово:
— Ела и ме пусни. Доведох ти нова господарка, млада и силна. Приеми я, погрижи се за нея и ме остави да си продължа по пътя[3].
На рассветное солнце набежали тучи. Мелко задрожали листья на деревьях. Из нутра леса дохнуло гнилью и прелостью, земля перед женщинами дрогнула и выпустила из себя треугольную голову змеи.
— О боже… — пробормотала Кристина и подалась назад, но Мария вцепилась ей в плечо, не давая встать.
Мамниче, извиваясь, выбрался на поверхность. Комья сырой земли ссыпались с черного глянцевого тела, веки задрожали, а потом распахнулись ярко-желтые глаза. Приподнявшись на конце хвоста, змея оказалась напротив лица Марии.
— Пусни ме… пусни… — зашептала Мария и вдруг резко толкнула Кристину вперед, так, что та едва не упала лицом на землю. — Вземете я, къщата вече й принадлежи[4].
Мамниче зашипел. Медленно, скручивая туловище кольцами, изогнулся и посмотрел в лицо Кристине. Девушка зажмурилась.
— Размяна[5], — выдохнула Мария и дернула Кристину за руку. — Скажи ему, скажи сама, что согласна! Сделка!
— Сделка… — едва слышно повторила Кристина, не открывая глаз. — Я согласна.
Змея плавно моргнула. А потом резко метнулась и укусила Кристину за запястье.
От неожиданности девушка взвыла и упала на спину, задергалась в конвульсиях. Мария изо всех сил прижала ее за плечи к земле, не давая ускользнуть. Змея погрузила зубы глубже в плоть, выпустила яд. А потом медленно отползла, снова погружаясь под землю.
Когда мох сомкнулся над змеиной головой, Мария не сдержала всхлипа, отпустила Кристину и поднесла ладони к лицу. Старый, переспелый яд выступил через поры на морщинистой коже. Как пожелтевший бисер, блеснул в лучах вновь появившегося в небе солнца и стек вниз, будто живой, где его тут же поглотила земля.
Кристина застонала, поднимаясь. Мария бережно подхватила ее за локоть, но девушка сбросила с себя чужую руку.
— Не трогай… меня… — прорычала Кристина почти по-звериному. Взбугрились мышцы на спине, силясь обратиться, выступила черная шерсть. Мария на всякий случай отстранилась, замерла поодаль. — Ты знала… знала! И не сказала! — Кристина, тяжело дыша, поднялась на ноги. От яда ее зрачки расширились, тело сотрясала дрожь. — Знала, что он укусит меня… попытается убить!
— Но ты не умрешь. — Мария склонила голову, признавая свою вину. — Пока остаешься на этой земле и в этом доме. Мамниче теперь служит тебе и твоему мужу. Твоей семье и всем, кого ты назовешь семьей.
— Что это значит? — Кристина оперлась о древесный ствол. Дыхание выровнялось, но руки и ноги все еще дрожали. Волколачье тело справилось с ядом, приняло сделку.
— Значит, здесь вы будете счастливы и в безопасности. Взамен ты не сможешь покинуть это место. Шаг за пределы — и яд Мамниче начнет действовать. Это цена договора. Если бы я сказала, ты бы не согласилась. Мне жаль. Но иначе нам с Бойко отсюда не уехать. Мы уже пробовали, ничего не выходило. Люди яда Мамниче не выносят. Бойко прав, нужен был кто-то из своих. Нелюдей. На этот раз нам повезло.
— Те трупы в подвале… Не ваших жертв, верно? Тех, кого вы подсовывали этой змее, когда пытались разорвать договор.
— Не только, — сказала Мария. — Все же мы упыри, не забывай. Но ты умная. Будешь хорошей хозяйкой. Заботься о доме, я очень любила его.
Кристина фыркнула зло, как будто плюнула. А потом, качаясь, побрела в сторону дома. Мария, держась в стороне, последовала за ней.
Губы против воли улыбались. Все в ней ликовало, сердце ритмично выстукивало по слогам: сво-бо-да! Не было больше цепей, приковывающих ее к этой земле. Собственное тело казалось легким, как пушинка, а заросший сад — незнакомым, словно дом сразу отверг бывшую хозяйку.

С крыльца спускались Бойко и Андрей. Завидев женщин, Бойко остановился, а Андрей, наоборот, прибавил шагу навстречу.
— Что с тобой? — Он попытался взять за руку Кристину, но она дернулась в сторону. Озлобленно взглянула на Марию, потом на Бойко. Вместо ответа хрипло спросила:
— Подписали документы?
— Да. — Андрей похлопал себя по куртке, где за пазухой лежали документы. Бойко показал ключи от квартиры и спрятал в карман. — От машины риелтора тоже избавились. Тут такое болото! И озеро! Как с картинки. И поле рядом, со стадион… Красота!
— Рада, что тебе нравится. — Кристина отвернулась и медленно поднялась по ступенькам. Проходя мимо Бойко, грубо задела его плечом. — Пошли в дом. А вы… оба. Убирайтесь с моей территории. И псину прихватите.
Андрей изумленно посмотрел вслед жене, перевел взгляд на Бойко:
— Что произошло?
— Иди с ней и не волнуйся. Все у вас хорошо будет, — откликнулся Бойко.
Андрей непонимающе повел плечами. Потом заторопился за Кристиной.
Мария наблюдала в стороне, обхватив себя руками. Когда пара волколаков скрылась в доме, сказала мужу:
— Спусти Дуная. И пойдем, до города путь неблизкий.
— А не замерзнешь? Вещи взять никакие не успели. — Бойко подошел к шиповнику, под которым прятался на цепи пес. Одним движением отстегнул карабин. Дунай, радостно тявкая, завертелся вокруг хозяина, а потом подлетел к Марии и облизал ее протянутые ладони. — И запасов крови нет. А нам нужно есть, чтобы одолеть такой путь.
— Ничего. По дороге кто-то да попадется. Дунай для нас, как всегда, добычу загонит. — Мария ласково потрепала пса по голове.
— Как скажешь, душа моя. — Бойко взял жену под руку.
Мария вдохнула полной грудью перед тем, как выйти на дорогу. Замешкалась, не веря, что действительно это делает. Лес вокруг стал непривычно чужой, будто говорил теперь на другом, недоступном ей больше языке. Первый шаг отозвался паникой, второй — покалывающей в пальцах тревогой. Третий вышел сам собой, а дальше страх растворился в волнующем предвкушении.
Сопровождаемые псом, Мария и Бойко миновали невидимую границу. Дом остался стоять неприступной, вросшей в чащу громадиной, и шепчущие сосны сомкнулись над его крышей.

Десятая жизнь
Андрей Миля

Звезды меркли, точно рассвет слизывал их с небосвода. Блекла рогатая луна. Ветер облетал село, скрипел ставнями, шелестел листвой. Ночные твари прятались по норам, могилам да по душам пропащих.
Васька спал и видел грезы о прошлой жизни, когда в предрассветных сумерках из-за печи выскользнул силуэт, маленький и коренастый. Он бесшумно подкрался к спящему. Рука с растопыренными пальцами хищной тварью потянулась к Ваське и… цапнула за хвост.
Васька зашипел, ударил лапой, но лишь вспорол воздух — домовой уже хихикал за печкой. В ответ на бранное «мяу» покровитель дома пробубнил примирительное «не дождешься». Так и порешили, и расстались миролюбиво.
Черный кот машинально облизнулся, спрыгнул с печки и стал лакать из блюдечка молоко. Хата наполнилась урчанием.
Домовой, все еще похихикивая, подошел к нему и запустил пальцы в холку. От почесывания Васька заурчал еще сильнее.
— Пей, друже, пей. Что б я без тебя делал! Но на дитятко сердито так больше не косись. Знаю, шумный он, но то ли еще будет. Твой век короткий, тебе невдогад, а я помню, как Иван родился в этой хате, вот тот горлопаном был с первых минут и до самой свадьбы.
Словно в несогласии с этими словами в колыбельке зародился плач, споро переросший в настоящую истерику.
— Ну вот, разбудили. Сейчас Маруся встанет. Ты, если время будет, сходи к речке. Поспрашивай там про водяного, выздоровел он или как. А то смердеть перестало оттуда.
Заскрипели полати.
— Все, пора мне, друже. — С этими словами домовой дернул Ваську за хвост и, хихикая, метнулся на свое законное место.
Васька быстро управился с молоком. Мяукнул. На зов тут же прибежала мышь. Он аккуратно взял ее в рот и уселся под дверью, ожидая, когда хозяин похвалит и выпустит на улицу.
* * *
Улица встретила кудахтаньем, мычанием, дальним гавканьем и редкими голосами людей.
Как только дверь захлопнулась, Васька выпустил мышь. Та посетовала, что в винограде завелся ужасный змий, и попросила поиграться с ним по-своему, по-кошачьи. Васька согласно мяукнул. На том и разошлись.
Они еще в прошлом месяце заключили договор. Мышь не шкодит и отваживает других мышей. Васька же почти каждое утро ее «ловит», тем самым оправдывая свое пребывание в хате.
В винограде что-то зашуршало, но Васька решил оставить на вечер «забаву» со змием.
Он сел на ступеньку, оттопырил в небо заднюю лапку — знак исповедания веры в Котобога — и, делая вид, что вылизывает низ живота, заурчал короткую молитву.
Все животные — от людей до тли — имеют своих богов. Коты поклоняются Котобогу. Коровы — Млечному Быку. А блохи — Блоху.
Спустившись со ступенек, Васька принюхался. Из-под земли тянулся слабый аромат чеснока. По велению домового Васька зарыл там целую головку еще в пору Марусиной тягости.
Четвертой.
Первые две оборвались на середине срока: одна в поле, другая той ночью на зеленые святки, когда Ивана соблазнила мавка.
Третий ребеночек вылез из утробы на девятом месяце. Мертвый. Припало это все на ту же русальную неделею. Иван так и не уразумел, что это была плата за его прошлогоднюю измену. Не увидел, как из мертвого тельца явилась лоскотуха — порождение той мавки, что возлегла с ним на берегу Сейма. Домовой бешеным зверем выскочил из-за печки, вцепился в тощую шейку и душил новорожденную навь, пока та не истаяла в воздухе.
Теперь же по всей хате и вокруг были спрятаны разномастные обереги. Они, конечно, и раньше тут водились, но не в таком разнообразии.
Васька изогнулся до хруста в косточках и пошел по селу.
На крыше одного кривобокого сараюшки встретил ученого Хвостика. Поздоровался с ним уважительным «мяу». Хвостик хоть и на год младше Васьки, но это только в этой девятой жизни. Разумеется, если верить ему на слово. Иногда коты могли приврать не хуже человека.
Ваське вот снились шесть жизней, поэтому и считал до поры до времени, что проживает шестую. Первая жизнь была самой сладкой. Был он любимчиком фараона: и кормили, как божка, и гладили, как божка. Во второй жизни был диким котом, не встречавшим людей. В третьей во время праздника посадили его французы в железную клетку к сородичам да под веселый гомон опустили ее в костер. Следующие две жизни были под стать нынешней. Позапрошлую он в этом же селе прожил, правда на другом его конце, у одинокой, бездетной старухи.
Тут справедливости ради стоит уточнить, что коты не все свои жизни за один сон видят, а лишь куцые обрывки. Обычно к году пятому набирается у них снов, чтобы примерно понимать, что там было. В Васькином же случае со снами домовой подсобил, хотя и не без лукавства. Не хотел сперва расстраивать, что еще три жизни Васька и не пожил толком. В одной мамка его сразу после того, как окотилась, померла, а котят следом голод прибрал. В другой глаз открыть не успел, как хрустнул под ногой хозяина. А в еще одной этот же хозяин утопил его.
Однако заметил домовой, что Васька излишне легко стал к жизни относиться, испугался и рассказал, что это девятая.
С тех пор Васька с Хвостиком стали на селе уважаемыми котами.
Помяукав с другом о бренном и вечном, отправился Васька дальше.
С отвращением обошел слипшихся суку с кобелем. Специально перебежал носастой бабке дорогу: нравилось ему смотреть, как та всякий раз роняет коромысло с ведрами, крестится, плюет через плечо, визжит хряком резаным и яростно топчет ногами землю.
Вдоволь натешившись уморной сценой, пошел Васька дальше. Но стоило свернуть за хатку с измазанной дегтем дверью, как перехватило дух. Выцепил острый взор притаившуюся под размашистым лопухом Мурку, кошку цвета парного молока.
Ёкнуло в кошачьей груди. Вспомнилось былое.
Как в мае сидели с ней на крыше, прильнув друг к другу, смотрели на луну и мурлыкали нежности. Дали они тогда — белая кошка и черный кот — клятву, схожую с той, что люди в церквах дают, и обвенчало их небо, осыпав лунным серебром.
Как, проходя мимо, она игриво задевала его хвостом. Как называл ее «Сырочком» и облизывал розовый носик; приносил мышей, а иной раз исхитрялся и салом побаловать. Даже курчонка, было дело, цапнул для возлюбленной, да квочка так клювом под хвост ткнула, что от боли чуть не кукарекнул, а курчонок выскочил из раззявленного рта и к мамке под крыло спрятался.
Как, нежно покусывая за загривок, любил ее до изнеможения. Как округлилась Мурка после любовных утех. Разнесло, точно корову, — любо глянуть было. Ходил тогда Васька по селу гоголем, и, казалось, все его уважают — от старосты до жука навозного.
А потом Мурка окотилась. Рыжими выблядками окотилась.
Увидев тогда пушистые комки цвета гарбузяной каши, Васька попятился, зашипел матерно, как черт в церкви на Троицу не матюкается. Застлали слезы очи котячьи. Разлился внутри пламень. Шагнул вперед, дал Мурке по морде, точно врагу клятому, и убежал в закат. Метался, нюхал, мяукал грозно, искал суку-Рыжика. Но тот хахаль Муркин как сквозь землю провалился.
В ту ночь выместил всю злобу Васька на Дружке соседском. Бедный пес в будку забился, а Васька следом зашел и там когти о шкуру собачью точить продолжил. Бил скулящего, пока сил не осталось лишь на то, чтобы уйти на хозяйский сенник и забыться мертвым сном. К нему той ночью домовой пришел. Гладил, шептал успокаивающе да добрые сны в голову подсовывал.
Дружок с той поры в отместку часто оставлял пахучий след у крыльца хозяйской хаты.
Встречал Васька после и Рыжика, и Мурку с потомством, но уже не осталось злости — истлела она, зарубцевалось и порванное сердце.
Однако каждый раз, видя рыжую морду, желал твари пуд блох на яйца или оказаться на барской псарне, а его выблядкам — мешок и полное воды корыто. В самых лютых проклятиях (с плохого настроения) мысленно нарекал Рыжику тесное знакомство с бобылем-Сашком. Про того разная молва средь людей ходила. Молва молвой, а Васька самолично видел, как тот, стоя на оглоблях, с кобылой любился; как чуть было не порвал с охотки гуске гузку.
Васька часто с домовым про Сашка судачили, смеялись и урчали до коликов, мол, понавылупливаются из яиц крылатые Сашки с клювами да полетят по белу свету любвеобильность свою нести.
Сейчас же Васька остановился. Захотелось стереть из памяти былое, начать сначала. Подойти к Мурке, поздороваться, обнюхав где положено, услышать в ответ сладкое мурчание. Но тут рядом с ней появился рыжий котенок, а в следующую секунду прыгнула Мурка и поймала воробушка. Учила чад ублюдочных охоте. Прелюбодеица.
* * *
Гулял Васька почти до самого вечера. Общался с котами, ругался с собаками, гусаку задиристому пригрозил, что если тот и дальше на всех кидаться будет, то бабка его еще до осени на холодец пустит.
Наблюдал, как маленький мальчик тыкал пальцем в сторону креста на церкви и кричал матери, что на нем ангел сидит. Васька мысленно поправлял, что не ангел, а алконост. Но разве ж люди кроме людских наречий (и то не всех) понимают чужие? Да и понимай они, что толку? Мальчишке на вид года четыре, странно, что до сих пор навий видит. Хотя, быть может, просто семя юродства в нем корни пустило.
Алконост же смотрел по сторонам тоскливо, пока не расправил крылья и не вознесся в Ирий.
По пути до хаты Васька задумался, что же там, после девятой жизни, ждет кошачье племя? Царство Котобожие или ничто?
За этими думами чуть не забыл про виноград. Остановился близ него, прислушался. Тишина. Хотел было мяукнуть, мол, время тебе до утра в другое место переползти, но тут открылась дверь хаты, и Васька отложил змеиный вопрос на завтра да юркнул под ногами выходящего Ивана.
В хате что-то поменялось.
Как всегда, пахло кашей, огонек подрагивал на лучине, сдерживая темноту. Маруся кормила грудью младеню. Но чего-то тут недоставало. Будто поменяли что-то, и не понять сразу что.
Позвал домового, тот не ответил. Спит небось, как всегда в это время.
Пришлось обойти все углы, принюхаться, прислушаться. Ответа не сыскалось.
От дурного предчувствия приподнялась шерсть, хвост и вовсе распушился черной елкой. Нужно будить покровителя дома, а то проспит неладное.
Убедившись, что ребенок причмокивает материнскую грудь и ничто ему не угрожает, пошел за печь, едва сдерживая сердитое шипение. За печью близ вороха каких-то лоскутов лежал домовой. Васька зашатался, точно подкошенный.
Выше шеи домового ничего не было. Точнее, было, но не голова с бороденкой и вечной улыбкой на лице, а месиво. Будто телега гарбуз переехала.
Васька кое-как подошел к покойнику, сморгнул влагу с глаз. Беззвучно мяукнул. Лег и уткнулся в мертвого друга. Тот больше не пах стариковской кислинкой. От него несло горечью. А в следующий миг тело домового пошло трещинами и рассыпалось в прах.
Васька понял, что убили того совсем недавно. Зашипев, он вышел из-за печки, готовый встретить ворога мордой к морде или к лицу.
Скрипнула дверь, впуская Ивана.
— Васька! — крикнул тот, увидев неподобающее поведение кота, тем паче когда в хате столь уязвимый младеня. — А ну вон отсюда!
Васька не успел сообразить, что произошло, — тяжелая нога влетела в бочину. Закричала Маруся, расплакался Никитка.
— Зараза, ты на кого шипеть вздумал?
Еще пинок. Васька хотел было ударить в ответ, но вовремя опомнился. Хозяин этим временем схватил его за шкирку, поднял, чуть не стукнув о ведро с надоем, и вышвырнул на улицу.
Васька приземлился на лапы. Бросился обратно, но дверь закрылась перед самой мордой, еще бы секунда — и эта жизнь обратилась бы в сон. Остановился. Жалобно мяукнул: бочина полнилась тупой болью. Стало тяжело дышать. Чуть успокоившись, спустился со ступенек и принюхался. Чесноком больше не пахло. Начал рыть. Прорыл дальше, чем нужно, но так и не нашел спрятанную головку. Кто? Хозяин по глупости? Не важно!
Кто же проник в дом и почему не сработали другие обереги? Словно охотничий пес, начал нюхать землю, метаться, ища подсказки. Юлил близ крыльца, но, кроме знакомых запахов, ничего больше не нашел. Мышь, Дружок, хозяева… а это что? Отчетливо уловил он запах змия.
Вздыбилась шерсть. Вылезли когти, оскалились зубы.
Бесстрашной поступью двинулся он к винограду, не собираясь щадить даже ужат, если бы таковые там оказались.
Смрад смерти вполз в нос раньше, чем глаза увидели поруганного змия. Складывалось ощущение, что тот выблевал себя наполовину. Но пусть кошачий ум и слабее людского, хотя далеко не всегда, Васька понял, что на самом деле кто-то вывернул ужа наизнанку. Не полностью. Лишь до середины явив миру розовое нутро. Васька обнюхал убиенного. От того несло уже знакомой горечью.
Бросился к хате, прыгнул к окну и… зашипел, оскалившись.
Из ведра с надоем тянулись вверх серые руки. Три. Две толстые и тонкая. Толстые тонкую схватили да утащили обратно в молоко, затем снова выпрямились. Начали вокруг щупать воздух, пока не нашли край ведра. Вцепились в него и потянули наружу навь мерзкую.
Сперва голова показалась. Без глаз, без ушей. Следом сразу пузо, как у попа. А за ним — ноги в полфута, да такие тоненькие, что прутики. И когда навь вышла из ведра (как только ноги эти голову с пузом выдерживали!), на кривой ее морде раззявился рот безъязыкий, пустой.
Не ведая об опасности, Иван так не вовремя проходил мимо. Навь тут же прыгнула ему на плечи, опоясала ногами шею, точно удавкой диковинной, в три петли и прильнула ртом к уху.
Васька сразу понял, что это злыдень. Рассказывал домовой про этих духов.
Этим временем из ведра еще один вылез. Меньше первого раза в два и безногий. Он сразу пополз к Марусе — видать, по запаху чуял, где она. Вцепился в ногу, открыл рот и выпустил тонкие нити, которые побежали по телу вверх: какая под исподнее забралась, какие — в рот и уши с носом, даже в глаза пара вонзилась безболезненно.
Васька застучал лапой в стекло. Да разве ж люди поймут, чего он хочет?
Иван подлетел к окну, зыркнул глазами, так непривычно злыми, да как закричал, как ударил, что аж трещина перед котьей мордой расползлась. Васька спрыгнул на землю. За стеной началась ругань на фоне детского плача, и стало темно.
Под вздыбленной шерстью гудели злость и ярость, не давая собраться с мыслями.
Как с ними бороться? Плотские когти не всегда дух вспороть могут. С досады Васька ударил по молодому лопушку так, что тот разлетелся зелеными кусками. Легче не стало.
Тем временем в хате запалили новую лучину. Васька подпрыгнул. Вцепился передними лапами за бревно под окном и подтянулся тихонько — не дай Котобог хозяин увидит. Нутро хаты он начал видеть с потолка, а больше и не надо было.
На потолке лежала тень, будто кто-то ее там аккуратно размазал. Стоило Ваське посмотреть на нее, как начала она стягиваться с краев в середину, густея и поднимаясь черным тестом, пока не подобралась и не спрыгнула вниз.
Васька, забыв о хозяине, взобрался на бревно. Тень уже успела обернуться горбатой старухой и направиться к колыбельке. Память голосом домового зашептала о криксах-вараксах и ночницах.
Иван бранил жену за невкусную кашу. Хотя на деле-то его устами ругался толстый злыдень. Маруся же смотрела на мужа проколотыми глазами и дивилась, как могла за такое ничтожество замуж выйти. А прицепившийся к ее ноге худой злыдень жирел на глазах, аки клещ.
Крикса же склонилась над младеней, облизнула его личико холодным языком, распеленала, сунула половину ножки в рот и зачмокала. Лишь за долю секунды до этого увидел Васька ее лицо и остолбенел. Видел он его и раньше. Во снах. А когда крикса эта еще человеком была, жил с ней под одной крышей на другом конце села.
* * *
Васька бежал что было мочи, верещал, выкрикивая имя Хвостика. Тот много знает, умеет человеческие палочки с кружками читать, да и со своим домовым в ладных отношениях. Подскажет, что делать, как спасти хозяев.
Со стороны Сейма доносились песни — то мавки завлекали парубков для утех. Как всегда, дураки найдутся, а потом будут разбухшие по реке плавать.
Хвостик сидел на пороге своей хаты. Запыхавшийся Васька скоро промяукал ему о случившейся напасти. Хвостик попросил его успокоиться и начал все раскладывать по полочкам.
В хате зара́з оказались три нави. Причем злыдни попали туда совершенно не свойственным им путем. Прицепиться к прохожему у дороги — да. Но спрятаться в ведре с молоком? Они ж слепые. Чертовщина какая-то. Чеснок выкопать тоже без тела невозможно. Значит, кто-то из живых им помог. Но кто? У кого клык на хозяев? Может, с соседом чего не поделили?
Сосед. Ваську точно молнией прошило. Неужто Дружок аж настолько черную обиду затаил, что снюхался с навьями?
Хвостик недовольно шикнул. Для Дружка не с лапы такая месть. Проще было бы подстеречь Ваську да хребтину переломить или лапу перекусить, пока тот спит на солнышке в пыли. Тут людской ум беду задумал.
Васька не стал спорить. Сам не раз задумывался, что у людей точно невидимая сума при себе всегда имеется, а в ней полно злобы и мерзости. Ну или просто в голове их ум какой-то неправильный, гнилой.
Пока Васька остался думать, кто мог обиду лютую на хозяев затаить, Хвостик поскреб уговоренным образом дверь, а спустя минуту к ним с крыши спустился домовой, отряхиваясь от сажи.
— Дело дрянь, — заключил он, вникнув в ситуацию. — Прискорбно. Печной за все семьсот годов, что мы с ним хлеб-соль водили, по чести в хатах очаг оберегал. Ты, Васька, не паникуй. Мы, домовые, народ маленький, но коренастый. За своих и лиху глаз на жопу натянем, и волколаков на тулупы пустим. Твоих злыдней — как Сашко овечку. И высушим, как царей египетских. Бегите с Хвостиком к хате. Наблюдайте. А я остальных пока соберу.
Васька напомнил, что нужно узнать, кто злое замыслил против хозяев его.
— Всему свой час. Сперва порядок в хате наведем. Потом зачинщиков шукать будем. Ох и жаркая ночка выдастся! Лет сто пара никому не давали, как сегодня зададим. Про лихо с глазом, меж прочим, реальный случай.
* * *
Васька с Хвостиком запрыгнули на подоконник.
В хате на одного духа сделалось больше. Хмельной шиш сидел за столом и плевал Ивану в каждую чарку. А Иван вливал их в себя, не закусывая. Пил, ругался, рубаху порвал на себе.
Маруся калачиком лежала на полатях. Рыдала. Материла Ивана, испоганившего ее жизнь. Нити, через которые кормился раздутый злыдень, почернели от ее обиды и злобы. А те, что в ушах торчали, напрочь глушили плач Никитки. Крикса же облизывала младеню, обсасывала, щипала и улыбалась.
В Васькино сердце будто когти выпустили. Ладно Иван с Марусей, они хоть слепы, Никитка же видит мерзкую старуху. Бедный младеня. Он же не виноват ни в чем.
Вспомнились котята Муркины. Совесть тоже в сердце кольнула за то, что желал им костлявой в мешке.
Тихо мяукнул Хвостик, спрашивая, где домашние обереги. Васька хотел было ответить, но вдруг понял, что не видит их.
Как же он мог упустить это? Разве могла бы крикса изгаляться над Никиткой, коли не исчезла бы из колыбельки пеленашка[6]? Напряг память, вспоминая, видел ли за печкой кукол-лихоманок. Вспомнил ворох лоскутов. Небось, избавились и от крохотного истукана из кости, что домовой за иконой хранил. И подковы над дверью больше нет. Кто же мог учинить такое? Что за скверная званка похозяйничала? А куда Маруся смотрела?
Этим временем хмельной шиш уже сам начал наливать Ивану да плевать тому сразу в рот. Некогда худой, а ныне тучный злыдень растекся по Марусе, оставив лишь голову.
Песни мавок сделались громче, будто приблизились. Потянуло с погоста мертвечиной. Залаяли собаки.
Крикса царапнула Никитке грудь и так сыто зачавкала, что слышно на улице было. Тут-то Васька и не выдержал. Вспомнил, как Хвостиков домовой через дымоход вышел, и таким же путем решил в хату попасть. Хвостик погнался за ним, мяукал, шипел, силясь уразуметь. Да за ведомым гневом разве поспеешь? Разве отговоришь?
Взобрался Васька на крышу и юркнул в дымоход. Благо под пушистой шерсткой жира не было. Благо лето…
И уже почти у самой печки Васька вдруг вспомнил, что не так давно Маруся кашу варила. Представил, как упадет на угли, зашипит, зашкворчит, полыхая. Но уже поздно было идти на попятную с таким-то разгоном. Ничего, не впервой ему сгорать. Зато весь этот ужас превратится в кошмарный сон. Как же хорошо станет после боли: мамкино молоко, новые братья с сестрами, новая жизнь…
Вот только встретила его печка не красными углями, а стылостью и знакомым горьким смрадом. Значит, навь через дымоход в дом проникла, как кикимора какая-нибудь. Выхолодила своим естеством печку да пошла бедокурить.
Времени на раздумья не было. Выскочил Васька из печи и понесся прямо на криксу.
Переродившаяся в злой дух бывшая хозяйка оторвалась от Никитки в тот самый миг, когда Васька прыгнул на нее, целясь когтями в глаза. Но, как и ожидал наблюдавший за окном Хвостик, ничего у Васьки не вышло.
Пролетел черный кот сквозь криксу, приложился о стену, упал. Вскочил на лапы, снова бросился в бой. Да толку! Живому с духом тягаться все равно что моровое поветрие словом лечить — хворь не отступит, а вот уста черными язвами покроются.
Однако Васька не унимался. Оглупевший от ярости, продолжал свою тщетную битву, пока силы не покинули его. А как только, умаянный, замер у ног криксы, шипя, будто еще надеялся хотя бы испугать ее, на черную шерстку опустилась пясть и схватила за загривок.
Васька взмыл в воздух. Хотел дернуться, оцарапать напавшего сзади, да всего его точно параличом сковало.
— Ишь ты, защитник який нашелся! — сказала навь и развернула Ваську к себе. Красивое по людским меркам лицо. Черные в хилеющем свете лучины волосы. Васька мог бы подумать, что это женщина, если бы нос его не заполнила вонь болотной няши. — Про этого паскудыша ты говорила?
Из-за полатей кто-то согласно пискнул, а через миг оттуда показалась мышь.
Васька тут же понял, чьих это лап дело. Кто выкопал чеснок, изгрыз в лоскуты кукол-лихоманок да лишил хату прочих оберегов. Если бы не паралич, он бы спросил, за что она так с ним? Но то ли мышь вопрос этот в глазах его прочитала, то ли ей не терпелось позлорадствовать — так или иначе, запищала она, говоря о куда большем, нежели он хотел знать.
И был таков ее сказ.
В цветене болеющий Муркой Васька поймал мышь, приходившуюся ей мужем. Для него это было очередным подарком любимой, для мыши же стало горем лютым. Поклялась она тогда, что отомстит, и тут услышала в ночи песню с речки. И песнь та скорбью своей поманила к себе, как что-то родное. Сидела у берега мавка и пением оплакивала убитую дочь. Той же ночью решили они объединиться во мщении.
Все время, что жила мышь под этой крышей, кипела в ней злоба да выстывала месть.
Сегодня притащила она в дом травинку, что дала ей мавка, и подложила домовому в снедь. Трава та редкая, растет только на костях младенцев, которых матери собственноручно топят и которым дно речное могилой становится. Мавка эту травинку водяного уже давно приметила, а на седмицу назад речному духу горло перегрызла, отчего Сейм на день зловонным сделался — кровь его долго в ничто не обращалась.
От травы той черти годами спят. А домовой лет через сто пробудился бы. Но впущенная в дом мавка имела на него иные планы. Влила спящему в рот настойку из слез алконоста, которому прошлой ночью заживо все перья выщипала прежде, чем утопить. От настойки домовой проснулся. Мавка схватила его за голову и медленно сжимала до крика, до влажного хруста, пока не чавкнуло в холодной руке.
— Сладко так чавкнуло. И кричал он сладко и долго. Дидятко ревело от его крика. Домовенку я отомстила. Я ж тогда в окно видела, как он мою доченьку задушил. Но обереги клятые не позволили вмешаться. Сегодня — ночь отмщения.
Мышка запищала, что, убив домового, мавка спряталась в печь, как раз перед тем, как в хату вошел Васька. И пока он за печкой смотрел, как домовой исчезает, она вылезла на крышу через дымоход и позвала покормиться криксу, которая днями кружила у хаты в надежде улучить возможность отведать Никитку.
Услышав упоминание о себе, крикса захохотала, после чего снова прильнула мордой к животу младени.
— Тебя за дверь вышвырнули, а она к колыбельке сразу. Да в колыбельке этой пеленашка поганая лежала. От ужаса бедную аж в потолок подкинуло и размазало по нему. Я пеленашку за полати выкинула, а она, — мавка кивнула на мышь, — расправилась с куклой клятой.
Мышка снова запищала, хвастаясь, что злыдням еще днем в ведро дорожку показала. Они так-то и не надобны были, но чего бы и не помочь навьям несчастным? Сегодня она им поможет, завтра — они ей. Эта хата — лишь начало. Скоро все село станет царствием навий с мышами, а люди будут им прислуживать.
— Васька! Сатана черна! — закричал Иван, наконец-то повернувший голову и увидевший висящего в воздухе кота. — Я тебе…
Договорить он не успел. Хмельной шиш плюнул ему в очи и в свободное от злыдня ухо.
— Подывысь на полати. — Иван повиновался его писклявому голосу. — Бачишь, там твоя жинка в раскаряку лыжить пыд сосидом. Чуешь, як стонэ? Срамота. Совсим стыд потеряла. Муж у хати, а вона с сосидом любыться. Что люды казать будуть? Ох, позор на твои голову, Ванька, ляже. Смиятися над тобой будуть да плюваться в твою сторону.
Иван смотрел залитыми слюной глазами и видел, как пыхтит на Марусе молодой сосед Данила. А забитым слюной ухом слышал женины стоны.
— Ах ты ж сука блудливая!
— Да шо ты словамы их, Ваня. В сенях сокира стоить. Ты возьмы еи да обухом посильнее…
Иван кое-как поднялся на непослушных ногах и кривой походкой двинулся в сени. Маруся все плакала, кормя навеянным горем злыдня. Не слышала она ни плача сыночка, ни шагов мужа, ни ругани его.
Мавка повернула Ваську к полатям, чтобы он увидел, как хозяин занес топор над хозяйкой.
Но тут распахнулась дверь, впуская в хату домовых со всего села. У каждого в руках было по мечу размером с маленький ножик. Десяток домовых прыгнули на Ивана. Случись это на секунду раньше, не хлюпнула бы голова Маруси, расколотая топором.
Дюжина мечей вонзилась в хмельного шиша. Засвистело, и полетели во все стороны отрубленные его кусочки. Ни один не долетел до пола, осыпались пылью.
Крикса отпрянула от младени вверх, снова подернув собой потолок.
А потом лучина затухла, и в хате воцарилась тьма.
Васька почувствовал, как разжались пальцы на загривке. Приземлился на лапы. Видя в темноте лучше большинства присутствовавших, прыгнул в колыбельку и накрыл собой Никитку.
Звенели мечи, стонали злыдни, кричали домовые: кто в кураже битвы, кто от боли, когда мавка давила их, точно перезрелые сливы.
Ночница плюхнулась с потолка, обернулась мышью летучей и уже вылетела было из хаты, когда вцепились в нее лапы Хвостика. Хрустнула в его пасти голова. Обратно в навь она превратилась лишь затем, чтобы отправиться вслед за хмельным шишом.
Мавка верещала, когда ее находил очередной меч.
Васька решил, что дитятку больше не угрожает ничего, и выглянул из колыбельки. Увидел домовых, почти слепой толпой рубящих мавку. Увидел Хвостика, наблюдавшего за этим у двери. И увидел покрытую шерстью руку, что высунулась из сеней. Васька громко зашипел Хвостику, но было поздно. Рука схватила того за хвост. И пока Васька бежал на помощь другу, черт вошел в хату и со всей силой приложился визжащим Хвостиком о стену.
Васька прыгнул, вцепился черту в морду, царапнул, вгрызся. Ощутил смердящую горькую кровь. Почувствовал боль чуть ниже шеи, хруст и полетел через всю хату, превратившуюся в поле брани.
Упал. Боли почти не было. Попытался встать, но лапы больше не слушались. Все тело отказалось подчиняться.
В углу загорелась икона, вновь наполняя хату светом.
В это время черт, размахивая мертвым Хвостиком, точно булавой, принялся бить домовых. Мавка больше не верещала. Смеялась злым смехом. От иконы пламя медленно поползло по стене.
Откуда-то появилась мышь и укусила Ваську на нос. Запищала снова о царстве навий и мышей, через каждое слово вонзая в рану зубы. Васька же мог только мяукать от боли.
Мышь упивалась этим так сильно, что не заметила, как подполз к ней раненый домовой, тот самый, который жил в хате с Хвостиком, замахнулся мечом и располовинил ее одним ударом.
— Да, Васька, опрофанились мы, — зашептал тот, сплевывая кровь. — Без нас село сгинет. У людей ума не хватит оберегами защититься. В лесу волколаки воют. От речки мавки идут. Мы, пока сюда бежали, двоих изрубили, и упыря одного. А ты сам знаешь, сколько в божедоме заложных накопилось. Не все, суки, там гнили, а выжидали часу подходящего. Дождались. Разгуляется нечисть. Они ж чуют такие места, как приключения сидальницу. — На его лице расцвела кровавая улыбка, покоробилась в болезненной судороге и тут же увяла. — Мор придет. Люд помрет. У тебя еще одна жизнь осталась. Печной тебе, небось, не сказал, дабы не огорчать, что тебя тогда котенком утопили. Так вот, еще одна жизнь у тебя осталась. Не знаю, когда ты родишься и где, но помнить будешь, что тут сталось, и расскажешь там всем, чтобы наши ошибок таких впредь не повторяли.
С этими словами домовой опустил ладонь на порванный нос Васьки. Прикосновение уняло боль.
— Живи, Васька, и помни.
Добрая сила перетекла из домового в Ваську, и через миг дух дома истаял призрачной дымкой, оставив черного кота смотреть, как мавка с чертом уходят прочь. Слышать, как ревет в колыбельке беспомощный Никитка.
Пламень жрал дерево. Мертвые домовые корчились на полу, обращаясь в ничто.
Бездвижный Васька плакал. Плакал по Печному, по Марусе, по Хвостику, по всем домовым, окончившим земное поприще, по обреченным сельчанам, по Мурке и ее рыжим котятам.
Но больше всего плакал он по Никитке, которого не мог спасти.
И как же радостно ему стало, когда, закашлявшись, Иван пришел в себя. Когда он достал из колыбельки Никитку и, прижимая его к себе, чтобы укрыть от огня, выбежал из хаты.
Хата до петухов костром светить будет, а нечистые от такого предпочитают держаться подальше. Да и люди на пожар сбегутся. В толпе Иван с Никиткой целее будут.
А утром, дай бог, Иван додумается унести сына подальше от обреченного места.
* * *
— Дима, ты совсем дурак или прикидываешься? Ну куда нам еще и это в квартиру? Тебе Русланчика мало?
— Не ругайся, Мась. Зима же скоро. Он или замерзнет, или от голода сдохнет.
— Угу. А так я его одной сиськой кормить буду, а второй укрывать. Спасибо, я пас.
— Не перегибай. Я ему завтра на рынке потрохов куплю.
Черный кот сидел на коленях Дмитрия и басовито урчал, не взирая на скандальные интонации людей.
— Конечно, я просто забыла, что ты у нас миллиардер, чтобы котам харчи отдельно покупать.
— Значит, супом своим буду делиться.
— Ага, супом. Будет он его жрать. Ты посмотри на эту морду. Сразу видно, что он к хренискасам всяким привык.
— Сама приглядись! Он худой, как глист, такой супу…
— Вот! Это его сейчас от глистов надо обработать. Прививки купить.
— Куплю.
— Лучше бы Русланчику памперсов про запас купил.
— Знаешь, Русланчику тоже в плюс пойдет, если в квартире животина будет. Я где-то слышал, что это снижает возможность развития аллергии.
— Вот! — Маша ткнула указательным пальцем вверх. — А что, если у Русланчика аллергия на котов?
— Точно.
— Вот видишь!
— Нет, я о другом. Кажется, я понял, почему Русланчик плачет, когда твоя мама к нам заходит. И сопельки у него начинаются.
— Дим, ты реально дурак?
— Нет, Мась. Просто осточертело, что ты меня постоянно пилишь! Он будет жить с нами, и точка!
— Я тебя пилю? — Маша затрясла головой.
Урчание смолкло. Дмитрий почувствовал, как напрягся кот, как кожу кольнули коготки.
— Тихо, тихо. Тетя не такая уж и страшная!
— Ты прикалываешься?
— Ну прости, Мась.
Кот зашипел.
— Да пошли вы оба!
Маша выскочила из кухни.
Кот проводил ее взглядом, наблюдая, как в такт шагам на ее затылке подпрыгивает серый пузырь.
— Ну, брат, это ты зря, конечно.
Дмитрий погладил кота и вернул урчание.
Из другой комнаты послышался голос Маши:
— Говорит, что пилю его. Представляешь?! А сам блохастого кота притащил. Да ты что, я пока ему объясняла, что нужно кота в приют отдать, штуки три на пол спрыгнуло. Я сама видела. Ага. А воняет как!
— Вот так и живем, — вздохнул Дима. — Нет, раньше она нормальной была. Это в последнее время ее понесло. Сам понимаешь, с ребенком целыми днями. Русланчик. Красавец. Весь в меня. Я вас познакомлю, но сначала тебя нужно выкупать, а то про запашок Масяня правду сказала.
Дмитрий предложил назвать кота Дартом Вейдером или просто Вейдером. «Да хоть сраным Готом», — отмахнулась Маша, но строго-настрого запретила подпускать кота к ребенку.
Ночью, когда Дмитрий встал в туалет, черный кот, которого в итоге окрестили Барсиком, бесшумно вошел в спальню. Запрыгнул на кровать, занес над головой Маши лапу и выпустил когти.
За два года скитаний ему удалось открыть в себе любопытные способности. Оказалось, что переданная домовым добрая сила не только подарила ему десятую жизнь да сохранила воспоминания о прежних воплощениях, но еще и наделила даром тактильного контакта с навьями.
Когти вспороли злыдня, точно гнойный пузырь, и тот растекся по подушке, а потом и вовсе исчез.
Барсик вернулся на кухню еще до того, как Дмитрий закончил внутренний спор: опустить стульчак или оставить поднятым назло Маше?
Маше проснулась совсем другим человеком. Улыбчивая, милая, ласковая.
После завтрака Барсик сидел в прихожей и наблюдал, как они занимались на столе сексом. Смотрел и по непонятным для него причинам не мог отвести глаз.
Потом его познакомили с Русланчиком. Разрешили обнюхать и даже потереться. Ребенок довольно агукал.
Выходя из спальни, Васька заметил какое-то движение в колыбельке, но не сменил маршрута. Лишь когти застучали по полу и на загривке чуть приподнялась шерсть.
Когда хозяева будут кормить Русланчика на кухне, он сюда еще вернется.
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Машину подбрасывало на проселочной дороге, мотало из стороны в сторону, как корабль в бурю. Яна даже клацнула зубами, когда они ухнули в очередную колдобину. Желудок болезненно сжался, рот наполнился слюной с привкусом кофе и желчи. Ее всегда укачивало, но непрекращающаяся тряска рисковала избавить Яну от съеденного на заправке хотдога.
— Я сейчас умру, — простонала она.
— Салон мне не заблюй. — Антон вытащил из подлокотника мятные конфетки, из тех, что болтаются в машине, пока намертво не слипнутся с выцветшим от времени фантиком, и, хохотнув, протянул Яне: — На, пососи. Потерпи, скоро уже.
И правда, через пару минут ухабистая грунтовка свернула налево, и по обе стороны дороги стали появляться заброшенные дома. Выгоревшие на солнце, с чешуей облупившейся краски, они укоризненно таращились на незваных гостей темными провалами разбитых окон. Молчаливые, угрюмые, навсегда утратившие пламя домашнего очага и саму цель и смысл своего существования.
Изба Антохиных стариков выглядела чуть бодрее: поблескивала целыми стеклами, кичилась поросшей мхом крышей. Ворот на участке не было, только узкая калитка, повисшая на одной петле, так что машину притерли поближе к покосившемуся забору и оставили на дороге. Из приятной прохлады кондиционированного салона Яна нырнула во влажный жар июльского дня. От радостного волнения перехватило дыхание. Она хотела взять Антона за руку, но тот уже одолел скрипучую калитку и зашагал вглубь участка.
Бабушку Елизавету Львовну нашли рядом с курятником.
На шаги она не обернулась. Отточенным, доведенным до автоматизма движением швырнула связанную за ноги курицу на колоду и тут же обрушила сверху тесак. Плеснуло красным. Янин испуганный вскрик утонул в пронзительном визге обреченной птицы. Еще один удар оборвал предсмертные хрипы, с колоды в пыль скатилось что-то маленькое. Яна судорожно вздохнула и зажмурилась, а когда снова открыла глаза, Елизавета Львовна уже деловито подвешивала обезглавленную тушку на вбитый в стену курятника крюк. Кровь из раны на шее гулко капала в подставленное ведро.
Радостное предвкушение будто половой тряпкой стерли, на Яну опять накатила тошнота. «Зря мы приехали, — вдруг подумалось ей. — Зря я настояла». Дурное предчувствие скрутило внутренности в тугой ком.
— Ба, привет! — окликнул старушку Антон.
Та обернулась, и Яна вздрогнула от неожиданности: морщинистое лицо пересекали свежие брызги крови.
— Дернулась, зараза, — проворчала Елизавета Львовна. — Отвернула голову, дура такая, с первого удара зарубить не получилось, уделала меня всю. — Она размазала алые капли по лицу и тут же потянула к Антону губы. Он послушно наклонился, бабушка влажно клюнула его в щеку, оставив над щетиной смазанное пятно куриной крови. — Ну, здравствуй, внучек. Что-то вы рано, мы вас позже ждали. К столу еще ничего не готово.
— Ничего, мы не голодные. А деда где?
— В доме, отдыхает. На спину все жалуется, почти не встает. Кабы не издох. — В голосе не прозвучало ни намека на беспокойство или страх, только раздражение, будто смерть мужа стала бы досадной неприятностью, не более того. Старушка покачала головой и наконец повернулась к Яне, вперив в нее цепкий взгляд льдисто-голубых глаз. — Тощая-то какая, смотреть страшно.
Яна застыла, вежливая улыбка так и примерзла к губам. Она беспомощно оглянулась на Антона. «Я же тебе говорил», — ясно читалось на его лице.
— Ба, не начинай. Это Яна, невеста моя. — Антон приобнял девушку за плечи. — Янчик, это Елизавета Львовна, моя бабуля.
— Здравствуйте, рада знакомству.
Слова прозвучали заученно, фальшиво-радостно, будто Яна здоровалась с кадровиком на собеседовании, а не с единственной родней жениха. Сказала — и тут же замерла оленем в свете фар: что делать дальше? Обнять, поцеловать в щеку? Может, просто неловко махнуть рукой? Елизавета Львовна внушала ей смутное беспокойство, и хладнокровно забитая курица была здесь совершенно ни при чем — в конце концов, для деревенских дело обычное, даже обыденное. Нет, виной была сама старушка. Прорезь рта, будто лишенная губ, придавала ей сходство со змеей. Сгорбленное годами тело казалось уловкой, обманкой — в костлявой фигуре ощущалась скрытая сила.
Старуха снисходительно потрепала Яну по щеке. Шершавые пальцы царапнули кожу, как наждачка.
— Невеста, значит. — Она цокнула языком, покачала головой, добавила: — Зови меня бабой Лизой, — и, не оглядываясь, заковыляла к дому.
* * *
Внутри изба оказалась ровно такой, как ожидала Яна: бревенчатые стены украшали вышитые тканевые полотенца, на окнах колыхался пожелтевший тюль; глаза приковывал большой красный угол с жутковатыми растрескавшимися иконами. Почти в самом центре горницы стояла здоровенная печка. Яна никогда раньше не была в деревне и настоящую русскую печь тоже видела впервые. Громоздкая серо-белая громадина в угольных подпалинах внушала благоговейный трепет. Яна осторожно прикоснулась к шероховатому боку и ощутила укол разочарования — холодный. Ей хотелось забраться на лежанку и ощутить приятный жар спиной, хоть на миг почувствовать себя частью многовековой традиции. Но закрытая заслонка напоминала прикрытое веко дремлющего чудища — печь впала в спячку. Или погибла?
Яна вдруг поняла: уютную деревенскую реальность уродовали аляпистые заплатки современности. В углу горницы обнаружилась плита, присосавшаяся к красному газовому баллону, а рядом, на грубо сколоченном столе, поблескивала серебристыми боками новенькая микроволновка. Антон давно оставил попытки вывезти стариков в город — да и, если быть совсем честным, так ли уж он этого хотел? — поэтому старался откупиться от чувства вины техникой и другими полезностями. Так во дворе появилась колонка, а в доме — маленькая, но вполне сносная плазма. Единственное, на что ни в какую не соглашалась баба Лиза, так это на осовремененный туалет с септиком. На заднем дворе особняком стояла тесная вонючая кабинка с прорубленным в потемневших досках окошечком-ромбиком.
— Не вздумайте выходить из дома ночью, — сказала старушка, когда на улице стемнело. — Я оставила в сенях отхожее ведро.
Петр Алексеевич внезапно ожил и не то застонал, не то заскулил. За весь вечер дед не проронил ни слова — даже когда Антон представил ему невесту, тот лишь молча кивнул и сразу отвернулся. В мутных глазах старика вечно стояли слезы; двигался он медленно, явно превозмогая боль, и за ужином едва мог удержать ложку распухшими узловатыми пальцами. Иногда он проносил еду мимо рта. Ошметки вареных овощей повисали на седой всклоченной бороде, и тогда Елизавета Львовна ловко вытирала подбородок мужа застиранной салфеткой. Яна почему-то решила, что дед немой; она сразу представила, что в глубине стариковского рта ворочается обрубок языка, весь усыпанный язвочками и мелкими нарывами. Тем неожиданнее стало его протяжное жалкое хныканье.
— Ну чего ты, сейчас спать пойдем, потерпи, — одернула его баба Лиза и снова повернулась к молодым: — Если сикать-какать в ведро соберетесь, водой потом залейте, чтобы не так воняло.
— Да мы до туалета дойдем, — попробовала возразить Яна. Тащиться до сортира в потемках приятного мало, но еще меньше ей хотелось корячиться над ведром. — У нас фонарики на телефонах есть, подсветим, дорогу найдем.
Дед опять приглушенно завыл и затряс головой.
— Я что сказала?! — нахмурилась баба Лиза. — Бродют в ночи всякие, так что из дому ни ногой! Если говорю — ведро, значит, только ведро и есть. Послал же господь бестолковую невестку… Дверь я уже на задвижку закрыла, и тю-тю. Окна тоже не трогайте.
— Кто бродит? — удивилась Яна. Антон только головой помотал, мол, не слушай стариковские бредни.
Но баба Лиза, похоже, больше ничего не собиралась объяснять, взяла мужа под локоть и, бубня себе что-то под нос, медленно повела его в спальню. Глухо бухнула дверь, молодые остались в горнице одни.
Спать легли на полуторной панцирной кровати: кое-как скрючились, тесно прижались друг к другу, провалились в зоб провисшей скрипучей сетки. Как ни пыталась Яна улечься поудобнее — все тщетно, сквозь тонкий бугристый матрас в тело пиявками впивались металлические завитки. Но коготки обиды и разочарования врезались куда глубже.
— И чего она на меня так взъелась? — зашептала Яна на ухо Антону.
Зарождающиеся слезы щипали глаза. В своих мечтах Янка видела румяную бабушку с пирожками наперевес и веселого деда-шутника, а не ворчливую каргу и больного молчуна. Вот уж повезло с будущими родственничками! С другой стороны, своих у детдомовской Яны не было, поэтому нос воротить не приходилось.
— Я же предупреждал, что бабуля та еще грымза, — хмыкнул Антон. — А ты все «поехали, поехали».
Его слова покоробили Яну, но она смолчала, не хотелось опять поцапаться из-за ерунды. Ей вдруг привиделось перекошенное от злости лицо Антона, его раздутые ноздри и ощеренные зубы, но она поспешила выбросить жуткое воспоминание из головы. Было и прошло, больше не повторится — он обещал.
— А что за история про «бродют в ночи всякие»? Тут что, медведи или волки водятся?
— Ага, шляется тут один волчара. — Пальцы Антона сжали Янкин сосок и тут же нырнули к ложбинке между ног. — И куснуть может за одно место.
— Ты с ума сошел? — Яна отпихнула его руку. — Услышат!
— Тогда давай на печке? Она скрипеть не будет.
— Совсем уже? Прекрати!
— Ну и спи тогда, — разозлился Антон и демонстративно отвернулся лицом к стене, чуть не выпихнув Яну с кровати. Через пару минут он уже вовсю сопел.
А вот Яне все никак не удавалось провалиться в сон, как она ни вертелась на краю постели и ни жмурила глаза. Что только не лезло в голову — и истекающая кровью безголовая курица, и подернутые пленкой глаза Петра Алексеевича, и даже дурацкая присказка «Сплю на новом месте, приснись жених невесте». Хуже того, ей стало казаться, что изба живет своей жизнью: тихонько поскрипывает, шуршит по углам, почти что вздыхает, словно дряхлое измученное существо. Из-за закрытой двери доносился сиплый храп кого-то из стариков, под боком успокаивающе посапывал Антон, но Яна все никак не могла избавиться от ощущения, что в сонную симфонию вплетаются лишние звуки.
Она приподнялась на локте, напряженно вслушиваясь. Точно! Кто-то тихонько скребся, царапал по дереву коготками, все настойчивее, все громче. Яна повертела головой, пытаясь отыскать источник звука. Сердце тревожно заходилось в груди, эхом отдавалось в ушах: неужели и правда под окнами шарахались дикие звери? «Не дури, они внутрь не заберутся. Ни один волк не снесет задвижку, какой бы хлипкой она ни была. А если это медведь, то…»
Поток лихорадочных мыслей оборвался, Яна вдруг поняла — скребутся под полом.
В то же мгновение с улицы послышался протяжный жалобный крик.
— Да что же это… — пробормотала Яна. Она вжалась в кровать, слепо пошарила рукой, пытаясь растолкать Антона. — Проснись, проснись, ты слышишь?
Он только сонно забухтел, сбросил ее руку, натянул одеяло на голову — его и в лучшие дни невозможно было добудиться.
Горестный вой повторился вновь. Близко, так близко, будто его хозяин уже разгуливал по участку. Яна нащупала под подушкой смартфон и включила фонарик. Ослепительный луч заметался по горнице, выхватывая из мрака бревенчатые стены и белые печные бока. Дрожащая полоса света лизнула пол, и Яна вскрикнула: ей почудилось, что одна из досок чуть приподнялась, будто кто-то толкал ее снизу.
— Тоша… Проснись, Тош!
В ответ — тишина. И как можно спать, когда творится такое?!
Снаружи опять раздался жалостный плач, совсем как человеческий. Яна неуклюже скатилась с постели и на негнущихся ногах шагнула к окну. Деревенская ночь пряталась за тонкой пеленой тюля, но в узком зазоре между двумя занавесями внезапно мелькнула серая тень и тут же исчезла. Яна открыла рот — крик закипал в горле, вот-вот готовый сорваться с языка, — когда шершавая ладонь бесцеремонно отпихнула ее в сторону.
— Отойди, чего встала! — Баба Лиза быстро проковыляла к окну, отдернула занавесь и проворковала во мрак: — Опять пробудились, касатики? Лёшенька, не угомонишься никак? Или Тишенька?
И темнота ответила ей: стоны и хныканье заклокотали, собираясь в слова, которые Яна никак не могла распознать. Стекло задребезжало от удара. Старуха покачала головой, плюнула на пальцы и слюнявой пеной начертила на окне православный крест.
Тишина наступила так неожиданно, что на секунду Яна решила, будто оглохла, лишь сопение безмятежно дрыхнущего Антона убедило ее в обратном. Баба Лиза обернулась к ней и хмуро обронила:
— Спать иди.
— Что это было? — Голос Яны дрожал и прерывался. — Выло так, что я… И тут, под полом, что-то скреблось… Я слышала!
— Свои это. И снаружи, и внутри. Только встречаться нам пока рано. — На лице старухи промелькнула тень сожаления. В длинной ночной рубахе в нелепый розовый цветочек и с растрепанными седыми волосами она казалась уже не такой грозной. И все же серебряные гусеницы бровей вновь столкнулись на переносице: — Спи, говорю! Теперь тихо будет.
— Но…
— Цыц! Антона разбудишь. Спи! — снова приказала старуха и скрылась в спальне.
Но Яна так и не смогла сомкнуть глаз, пока ночная тьма не побледнела под натиском первых солнечных лучей.
* * *
Вереница опустелых и полуразрушенных домов наводила на Яну тоску. Лишь дважды ей встретились обжитые избы, у одной из них худощавый старик потрошил рыбу, у другой дородная бабка без конца кудахтала: «Ты чья? Откуда будешь? К кому приехала?» — и все никак не могла расслышать ответ.
Яна поднялась вверх по пригорку и вышла к заброшенной деревенской часовне.
Среди моря высокой травы невзрачное одноэтажное здание казалось гордым, но побитым судьбой корабликом. Стены часовни потемнели от времени почти до черноты, крыша заросла зеленью. Скромный шестиконечный крест опасно накренился и грозил в любую минуту сверзнуться с маленького луковичного купола. Раньше Яна не решилась бы войти, но сейчас ноги сами понесли ее к обветшалому божьему дому.
Внутри царил полумрак, свет проникал через крест-накрест заколоченные окна. Между досками пола пробивалась трава; повсюду валялся мусор, битое стекло, измусоленные окурки. Запах ладана давно выветрился, здесь разило гнилым деревом и влажной землей. Яна замерла, не зная, что делать дальше.
Сказать по правде, в Бога она не верила, а когда-то даже ненавидела. Всё потому, что на вопрос «где мои мама и папа?» воспиталка детдома ответила маленькой Яне, что их забрал к себе Господь. Трудно любить и уважать сущность, которая сделала тебя сиротой. По-настоящему Яна смягчилась к Всевышнему только тогда, когда на горизонте появился первый и единственный божий дар — Антон. За него-то она впервые вознесла благодарность.
Но сегодня, как и год назад, Яна не ощущала благодарности, а только боль и горечь, — Антон в который раз задел струнки, которые трогать не стоило. Не поверил, посмеялся, отказался ехать домой, притом оставил наедине с бабой Лизой, надо было свозить деда в областную больницу. Еще и разозлился, когда Яна попросилась с ними.
— Сначала нудела, что надо со стариками познакомиться, а теперь «забери, не оставляй»! Разберись уже со своим ПМС!
«Если бы дело было в ПМС…» — думала Яна, меряя шагами крохотное пространство часовни. Ее снова мутило, отчего церквушка казалась нереальной, искаженной дурнотой. Прогнивший пол ощутимо проминался под ногами, трухлявые стены словно раскачивались, без икон они выглядели осиротевшими, бесстыдно нагими. Единственный образок забыли в углу, краски на нем вздулись и местами облупились так сильно, что лик Христа едва угадывался. Рядом валялось деревянное распятие. Яна склонилась над ним — хотела поднять — и тут же в страхе отшатнулась.
Узкие перекладины хранили четкие следы детских зубов.
В детстве одна из соседок по комнате частенько кусалась, так что Яна ни с чем бы не перепутала эти крохотные отметины. Полукруглые шрамы причудливым узором покрывали выпуклую фигуру Христа, а голова и правая рука и вовсе были раздроблены в щепки. Крест явно глодали, с особой жадностью пытались размолоть в труху. От жутковатого зрелища по спине Яны пробежал холодок. Она развернулась на пятках и поспешила прочь из часовни — хватит с нее, насмотрелась!
Яна вынырнула навстречу слепящему солнцу и замерла на ступеньках. Сначала решила, что привыкшее к полумраку зрение играет с ней странные шутки. Она оторопело поморгала, надеясь, что мираж развеется, но нет, видение не спешило рассыпаться прахом — над луговой травой медленно танцевали зеленые огни.
Четыре, пять, шесть, и все больше, больше — они возникали из ниоткуда, словно вспыхивающие в сумерках светлячки. И кружились в знойном мареве, то припадая к земле, то снова взмывая ввысь, расписывали воздух быстро меркнущим орнаментом. Изумрудное сияние завораживало, влекло за собой — ноги сами понесли Яну навстречу пляшущим огонькам. А те всё ускользали, отступали к подлеску, манили.
— Подождите, — шептала Яна, спотыкаясь и чуть не падая. — Я сейчас, сейчас!
Она внезапно испугалась, что отстанет, потеряет вальсирующее пламя из виду. Огни кружились уже на самом краю луга, медленно парили над кустарниками, прятались в кронах деревьев и вновь опускались к самым корням. В мягкой пульсации Яне мерещились скрытые смыслы, невысказанные слова — зеленое пламя хотело достучаться до нее, поведать важный секрет.
— Стойте, я уже иду!
Краем уха Яна услышала чей-то крик и почти сразу позабыла о нем. Все ее внимание было приковано к девушке в белом, появившейся из-за деревьев.
Ни травинка, ни листочек не шелохнулись, но длинные темные волосы незнакомки развевались, как на ветру, скрывая лицо, из-под спутанных прядей проступал лишь перекошенный беззвучным плачем рот. Подол белого платья был истерзан в нескольких местах, рваные лоскуты разлетались по сторонам, но девичьих ног Яна так и не увидела. Незнакомка протянула руки, изумрудные огни вились вокруг нее в лихорадочном вихре.
— Яна, остановись!
Рассерженный окрик будто камнем стукнул по голове: виски сковала похмельная боль. Яна сморгнула, прогоняя наваждение, повернулась на голос. Через луг мимо часовни неуклюже ковыляла баба Лиза.
— Стой! — еще раз рявкнула она.
Яна обернулась к подлеску. Пламя изумрудных огней растаяло в воздухе, пропала и женщина в белом.
— Совсем, что ли, дурная? — запыхавшись, прошипела старушка. — Куда потащилась? Заблудиться хочешь?
— Там были огоньки… — растерянно пробормотала Яна. «Идиотка, что ты несешь», — тут же промелькнуло в голове, но ее смятение было слишком велико, чтобы заставить внутренний голос замолчать. — Зеленые. Как светлячки, только больше.
Глаза старушки расширились. Она схватила Яну за руку, притянула к самому своему лицу и почти закричала:
— Мать не учила, что нельзя за блуждающими огнями ходить? К лиху это, к беде!
Жуткое наваждение рассыпалось, уступая место злости. Да кто эта старуха, чтобы так с ней разговаривать?! Да, Яна всегда мечтала о семье, но пресмыкаться ради этого перед старой ведьмой не станет. Не нравится такая невестка — очень жаль, другой не будет!
— Я сирота, — огрызнулась Яна. Она вырвала руку из цепких пальцев. — Меня никто ничему не учил.
Старушка замолкла, выброшенной на берег рыбой открыла и закрыла рот. Неожиданно черты ее лица смягчились, в интонации появились первые ростки теплоты.
— Тогда ясно, чего ты такая бестолковая. Ну, ничего-ничего, не страшно. Выучим еще. — Она задумчиво пожевала губу. — Видела еще что-нибудь? Говори честно, не бойся.
«В гробу я вас видела», — мрачно подумала Яна. Разочарование и смертельная усталость навалились неподъемной ношей. Она затолкала страх поглубже, подменила его гневом — лишь бы не думать о том, что сейчас произошло. И все же неохотно признала:
— Да, видела. Девушку в рваном платье.
— В белом? — Лицо старушки враз побледнело.
Яна кивнула. Она ждала очередной тирады, но баба Лиза лишь молча развернулась и побрела обратно. Ее походка неуловимо изменилась, будто неведомый шутник насыпал ей в стоптанные ботинки пригоршню камней.
— Подождите! — Яна нагнала ее и пошла рядом. — Что все это значит?
— То и значит, — едва слышно отозвалась старушка. — Беда пришла. Женщина в белом — вестница смерти.
* * *
Антон еще не спал, когда безмолвие ночи разорвал скорбный крик.
— Это еще что такое? — нахмурился он.
— Я же говорила! — жарко зашептала Яна. Она прижалась к нему покрепче, спрятала лицо у него на груди. — А ты мне не верил.
Она ждала, что Антон укроет ее от зарождающегося кошмара в своих объятиях, но тот отстранился и сел в постели, настороженно озираясь. Тишина его не убедила: он переполз на край кровати и опустил босые ноги на пол. В ту же секунду раздалось знакомое слабое поскребывание.
— Слышишь? Начинается!
Все чувства обострились. Яне казалось, что она обжигается сгустившимся воздухом, захлебывается минутным затишьем. Она сползла с постели с мобильником наперевес, но фонарик пока не включила. Теперь Яна была не одна, и обманчивая смелость подтолкнула ее к окну: после встречи с огнями и женщиной в белом ей хотелось взглянуть в глаза тому, кто кричал во мраке.
— Ты куда поперлась? — зашипел Антон ей в спину и уже громче позвал: — Ба!
Опять плач — заунывный, протяжный, полный горя и тоски. Точно не животное, нет-нет, — так жалостливо не плачет даже котенок с перебитой лапкой. Скорбный зов пробуждал подавленные воспоминания: бегущая по ногам кровь, отравленный горем Янин крик и страшное осознание — плачь не плачь, а уже ничего не исправить.
На крыльце быстрые шаги, от сильного тычка вздрогнула входная дверь. Бух, бум — глухие удары о стену, будто незваный гость выискивал брешь между плотно подогнанными бревнами. У окна Яна заколебалась, оглушенная бешено колотящимся сердцем, но все же рывком отодвинула тюль в сторону…
…И тут же с воплем отпрянула.
Этим младенцам не дали вырасти, не позволили превратиться в детей. Крохотные лица расцветали фиолетово-синими кляксами разложения; лишенные радужки черные глаза слепо таращились в пустоту. У одного из них не было ножек, у другого — только одна рука и нога. Они то копошились в траве возле дома, то с обезьяньей ловкостью принимались карабкаться по стене. Маленькие безволосые головки плохо держались на слабых шейках и болтались туда-сюда в жутком танце китайских болванчиков.
— Изыди! — прохрипела Яна, только это слово вертелось на языке. — Изыди!
Один из младенцев подполз к окну и с силой шлепнул сгнившими пальцами по стеклу. Головка покачнулась, с глухим стуком бухнула о стекло. Там, где у него должен быть нос, остался лишь забитый землей темный провал. Местами кожа отходила липкими черно-серыми лохмотьями. Чудовищное создание ощерилось в ужасающей ухмылке: маленький рот был полон острых клыков. Тварь вновь ударила по окну и пронзительно завизжала, вывалив почерневший распухший язык.
Мир сузился до кошмарного детского лица: окаменевшая Яна никак не могла отвести взгляд. Она не поняла, в какой момент навстречу мертвому младенцу бросилась баба Лиза. Снова плевок, снова в спешке начертанный крест — только в этот раз омерзительное чудовище не пропало. Оно с воем отскочило, исчезло из виду, и воздух опять сотряс скорбный стон. К завываниям снаружи добавился стук из подпола: кто-то еще рвался присоединиться к безумной вакханалии.
— Ба, что это?.. — просипел Антон.
— Ты что, брюхата? — закричала баба Лиза. — Брюхатая, да?
Язык прилип к небу — от ужаса Яна могла только мычать.
Не дождавшись ответа, старуха оторвала лоскут от своей ночной рубашки, бросила в закрытое окно — ткань коснулась стекла и тут же упала, — и забормотала:
— Дети мои умерщвленные, чужим именем нареченные…
Половицы заходили ходуном, затрещали: снизу билась непостижимая сила, отчаянно пытаясь прорваться в горницу. Из спальни на четвереньках выполз Петр Алексеевич. Он елозил по полу и трясущимися руками пытался придавить выгибающиеся доски; его лицо было мокрым от слез. Снаружи верещали и плакали маленькие мертвяки. Все грохотало, ревело, визжало, но даже в этой какофонии уверенный голос бабы Лизы светом маяка вел за собой:
— Дети мои умерщвленные, только в посмертии крещеные…
Стенания затихали, удалялись, пока совсем не растворились в ночи. В наступившей тишине было явственно слышно лишь прерывистое, тяжелое дыхание старушки и тихие всхлипывания деда — он сидел на полу и размазывал по щекам слезы.
— Какого х… — Антон подавился. Его руки тряслись, плечи вздрагивали. — Ба, что за похренота тут творится?!
— За языком следи! — осадила его баба Лиза. — Детки это мои, в чреве загубленные.
Яна и Антон молча уставились на старуху.
— Что смотрите? Приезжаете — городские, все из себя! — и думаете, что все об этой жизни знаете. Бегаете со своими телефонами, на сральник наш морщитесь! А игош обыкновенных распознать не можете.
— Игош? — тихо повторила Яна.
Безобидное на первый взгляд «иго-го, лошадка!» совсем не вязалось с теми омерзительными созданиями, что ломились в избу. К горлу подкатились истерические смешки. Яна до крови прикусила язык, чтобы не расхохотаться.
— Конечно, игоши это были. В других странах их иначе кличут — поронцы, мюлинги, — да суть одна: убиенные детки, матерями заморенные. Умерли в утробе, без крещения, и оттого воют без конца, не могут обрести покоя, хотят за смерть свою поквитаться.
Похоже, старуха кожей ощутила острые иглы осуждения. Она обернулась к Яне и окрысилась:
— Что ты смотришь на меня, как на злодейку? Думаешь, мне от хорошей жизни приходилось от детей избавляться? Мы в голодное время жили, лишние рты не прокормить было. Приходилось травками всякими нежеланное дитя вытравливать, а если не получалось сразу, то ждали пузо. А там уже с табурета сиганешь плашмя — и готово.
Петр Алексеевич всхлипнул и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Только сейчас Яна начала понимать, что именно лишило старика дара речи, а возможно, и рассудка. Ее собственный разум тоже крошился, перекручивался и завязывался узлом. Во рту разлилась мерзкая горечь, слабость сковала тело. Она пошатнулась, чуть не упала. Поискала Антона глазами, ища у него поддержки: тот все так же сидел на кровати, вытаращившись на бабушку.
— Некрещеных на кладбище нельзя, так что плод и послед хоронили под полом. Детишки, пусть и мертвые, должны оставаться под родной крышей, со своей семьей! Под этими самыми досочками дремлют, касатики. — Баба Лиза легонько притопнула ногой. — По молодости моей каждую ночь пробуждались, рвались ко мне, с годами все реже. Это ты виновата. — В Яну ткнулся обвиняющий палец. — Раньше им креста было достаточно, чтобы угомониться, а теперь силушка их растет, даже заговоры едва помогают. Значит, кормятся кем-то, пьют до дна, тянут соки! Признавайся — брюхатая?
Прежде чем ответить, Яна испуганно зыркнула на Антона.
Она еще не сказала ему — не смогла. Каждый день говорила себе «вот сегодня!», старательно подбирала слова, но стоило только открыть рот, как выжженные каленым железом воспоминания заставляли ее замолчать.
Антон сам обо всем догадался, когда на празднике в коттедже Яна не стала пить. Как же разозлился тогда, как изуродовала его лицо ярость! Кричал, не стесняясь своих друзей, до вздувшихся вен на висках и шее. В тот день он сгреб ее за плечи, тряс все сильнее и сильнее, клеймя капельками слюны и ужасными словами: «Мы только на ноги становимся, какие дети!», «Нафиг мне эти ссаные пеленки!», «Ты меня в бедность не заманишь!», «Избавляйся давай, деньги дам!». Сочувственный шепоток и стыдливые взгляды друзей обжигали не меньше. Яна вывернулась из его рук, взбежала по лестнице вверх — подальше от человека, которого больше не узнавала.
Но Антон догнал. В памяти остался только рывок и ее скрюченные пальцы, отчаянно цепляющиеся за пустоту. Сначала боли не было. Она пришла потом, когда по ногам скользнули первые капли крови.
— Это правда? — спросил Антон. Он встал. Яна отчетливо помнила непроглядную черноту глаз мертвых младенцев, но сейчас глаза жениха пугали ее куда больше. — Ты беременна?
Она вся сжалась, молча кивнула.
— Почему не сказала? Почему…
Хлесткая оплеуха опрокинула Яну наземь. Антон навис сверху, ударил еще раз. Голова мотнулась, череп надвое расколол звон набата, и конец фразы она уже не расслышала.
«Он же обещал…» Мысль казалась чужой, будто по телесуфлеру пустили заранее заготовленный текст. «Больше никогда, не повторится, ни за что». Тогда Антон пластырем клеил на гноящуюся рану цветы и подарки, твердил, как заклинание: «Никогда-никогда-никогда».
— Пожалуйста!.. — взмолилась Яна, но не услышала ни звука.
Тело не слушалось, вязло в болотной трясине: руки еще только тянулись спрятать живот, а Антон уже впечатывал в него свою ногу — один раз, другой, третий. Она ждала боли, но та не спешила появляться. Яна проваливалась в пустоту, колыхалась на волнах блаженного забытья, из которого то и дело выныривало перекошенное лицо озверевшего жениха. Баба Лиза повисла на внуке цепким пауком; на краю мироздания медленно полз Петр Алексеевич.
А потом над Яной сомкнулась тьма.
* * *
— Прости меня.
Антон взял Яну за руку и стиснул вялые пальцы. Она отвернулась и уставилась в стену.
— Ты же знаешь, я не плохой человек. Просто пока не готов стать отцом. Что-то в голове переклинивает, и все, накрывает!
Яна почувствовала, как тело отторгло еще один крупный сгусток. Вся простыня была перемазана кровью, мокрая ткань липла к ногам, холодила кожу. Одеяло пока еще скрывало эту жуткую картину, но металлический запах невозможно было спрятать: он въедался в самую душу.
— Эта нечисть… Они со мной что-то сделали, отвечаю! Я же обещал, что после свадьбы попробуем. Я от своих слов не отказываюсь. Но мы же еще не того, вот я и… Прости меня, а? Я больше никогда, ни за что!
У Яны не осталось сил даже на слезы, не то что на ответ. В памяти заевшей пластинкой крутился быстрый-быстрый стук — сердцебиение нерожденного крохи — и слова узиста: «Пока не могу сказать наверняка, но, похоже, мальчик. На втором скрининге скажу точнее. Выдохните, мамочка! Все хорошо с вашим маленьким».
— Так и будешь молчать? Что, даже смотреть на меня не хочешь? Противен я тебе, да? — Антон до боли сжал Янины пальцы, но почти сразу отпустил. — Не думала, что все было бы по-другому, если бы ты сразу сказала правду? Развела тайны… Мне башню снесло, потому что ты соврала! Сказала бы сразу, и я…
— Замолчи, ирод!
Резкий порыв воздуха, хлесткий звук удара — кажется, баба Лиза пустила в ход полотенце. Яна все не сводила глаз с бревенчатой стены: россыпь темных пятен, перечеркнутые солнечными лучами тонкие полоски трещин, целая деревянная вселенная.
— Ба, я…
— И слушать ничего не желаю! Вон пошел! Оставь девочку в покое. Ты уже все сделал.
— Ну и сидите тут!
Отодвинулся стул, с силой захлопнулась дверь, затарабанили шаги по крыльцу. Только когда Антон ушел, Яна позволила себе выдохнуть. Она сама не заметила, как вцепилась пальцами в одеяло с такой силой, что кое-где ногтями прорвала ветхий пододеяльник.
— Поплачь, девочка, поплачь, не держи в себе. — Шершавая ладонь опустилась на лоб. — Легче станет. Женская это доля — детей терять, детей рожать да слезы лить. Думаешь, я по своим загубленным касатикам не рыдала? Думаешь, совсем у меня души нет?
Баба Лиза присела на краешек кровати, и Яна наконец оторвала взгляд от стены. За ночь лицо старушки осунулось, посерело, глаза запали. На скуле наливалась синевой свежая ссадина — досталось мимоходом, пока пыталась оттащить внука от невестки. Она все говорила, говорила, говорила, но Яна ее почти не слушала — ей снова мерещилось едва различимое поскребывание под полом.
— …всем воздастся за дела наши, и Антоше тоже. Я свое получила. Ты моего Бореньку не застала, он на машине разбился вместе с женой, когда Антоша только-только в институт поступил. Первенец мой, единственный сын, кровиночка родненькая. Мать любит ребенка любым, но Господь свидетель — Боря вырос зверем, а Антоша в него уродился. Это кара мне, Божье наказание за то, что сгубила своих детей. Не смогли игоши до меня дотянуться, со свету сжить, так иначе прокляли.
Яна уловила тихое хныканье. Тоненькое, протяжное, жалобное. Она искоса посмотрела на старушку — та будто не слышала знакомый зов, слишком погруженная в свою исповедь.
— Я люблю внука, но не пара ты ему, не будет тебе с ним счастья. С другим семью строй. Молодая еще, здоровая, хоть и тощая, авось еще не одного касатика зачнешь.
— Уйдите, — прохрипела Яна.
Ей чудилось, что глаза старухи стали отливать зеленцой. Она помотала головой, прогоняя морок. Хватит с нее, надоело, достаточно! Больше ни слова. Довольно пустых обещаний и бессмысленных утешений. Ничего не исправить, ничего не изменить: женщина в белом, вестница смерти, оказалась права.
— Давай поменяю пеленку. Негоже в крови лежать.
— Убирайтесь!
Заунывный плач звал Яну, сулил избавление. Баба Лиза же и ухом не вела — солнечный свет будто лишил ее слуха. Она поджала губы, насупилась и все же молча вышла из избы, на прощание потрепав невестку по спутанным волосам. Хлопнула входная дверь, и Яна осталась один на один с хныканьем игош.
«Никогда, ни за что!»
Усеянная пеплом выжженная земля уродилась крохотным огоньком — разгорающийся гнев придал Яне сил. Она со стоном села, одурманенная болью, отбросила одеяло в сторону, с трудом выбралась из алой топи. Нижний край футболки был перемазан кровью, кровь текла по ногам, кровь капала на пол при каждом нетвердом шаге. Кровь, кровь, всюду кровь.
«Всем воздастся за дела наши».
Яна рухнула на пол рядом с печью, там, где ночью доски выгибались дугой. Ей и сейчас казалось, что игоши бьются внизу, изо всех сил стараются одолеть старое полусгнившее дерево. Или не казалось? Она положила ладонь на половицу и ощутила, как та мелко задрожала в ответ.
«Никогда-никогда-никогда».
Голова кружилась так сильно, что все плыло перед глазами, печь шаталась из стороны в сторону, ехидно подмигивала закрытой заслонкой. Яна исступленно скребла пальцами доски, в кровь разрывала кожу, до мяса сдирала ногти — все без толку. Тогда она подползла к столу и вслепую нащупала кухонный нож. Тонкое лезвие легко скользнуло в зазор между половицами, Яна из последних сил навалилась на рукоять. В маленькую щелочку высунулись и тут же спрятались почерневшие пальчики.
— Не плачьте, касатики, — мурлыкала Яна. — Я иду, я скоро.
Но упрямые доски едва поддавались, и злые, отчаянные слезы ели глаза. Яна запрокинула голову, оттирая ненавистную влагу…
…И столкнулась взглядом с Петром Алексеевичем.
Горе заставило ее забыть о старике, и теперь он стоял на пороге спальни, опираясь на косяк, молча глазел на обезумевшую невестку. Яна открыла рот, но ей нечего было сказать, она снова уткнулась в пол, с прежним рвением набросилась на половицы. Услышала только, как дед прошаркал мимо, в сени.
«Сейчас приведет их, — в отчаянии подумала Яна. — Не успею, не смогу!»
Но Петр Алексеевич вернулся с ломом.
* * *
Полуденное солнце припало жарким поцелуем к обнаженной коже. Яна медленно сошла с крыльца и ступила босыми ступнями на вытоптанную дорожку.
Антон пытался чинить повисшую на одной петле калитку — слабая попытка искупить грехи. Баба Лиза стояла рядом и что-то негромко бубнила ему на ухо. Что они услышали первым? Янины шаги или довольное урчание игош? Обернулись одновременно — оцепеневшие, примерзшие к земле — и Яна захлебнулась заливистым хохотом. Пьянящий восторг кружил голову, до чего же радостно было видеть ужас на их лицах!
Последние обрывки футболки упали к ее ногам. Яна шла, нагая, украшенная затейливой росписью из синяков и крови, и ее лишенные молока груди сосали игоши. Она почти не чувствовала боли, только ликование. Яна поняла, осознала наконец, что маленькие мертвяки не хотели убивать. Нет-нет, они искали материнской любви и нежности; искали и наконец обрели ее. И теперь урчали, как довольные котята, ласкали новообретенную мать холодными пальчиками, ластились к изувеченному телу, прижимались покрепче. И Яна с готовностью гладила сгнившую плоть в ответ, путаясь в лохмотьях отстающей кожи.
— Дети мои умерщвленные… — крестясь, забормотала баба Лиза, — чужим именем…
— О нет, они больше не ваши! — Яна взмахом ладони заставила старуху замолчать. Словно в подтверждение ее слов игоши отнялись от кровоточащей груди и оскалили перемазанные алым клыки. — Так что заговоры не помогут.
Старуха попятилась, развернулась, неуклюже побежала, нелепо семеня ножками. Яна поморщилась — старая карга снова отрекалась от своих кровиночек. Пусть так. Ее она могла простить.
Антона — никогда.
Никогда-никогда-никогда.
Яна в последний раз взглянула в остекленевшие от ужаса глаза человека, которого когда-то любила. Человека, который обещал подарить ей семью.
— Твоя бабушка сказала, что женщина в белом — это вестница смерти, — ласково проворковала Яна. — Вот только не моей.
Легкий взмах кончиков пальцев — и игоши с хищным криком бросились вперед.

Карельская невеста
Олег Савощик

Здесь любовь находит Лемпо,
Черт здесь честь девичью топчет…
Из мельничной песни

Коряга подняла треугольную голову и зашипела. Паша остановился слишком резко, пошатнулся, зарываясь носами ботинок в песок, и с трудом удержал равновесие, чтобы не упасть прямо на змею. Хотел было крикнуть матом, но из легких куда-то исчез весь воздух.
— Замрите, — донесся тихий голос откуда-то сбоку. — Гадюку легко напугать резким движением.
«А меня легко напугать гадюкой!»
Он слегка повернул голову, очень медленно, чтобы увидеть неожиданную советчицу… И пропал.
У Паши всегда хорошо получалось складывать слова на бумаге, но поэтом он не был, о чем впервые пожалел. Наверное, только поэт мог воспеть эту шею, белеющую над распахнутым воротом пальто, оценить метким эпитетом румянец на щеках и лишь одной метафорой угадать, что скрывалось за глубиной темных глаз. Паша не мог. Равно как не мог отвести взгляд, напрочь забыв про змею.
Спустя долгую минуту, опомнившись, он посмотрел вслед уползающей гадюке. Гибкое тело оставляло едва заметный след на песке.
— Испугались? — Девушка подошла ближе, обеспокоенно заглянула ему в лицо.
— Нет, — соврал он. — Не ожидал. Не рановато для змей? Холодрыга же.
Она пожала плечами.
— Природа всегда найдет, чем нас удивить. Змеи любят дюны. Греются на солнышке…
— Дюны? — Паша оглянулся на песчаные холмы. — Прямо как в пустыне.
— Мы их тоже так называем, — улыбнулась она. — Штормовые волны приносят на берег песок. А после уже ветер толкает его вглубь суши… Вам уже скучно?
Она запнулась, неверно истолковав его пристальный взгляд.
— Ничуть. — И это было абсолютной правдой. — Я умею слушать.
«…и готов слушать хоть о песке, хоть о змеях. Пока ты говоришь».
Она кивнула.
— Мне передали, что вы меня искали. Вы журналист из Петрозаводска.
— Вообще-то из Москвы. Но сейчас пишу для одного карельского издания.
— Ого, как вас занесло! Наверное, это длинная история.
— Хотите послушать?
— Сможете рассказать нескучно? — Усмешка плескалась в ее глазах, как вино в бокале.
— Тогда в другой раз, — легко согласился он.
Да и не особо-то хотелось рассказывать. О том, как четыре месяца не мог найти работу, перебиваясь случайными заказами на фрилансе, о том, как похороны отца забрали последние деньги и силы. И вот: случайное предложение за тысячу километров от дома, не самый плохой даже по столичным меркам оклад, а главное… Главное, широкий выбор тем. Никакой политики с привкусом дерьма и скучных финансов, никакой беготни по серым администрациям и «торжественным мероприятиям», никаких чванливых рож и фальшивых улыбок на камеру.
Да, в Карелии Паша мог бы вздохнуть свободно в прямом и переносном смысле. Осталось лишь подготовить репортаж для тестового задания.
— Так, значит, вы та самая ведьма…
— Вы будто удивлены?
«И правда, а кого ты ожидал здесь увидеть, Бутков? Сгорбленную старуху в традиционных нарядах?»
— Немного, — сознался он. Девушка была младше его лет на десять.
— А может, я пью кровь младенцев, чтобы продлить молодость? — сказала она с усмешкой, угадав ход его мыслей. — И кстати, мне не нравится, когда меня так называют.
— И как мне вас называть?
— Можно просто Марина.
Она протянула руку, и он пожал прохладную ладонь.
— Павел. Паша.
Они дошли до воды. Холодный воздух хлестнул по лицу, забрался за воротник. Весенний шторм гнал по воде льдины, сталкивал, и те ломались с оглушительным треском.
— Сюёятар кричит, — сказала Марина, застегивая пальто под горлом.
— Кто?
— Сюёятар, — медленно повторила она. — Лесная старуха, чем-то похожа на вашу Бабу Ягу. Когда воет ветер и трещит лед по весне, говорят: «Сюёятар кричит». Это старая поговорка… Я снова что-то не то сказала? Вы странно смотрите.
«Ой, дурак…»
Как ей теперь объяснить, что он лишь залюбовался игрой ветра в ее волосах?
От необходимости что-то говорить его спас телефон, противно вибрирующий в кармане. Паша почему-то всегда безошибочно угадывал звонок от Наташи; казалось, даже мелодия старенького «Сяоми» в такие моменты сочилась ядом из каждой ноты.
— Извините.
Он отошел на несколько шагов и сдвинул зеленый кружок на экране.
— Бутков, ты почему на мои сообщения не отвечаешь?
«Потому что я их не читаю».
— Где тебя носит?
— В командировке, — коротко ответил он.
— Алена где?
— У бабушки.
— Слушай, дай денег в долг? Мне немного, тысяч тридцать…
— С чего бы?
— Какая тебе разница, Бутков? Мать твоей дочери просит, значит, надо.
— Вспомнила, мать…
— Ой, ну не начинай ты, а? Сам хорошо устроился в нашей квартире, тебе аренду платить не надо…
— Это квартира отца.
— Денег дашь?
— Нет.
— Ну и пошел ты в жопу!
Паша сбросил вызов.
— Все хорошо? — спросила Марина, когда он к ней вернулся. — Вы будто Сюёятар увидели.
— Я с ней развелся. — Паша неловко улыбнулся.
«Молодец. С такой девушкой только и говорить о бывших».
Какое-то время они шли молча. Потом Паша наконец вспомнил, зачем приехал.
Марина делала куклы-обереги, и ее работы с каждым годом все больше привлекали внимание туристов. Она воодушевленно рассказывала про позабытое ремесло и про традиции, корнями уходящие в языческое прошлое карел.
— Когда-то такие куклы жили в каждом доме. И у каждой было свое предназначение.
«Жили, — поставил Паша пометку в голове. — Как о членах семьи».
Марина вскользь упомянула о матери, которая ее всему научила. Паша хотел было расспросить подробнее, но она ловко сменила тему. Ей вообще слишком просто удавалось вести разговор, рядом с ней он не чувствовал себя профессионалом, взявшим сотни интервью. Постоянно отвлекался на блеск ее кожи в лучах весеннего солнца, на красную от холода, словно налитую соком ягоду бузины, мочку уха…
Они добрались до деревни. Чуть позже, когда сидели у Марины и грелись травяным чаем с капелькой бальзама, за разговором в уютной обстановке перешли на ты. Марина показывала свои куклы.
— Это вепсянка, она оберегает замужних женщин.
— А от чего надо оберегать замужних?
— А это смотря какой муж, — уклончиво ответила она и протянула ему новую куклу. — Здесь у меня травница, потрогай.
Вместо юбки у куклы был мешочек с травами. Паша сжал его, и по комнате тотчас разлился аромат летнего луга: свежескошенной травы, клевера и ромашки.
— Почему у них нет лиц?
— Оберег должен быть безлик, так в него не вселится злой дух.
Паша не записывал. Не мог тратить драгоценное время еще и на то, чтобы пялиться в блокнот, когда она рядом. Знал, что запомнит этот день в деталях.
Напоследок Марина предложила ему попробовать самому. Карельских кукол не сшивают, а связывают из ярких лоскутков и ниток. Два кусочка белой ткани, сложенные крест-накрест и ловко перетянутые оранжевым шнурком, — и вот под руководством Марины у Паши вышел простенький оберег.
— Она убережет путника в дороге, — добавила Марина, когда они прощались.
«Не хочется уезжать».
— Уже хочется вернуться, — сказал он и неожиданно для себя чмокнул ее в щеку, прежде чем сесть в машину.
И еще долго видел ее фигурку в зеркале заднего вида, пока плелся по ухабистой грунтовке навстречу асфальту.
* * *
И он вернулся. Редактору понравилась статья, Паша получил официальное приглашение на работу. Не удержался, поехал лично подписывать договор в Петрозаводск, хотя мог просто отправить электронную копию. Заехал к Марине по дороге, прихватил торт, вина, фруктов. Поблагодарить за интервью.
«Поблагодарить мог и эсэмэской. Она ведь не дура, все поймет».
— Ты правда решился переехать? — Марина щипала виноградины с грозди, пока закипал чайник.
— Почему нет? Как отца не стало, ничего меня там не держит. Здесь хорошо. Воздух, виды… Правда отдыхаю от всей этой столичной давки и шума. Рыбалка, говорят, что надо. Летом морошка. Аленке понравится.
Конечно, он рассказал ей про дочь. Каждый раз в такие моменты он чувствовал себя кем-то взрослым и по-настоящему важным. Гордость распирала его.
«Ты и так взрослый, Бутков. Три раза уже паспорт менял».
— Я люблю детей, — сказала тогда Марина и добавила нарочито низким голосом: — Все ве-едьмы любят дети-ишек!
Паша вспомнил об этом, когда она разливала заварку по чашкам, и вновь улыбнулся.
— Ну а что насчет тебя? — спросил он. — Не скучаешь здесь?
— Как тактично вы, товарищ журналист, спрашиваете, что я забыла в этой глуши. — Марина положила ему на тарелку кусок торта. Себе не взяла. Задумчиво постучала ложечкой по краю чашки. — Я училась в Петрозаводске. На историка. Потом заболела мама, пришлось бросить четвертый курс. Сидела с ней здесь. А когда она… когда…
Лицо Марины изменилось, потухла краска на щеках. Беспокойный взгляд метался от одного края скатерти к другому.
«Дурак ты, Бутков, и вопросы твои дурацкие».
— Осталась. Не нашла в себе сил уехать. А потом как-то привыкла… Знаешь, что-то мне не хочется чай. Может, сразу к вину?
Пока она искала штопор, Паша думал, как бы половчее перевести разговор, но в голос Марины уже вернулась прежняя бодрость.
— И ничего у нас не глушь! Деревня большая, магазин хороший есть, интернет тоже есть. Музей родного края, я там подрабатываю иногда. Туристы к нам заезжают, куклы мои хорошо берут. Живем, не жалуемся.
Они съели по кусочку торта, допили вино под фрукты. Марина пересказала столько местных баек и легенд, что у Паши хватит материала еще на пару-тройку статей. Сам он рассказывал про Москву. Опомнился и посмотрел на часы, когда за окном уже стемнело.
— Мне надо ехать.
— Да. — Марина и не сдвинулась с места.
Они сидели на диване, и тот противно скрипнул, когда Паша наклонился и поцеловал ее. Она не отстранилась.
— Заберу тебя, — сказал он, глядя ей в глаза.
Она ничего не ответила, лишь грустно улыбнулась и пошла его провожать.
…Они переписывались несколько недель, пока Паша решал последние дела в Москве. Марина погорячилась, хвалясь интернетом, связь постоянно обрывалась, сообщения терялись, а о видеозвонке не могло быть и речи. Паше снился мешочек с травами, пахнущий летом, треск льда на воде и белая, как лед, шея над распахнутым воротом пальто.
А когда у Аленки в школе прозвенел последний звонок и все было готово, Паша отдал ключи новым жильцам и погрузил все необходимое, что смог распихать по чемоданам, в машину. Денег от сдачи московской квартиры в аренду с лихвой хватало на приличную двушку с мебелью в Петрозаводске. Въезжай и живи.
…Но сперва он заедет еще кое-куда. Конечно, правильнее было бы сначала обжиться в новом доме, пару дней наладить быт и потом уже… Но нет, не утерпел.
Марина встретила его предложение широко распахнутыми глазами.
— Ты серьезно?!
— Да, собирайся. Сколько тебе надо, часа три-четыре? Я помогу, остальное потом заберем…
Он проследил ее взгляд до машины, Аленка внимательно наблюдала за взрослыми через стекло.
— По дороге познакомитесь.
— Паш, я не могу. Я хочу… — Марина обернулась и посмотрела на верхушки деревьев, частоколом окружающие дальний край деревни. — Извини.
— Понял. — Паша выставил перед собой ладони. — Ничего, это ты извини. Не хотел на тебя давить. Давай так. Ты подумай, а я приеду завтра. И послезавтра. Я буду ездить, пока не разорюсь на бензине…
Он улыбнулся, стараясь сгладить неловкость. Марина теребила браслет на руке — хитрое переплетение цветных шнурков, тех самых, что она использовала для своих кукол. Паша думал спросить про браслет еще тогда, на дюнах, когда увидел его впервые, но залюбовался тонким запястьем и забыл.
— Давай попробуем, — выпалила Марина и, будто испугавшись своего голоса, задержала дыхание. Добавила сдавленно: — Будь здесь, ладно?
Опешивший Паша в последний момент успел крикнуть:
— Давай помогу!
…Но она уже скрылась за дверью.
Он дважды обошел машину кругом, потирая влажные руки. Казалось, карельский воздух стал еще чище, раздувая горящие легкие, как меха, питая кислородом обезумевшую кровь. Паша сел в машину.
— Папа, а она ведьма? — спросила тихо Аленка с заднего сидения.
— С чего ты взяла?
Ничего такого он ей про Марину не рассказывал.
— Дедушка говорил, что красивые женщины или ведьмы, или шаболды, как мама.
Паше потребовалось не меньше минуты, чтобы придать лицу серьезное выражение и повернуться к дочери.
— Давай не будем повторять все, что говорил дедушка, хорошо?
— Ладно.
Марина вышла совсем скоро, не успела доиграть по радио вторая песня.
— Быстро ты, — усмехнулся Паша, помогая ей сложить сумки в багажник.
«Все-таки ждала меня? Или… У того, кто хоть раз задумался о побеге, все готово заранее».
Они вернулись в машину, и Паша провернул ключ зажигания. Приборная панель моргнула всеми лампочками и потухла.
— Да ла-адно!
Он повторил с тем же результатом.
— Не выйдет ничего… — шепнула Марина.
Паша повернул ключ в третий раз; заурчал мотор.
— Ну что, девчат, поехали потихоньку? — сказал Паша, высматривая ухабы на дороге. На самом деле, ему не терпелось вдавить педаль, пока Марина не передумала. Ему показалось, что он заметил удивление в ее глазах, когда они отъехали от двора.
Тихо покачивалась висящая на зеркале заднего вида куколка-оберег.
* * *
Марина понравилась Аленке сразу, с той первой поездки. Девочка засыпала новую знакомую вопросами о жизни в деревне, о куклах и колдовстве. И не ложилась спать без сказки. Карельских сказок у Марины было в достатке.
Они гуляли по набережной Петрозаводска, и солнце застыло, прилипнув к горизонту. Играли уличные музыканты. Паша смотрел, как Марина бегает за Аленой, слышал смех дочери, а душу будто укутали в мягкое одеяло и посадили перед камином.
— Проглочу-проглочу-проглочу! Вот поймаю и съем!
К хорошему быстро привыкаешь. К светлому ночному небу, к просторам. К холодным, чуть рыжеватым — подкрашенным торфом — водам рек и озер. К завтракам с любимой женщиной.
К одному он привыкнуть не мог — к комарам. Ладно на природе, но даже в квартире с москитными сетками на окнах не было спасения от назойливых тварей.
Несколько недель Пашу не сильно грузили на работе, и они успели вдоволь накататься по Карелии. Посмотрели Ладожские шхеры и деревянные церкви в Кижах, полазали по вулкану Гирвас и заскочили в Рускеалу. Марина смеялась, когда Паша в очередной раз случайно коверкал местные названия. А он расспрашивал ее о каждом новом месте.
— А это что за зодчество? — Он кивнул на ряд каменных башенок у одной из Рускеальских троп.
— Положи сверху камушек — желание сбудется. Такое поверье. Чем выше башенка, тем больше шансов призвать удачу.
— У-у! — Аленка протирала ладошки. — Папа, мне нужно больше камней!
И побежала достраивать башенки желаний. Марина проводила ее задумчивым взглядом, сказала чуть тише:
— Развлечение для туристов, конечно. Настоящих сейдов осталось не так уж и много. Скалы, глыбы, приподнятые над землей, застывшие на подножках — валунах поменьше. Некоторые в таких позах, что, кажется, пальцем тронь, и все развалится. Никто не может толком объяснить, как саамы их построили.
Паша кивнул. Он и раньше слышал о каменных сооружениях, что попадались по обе стороны от Белого моря и дальше, в Скандинавии. Но не догадался сразу соотнести многотонные конструкции и аккуратные башенки ростом по колено.
— У язычников вообще много поверий, связанных с камнями, — сказал он. — А причины могут быть самыми банальными и естественными. Ледник таял, некоторые булыжники сложились в причудливые формы да так и остались.
Марина поморщилась на «язычниках», но продолжила:
— В моем роду люди говорили: когда шаман уходил в лес умирать, он превращался в такой вот сейд. Не вели казнить за речи языческие, о мудрый знаток «естественных причин»!
Она сложила руки перед собой, глаза ее расширились в притворном испуге. Паша рассмеялся, притянул ее к себе и поцеловал.
…Переполненная впечатлениями Аленка спала всю дорогу до Петрозаводска. Уставшая и сосредоточенная Марина достала из рюкзака свои шнурки и обрезки ткани и принялась за работу.
Дома Алену ждал подарок — симпатичная мягкая куколка в сиреневом платье.
— Это карельская невеста, — сказала Марина. — И она очень хочет с тобой дружить.
Аленка перевела восхищенный взгляд с куклы на Пашу.
— Папа! Камни работают!
После ужина он спросил Марину:
— И от чего этот оберег?
Та лишь пожала плечами.
— Ни от чего, она для игры. Обереги для детей имеют силу, если делаются руками матери.
* * *
Когда у Паши на руках осталось годовалое дитя, он и подумать не мог, скольким вещам ему придется научиться. Развлекать, успокаивать, кормить, одевать… Заботиться. Ему помогали. Отец, пока был жив. Теща, Надежда Ивановна, которая так и не смогла простить дочь, бросившую ребенка с бывшим мужем.
Аленка росла, а он неплохо справлялся. Детский сад, потеря первых молочных зубов, первый класс… Паша провел ее за руку через все. Наловчился прерывать капризы одним лишь взглядом, лечить боль одним поцелуем, успокаивать одним объятием. Научил дочь завязывать шнурки, понимать по стрелочным часам и не умереть от голода с полным холодильником в доме.
А еще Паша хорошо умел плести косы. Вот и сейчас Аленка сидела с куклой у него на коленях, а он вплетал ей в волосы яркую ленту.
— Папа, а у всех стариков ненастоящие зубы, как у бабушки Нади?
— Не называй их стариками, Ален, им будет обидно.
— У всех бабушек и дедушек?
— У многих так точно.
— И у тебя будут?
— Наверное. Если мои выпадут, нужно же чем-то будет жевать пироги?
— Не делай себе большие зубы, ладно? Они страшные.
Пашины пальцы замедлились, он обдумывал просьбу дочери.
— Договорились. А почему ты спрашиваешь?
Аленка молчала. Он не видел ее лица, видел только, как сильно ее пальцы вцепились в куклу.
«Она чего-то испугалась?»
— Алена Павловна, рассказывайте.
— Я видела старуху… бабушку с большими зубами, — сказала она тихо. — Как у са-бель-но-зубых тигров.
— Саблезубых. И где ты ее видела?
— В своей комнате.
Паша замер. Ему оставалось зафиксировать свою работу парой резинок, но рука отказывалась за ними тянуться. В голове разматывалась лента из воспоминаний: что они смотрели и читали в последнее время? Откуда она могла выхватить образ?
— Когда?
— Во сне, папа! — Аленка покачала головой, будто расстроенная, что такие простые вещи приходится объяснять. — Я знаю, что она не настоящая. И зубы у нее не свои. Не бывает ведь у бабушек таких зубов?
Она повернулась к нему и заглянула в глаза.
«Совсем белая…»
— Я тебе больше скажу — и во снах твоих больше не будет, если ты ее прогонишь. — Паша подмигнул. — Не бойся в следующий раз сказать, что, если она не уйдет, ты папу позовешь. Уж я-то ей зубы укорочу!
Аленка расслабилась, прыснула в кулак.
Паша тоже успокоился, но вечером пересказал Марине этот разговор. Удивился, с каким серьезным выражением она слушала.
— Для детей нормально видеть плохие сны, — сказала она спокойно, но он видел по ее глазам: сказала только потому, что он хотел это услышать.
Марина взялась за новую куклу и засиделась с ней допоздна. Аленка ложилась спать вместе со взрослыми, за полночь. Паша понимал, что сбивает ребенку режим, но решил подумать об этом ближе к сентябрю.
«У сов тоже есть права».
Когда девочка уже была в кровати, Марина представила ей новую соседку:
— Это берегиня. Она убережет тебя от дурных… снов. Перед сном ее нужно трижды перевернуть и сказать: «Отвернись злом, повернись добром».
Аленка кивнула трижды и с радостью забрала новую куклу в кровать.
* * *
— Бутков, скотина, ты совсем попутал, я тебя спрашиваю? Какого хрена я только сейчас узнаю, что ты сдаешь нашу квартиру? Где моя половина?
— С какого это черта лысого она вдруг стала нашей?
— О совместно нажитом имуществе слышал, мудила?
— Наташа, когда мы там жили, квартира была оформлена на моего отца. И теперь она моя по завещанию. Там твоего ничего нет…
— Ты не мужик, Бутков, слышишь? Я так это не оставлю, ты у меня еще…
Паша сбросил вызов, почесал шею. Он уже несколько дней чувствовал себя уставшим, комариный писк над ухом не давал уснуть. Но стоило встать с кровати и включить свет, все твари куда-то исчезали, сколько бы он ни ходил с тапкой из угла в угол, ни выискивал их на потолке и стенах.
Тратить силы на ссоры с бывшей не хотелось, тем более сейчас у него были дела поважнее.
Паша заглянул в туалет, где усатый сантехник уже сматывал стальной трос.
— Засоров нет.
— А змея?
Сантехник покачал головой.
«Не верит. Я бы и сам не поверил».
Но перед глазами все еще отчетливо стояла картинка с треугольной головой, выглядывающей из воды.
— Можно это еще как-то проверить?
— Проверить? Проверить-то можно. Поспрашивайте у соседей, мало ли, сбежал у кого домашний ужик или питон. Но гадюка в городе, на четвертом этаже? Не серьезно как-то…
Сантехник развел руками, пряча улыбку в усы.
— Я знаю, что видел. — Паша стоял в дверном проеме, не собираясь двигаться с места. — У меня здесь ребенок живет. Я максимально серьезен.
— Ладно, — сдался сантехник. — Клозет ваш, вам видней, че тут было и чего не было. Повешу объявление, завтра схожу в подвал, спущу воду со стояка.
— Спасибо. — Паша достал из кармана кошелек.
— В квитанции придет счет, — сказал сантехник, протискиваясь мимо него. И уже в прихожей добавил едва слышно: — Москвичи…
* * *
Паше снились змеи. Скользкие холодные гады ползали по ногам, а он пытался их стряхнуть, встать с кровати, но никак не мог выбраться из пододеяльника. Крутился, все сильнее запутываясь в ядовитом клубке.
Понял, что проснулся, когда воздуха перестало хватать. Полежал в тишине, отдышавшись. Простынь сбилась, и он чувствовал спиной неприятную шершавую поверхность матраса. Вновь впадая в дрему, повернулся к Марине, погладил по плечу… слишком тонкому плечу. Детскому.
Спросил тихо:
— Аленка, ты чего здесь?
— У меня в комнате… бабушка опять та, — сонно отозвалась она.
Паша слушал дыхание дочери. Других звуков в квартире не было, стихли даже надоедливые комары.
«Марина ушла спать в комнату Аленки? Здесь бы хватило места на троих…»
Он уже думал пойти проверить, как в дверях вырос темный силуэт.
— Где ты была?
— Попить ходила. — Она обошла кровать и легла по другую сторону от Аленки. — Никого в ее комнате нет. Не бойся, спи.
Он уловил в ее шепоте улыбку. Хотел было сострить в ответ, как в нос врезался запах увядающего тела: тошнотворная смесь болезни, застарелого пота и гниющих фруктов. Запах, который ни с чем не спутаешь. Такой витал над кроватью отца в последний месяц его жизни.
Паша, морщась, приподнялся на локтях, осмотрелся в полумраке. Ему даже на секунду показалось, что вонь привела за собой в комнату Марина. Но зашумел на улице ветер, свежий воздух проник в приоткрытое окно, коснулся Пашиного лица. Убрал гниль из легких, а дурные мысли из головы. Успокоил.
Паша опустился на подушку и закрыл глаза.
* * *
Марина времени даром не теряла. Договорилась с сувенирными о продаже своих кукол, и теперь вся комната была завалена коробками с вепсянками, травницами, берегинями и ладушками. Но и этого ей было мало. Дорвавшись до быстрого интернета, она уже вовсю изучала создание и продвижение курсов.
— Сейчас учить других выгоднее, чем делать самому, — говорила, водя тонким пальцем по тачпаду.
Она лежала на кровати с ноутбуком на коленях. Длинная футболка прикрывала ее бедра. Паша сидел рядом и любовался ее ногами, белыми, как лед на озере, чистыми, без единого укуса. Сам он изнывал от зуда, но ночные кровососы, видимо, донимали одного его.
— Можно научить делать настоящие обереги? Разве для этого не нужен… не знаю, дар колдовской или вроде того?
— Настоящие, может, и нельзя, — ответила она, закусив губу и не сводя взгляда с экрана. — А научить делать куклы можно. Да и настоящих сейчас пойди поищи. Матери моей знание от прабабки досталось, а той — от ее прабабки… и тянулось так с тех времен, когда саамские шаманы здесь сейды строили. Мама меня научила кое-чему, но в сравнении с ее оберегами мои куклы лишь детские игрушки.
Паше стали давать больше работы. Он все чаще засиживался допоздна над очередной статьей или был в разъездах, пока за Аленкой следила Марина. Но если она не будет здесь скучать, а сможет еще и зарабатывать на любимом деле, то совсем здорово.
«Повезло тебе, Бутков. На этот раз, кажется, действительно повезло».
С Наташей все пошло не так с самого начала. Он был тридцатилетним фрилансером с пивом в холодильнике и раскладным диваном. Она — двадцатилетней студенткой журфака с нервами из мягкого свинца.
Она поджигала свою жизнь как абсент, глотала ее залпом. Гул вечеринок, до рези в глазах яркие вывески баров, стук покерных фишек, отражение городских огней в очках равнодушных таксистов — ночи сливались в сплошной рейв. Он чувствовал себя живым в ее объятьях и в облаках сладкого кальянного дыма. А по утрам умирал в похмельном бреду.
Он стал брать меньше заказов, у них начались проблемы с деньгами. Она ушла бы от него уже тогда, но случилась Аленка.
Паша нашел стабильную работу, выбрал кроватку и коляску. Водил жену на йогу, покупал ей безразмерные штаны и ее любимый зеленый смузи с привкусом мыла. Уже позже выяснил, что она подливала в него коньяк.
«Развязалась» — так она назвала рождение дочери.
— Ты такой старый, Бутков, — говорила она, крася губы, пока он грел детскую смесь. — Тебе чуть за тридцать, а уже превратился в развалюху. Не ходишь со мной никуда. И скучный, почему ты теперь такой скучный? Знаешь, я не после беременности трахаться не хочу. Я с тобой трахаться не хочу.
Она скрывалась недолго. Сначала таскала цветы, бутылки с дорогим вином, украшения, маникюрный набор — «подарки». Потом на фотографиях в ее соцсетях стало появляться все больше мужчин.
Он устал от ее ядовитой улыбки, от ядовитого запаха ее духов по вечерам и перегара по утрам. Устал завтракать один. Не закатывал сцен, просто однажды аккуратно собрал ее вещи в чемодан и выставил в прихожей.
Она лишь равнодушно пожала плечами, ей уже было куда съехать. К кому съехать.
— Маникюрный набор сложил? — спросила она, не вспомнив про Алену.
«И вот, Бутков, снова женщина моложе тебя на десять лет…»
— О чем задумался? — Марина оторвалась от ноутбука.
Он все еще смотрел на ее ноги. Спроси его сейчас, чем тогда привлекла его Наташа, он бы долго морщил лоб, но загнуть больше одного пальца так и не смог бы. Только красотой.
До него вдруг дошло, как Марина с Наташей при всех внутренних различиях похожи внешне. Волосы, глаза, фигура… Одень их одинаково, поставь рядом, и если не за близняшек, так за сестер точно сойдут.
«Вот он, получается, мой типаж».
— Думаю, как мне с тобой повезло.
Он наклонился и поцеловал ее.
— М-м? Мне нравится, можешь повторять почаще, — рассмеялась она.
— Да, очень повезло. — Он целовал ее шею. — Так повезло…
Алена в соседней комнате смотрела в наушниках мультик, и начала она совсем недавно. Значит, полчасика у взрослых еще есть.
Паша провел ладонью Марине по бедру, по дряблой, морщинистой коже…
Отдернул руку, снова сел.
— Ты чего? — Марина открыла глаза.
Паша не сводил взгляда с ее бедра. Футболка задралась, открывая бирюзовую полоску трусиков и белую гладкую кожу на привлекательной округлости.
— Ничего. Чайник пойду поставлю. Когда ноут освободишь, позови, мне нужно будет поработать.
Годы практики, когда приходилось разговаривать с теми, с кем разговаривать не хотелось, научили держать голос ровным в любой ситуации.
— Что же вы, товарищ журналист, свои статьи бросаете на самом интересном месте? — донесся ему вслед насмешливый голос Марины. — В следующий раз доводите до кульминации!
Он зашел в ванную, включил кран и бросил себе в лицо пригоршню холодной воды. А потом тщательно вымыл правую руку с мылом.
* * *
— Нет, ну ты серьезно?
— Извини, — в сотый раз повторила Марина. Она сидела на подоконнике, виновато смотрела на него. Небо за ее спиной начинало темнеть, белые ночи сходили на нет.
Паша нервно расхаживал по кухне. Аленка спала в своей комнате. Он ей сразу сказал, что ночевать она с ними больше не будет. Большие девочки спят у себя, а не брыкаются в родительской кровати полночи, не давая выспаться взрослым.
А сегодня на ее руке он увидел укус. Аккуратный овал с бледными отпечатками зубов. Марина созналась сразу. Сказала, они баловались, и она просто заигралась, не рассчитала силу. Только и всего. «Болит?» — спрашивал Паша дочь. Та мотала головой.
«Только и всего».
— Ты злишься, — сказала Марина, наблюдая, как он наматывает круги.
— Нет. Немного…
Конечно, он понимал, что это случайность. Что в детских играх легко увлечься самому. Что Марина не сделала бы Аленке больно нарочно. Но что-то засело в груди, мерзкая заноза попала прямо в нерв. И крутилась в голове мысль:
«Она укусила мою дочь. Только и всего?»
— Нечего было ребенка называть как шоколадку. — Марина слабо улыбнулась.
— Ладно, проехали. — Паша с усилием выдохнул. — Просто, когда дело касается Аленки…
— Знаю.
— Ты ее кусаешь, а потом ей мерещится всякое.
«Как и мне».
Марина встала с подоконника, подошла к Паше и обняла.
— Мне очень, правда очень стыдно. Клянусь тебе, что буду осторожней. Больше не злись на меня, пожалуйста. — Она отстранилась и заглянула ему в глаза. — Я люблю ее. Веришь?
Он не успел ответить, их прервал детский визг. В комнате Алены они оказались разом, влетели в узкий дверной проем, цепляясь локтями и мешая друг другу.
Аленка забилась в угол кровати, натянув одеяло до самого носа. Ее трясло.
— Это сон, просто сон, — успокаивал Паша дочь, гладил по голове.
— Она хотела проглотить меня целиком!
— Теперь уже нас хотят съесть. — Паша бросил укоризненный взгляд на Марину и вновь повернулся к дочери. — Ну посмотри на себя, какая ты большая девочка. Целиком тебя не проглотишь, если только…
Он осекся, едва не добавив «по кусочкам». Аленка задрожала еще сильнее.
«Еще один умник».
Марина развязала шнурки на запястье. Впервые Паша видел, как она снимает браслет, даже в душ она ходила с ним. Шнуркам давно полагалось выцвести, полинять от ежедневной носки и потерять вид, но они оставались яркими, как новые.
— В старину женщины носили длинные юбки и платья, чтобы подол касался земли. Так ткань набирала силу родного края, — тихо говорила Марина, завязывая браслет на Аленкиной руке. — Из обрезков этих юбок и шнурков от платьев матери делали для своих детей кукол-пеленашек. У меня тоже такая была. Но потом я выросла и забыла о ней. Взрослым не очень-то удобно повсюду таскать за собой куклу! Как-то мне тоже начали сниться сны. Плохие сны, совсем как твои. Тогда мама взяла мою пеленашку и из ее шнурков сделал мне этот браслет. Он очень сильный. Не снимай его, и никто тебя больше не потревожит.
— Правда?
— Самая что ни на есть.
Она говорила так уверенно своим низким, грудным голосом, что даже Паша на секунду поверил. А еще он никогда раньше не слышал этой истории.
Аленка, получив новый подарок, быстро успокоилась и уснула в Пашиных объятиях. Марина сидела у изножья кровати и, прикрыв глаза, думала о чем-то своем. А Паша вновь и вновь прокручивал в голове ее последние слова.
«Никто». «Никто не потревожит». Будто раньше действительно был «кто-то». Разве так говорят о детских снах?
* * *
Паша расчесывал тонкую кожу на лодыжках до крови. Новые укусы появлялись раньше, чем успевали зажить старые. Все они сливались в единый болезненный синяк.
Стоило ему заикнуться об этом на работе, и все недоуменно разводили руками. В городе комары никому больше не докучали. Паше же не помогали ни спреи, ни спирали.
«Из вентиляции они, что ли, лезут?»
Ни одну тварь он так и не поймал.
Аленка в последнее время начала высыпаться, повеселела. Вера в волшебный браслет успокоила детскую психику. Паша спал плохо. Клевал носом над очередной статьей, промахивался по клавишам. Домашние дела откладывались, вязли в киселе накопившейся усталости, не давались в руки.
Он велел Аленке прибраться в комнате. Вызвался помочь, но так и просидел на заправленной кровати полчаса, не в силах собраться. На глаза попалась раскраска, которую он купил дочери в первый же день в Петрозаводске. Он лениво полистал книжицу и замер, встретив знакомое имя.
Сюёятар.
Пробежался по тексту под черно-белой картинкой.
«Сюёятар — сгорбленная бабка с длинными клыками… может притвориться молодой, пышущей здоровьем женщиной… Беда тому мужчине, что приведет ее в свой дом… В переводе с карельского: «та, которая съедает…»
С картинки на Пашу смотрела старуха с бульдожьей мордой. Аленка раскрасила меньше половины: стволы и ветки — коричневым, листву — зеленым… Змею у ног старухи — черным. Не закончила. Бросила, так и не добравшись до страшной морды и длинных клыков.
«Вот откуда ноги растут у Аленкиных кошмаров».
Он спрятал раскраску. Рассказал о ней Марине, та кивнула без особого интереса.
Она изменилась. Почти не шутила, стала тихой, задумчивой и рассеянной. Теперь на одну куклу у нее уходило вдвое больше времени. Она бросила развозить обереги по сувенирным, сказала, плохо берут. Но плести не переставала, завалила куклами все полки и углы. Берегини и травницы смотрели на Пашу гладкими лицами.
Он пытался ее расспросить, уговаривал обратиться к врачу. Марина вымученно улыбалась и бесконечно теребила пустое запястье. Все чаще вспоминала Москву, упрашивала поехать туда хотя бы на пару дней.
— Сейчас работы много, но через недельку-другую съездим. Надо будет документы Аленкины из школы забрать.
— Ты все-таки окончательно решил здесь остаться… — говорила она тихо и как-то вся съеживалась, блекла, будто из цветной картинки выкачивали все краски, оставляя лишь темные контуры и белый лист. Раскраску.
Всю неделю Паша ложился в кровать, когда Марина уже спала. Словил себя на мысли, что делает это нарочно, специально засиживается за ноутбуком, бестолково водя пальцем по тачпаду. Никак не мог выбросить из головы горбатую бабку.
«Из слюны ее родятся змеи, из трухи с волос — комары», — писалось в детской книжке.
Он лежал в темноте под назойливый писк над ухом и не пытался отмахиваться. Без толку. Неужели он, взрослый мужик, всерьез обдумывает эти совпадения? Перебрал местного фольклора?
«Совсем сдаешь. Перемены больше не для тебя, слишком уж укачивает на резких жизненных поворотах. Нервы уже не те, дребезжат, как разбитая подвеска. Магния, что ли, попей, дед. А то доведет тебя эта выдуманная Баба Яга до вполне реального психиатра».
…Паше снились комары. Они облепили его тело сплошным ковром, а он не мог пошевелиться. Видел, как раздувались от крови их мерзкие тела. От его крови. Они не лопнут, знал он. Будут пить, пока каждый из них не станет размером с налитую красным виноградину. Высосут его досуха.
Он проснулся от странного шума, будто совсем рядом за стеной включили телевизор. Марины рядом не было. Шум доносился из соседней комнаты. Голос.
Паша вскочил с кровати и босиком вышел в коридор. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Над кроватью Алены во мраке нависла сгорбленная фигура и что-то крутила в руках. Девочка спала.
Ступни разом похолодели. Паша сделал неуверенный шаг, еще один — и услышал хриплый голос:
— Добро оберни, зло вороти. Добро оберни, зло вороти. Добро оберни…
На каждой фразе старуха переворачивала куклу-берегиню вверх тормашками. Одним прыжком Паша оказался рядом, схватил за плечо, развернул к себе… Никакая не старуха; Марина с застывшим выражением лица.
— …зло вороти.
Ее губы продолжали двигаться. Остекленевшие глаза смотрели сквозь Пашу. Он забрал куклу, и Марина умолкла, замерла на миг, затем встрепенулась, замотала головой, часто моргая. Наконец увидела его. Хотела что-то сказать, но так и осталась стоять с раскрытым ртом.
Аленка застонала во сне.
* * *
— Ау, Бутков, ты чего трубку не берешь? Увез мою дочь к черту на рога, а теперь даже не даешь нам с ней поговорить? Она там про меня скоро забудет совсем. Конечно, ведь ее любимый папочка по Карелиям возит!..
— Ты сейчас звонишь с Аленкой поговорить?
— Позже. Вначале нам с тобой надо по поводу квартиры решить. Говорят, сейчас рынок на пике, можно выставить по хорошей цене…
— Что ты несешь, Наташа, какой рынок, какой пик? Квартира моя, и что я с ней делаю, тебя вообще не касается.
— Не беси меня, Бутков, слышишь?! Я адвоката нашла! Я тебе говорю, не хочешь по-хорошему — затаскаю тебя по судам. Думаешь, на севере своем спрятался?..
Паша сбросил вызов. Подумал и выключил телефон. Разболелась голова.
Разговор с Наташей не раздражал, как раньше, лишь отвлекал. Раздражала теперь Марина. Ее разбросанные по всей комнате шнурки, обрезки ткани и недоделанные куклы. Ее бормотание себе под нос, когда она за работой. Из ниоткуда взявшаяся хрипотца в ее голосе. Касания разом огрубевших рук.
На ее лице появились морщины, которые Паша раньше не замечал. Поставь теперь Марину с ним рядом — и никто не заметит десяти лет разницы.
Утром они попытались обсудить ночной приступ лунатизма. Марина пробурчала что-то невнятное и пожала плечами. Сказала, раньше с ней такого не было. Паша записал ее к врачу на понедельник.
Марина слабо сопротивлялась. Говорила, что в Москве, должно быть, специалисты получше. И вообще, долгая поездка бы здорово ей помогла. Не объяснила толком, каким образом.
Паша молча слушал, как его уговаривают поехать в столицу, и отрешенно мешал давно растворившийся сахар в остывшем кофе.
«Может, это был ее изначальный план. Может, только для этого я и был ей нужен. Думала, не смогу здесь прижиться и заберу ее в Москву. Повелся, как дурак».
На следующей неделе Паша решил забрать всю работу на дом. Необходимо, чтобы кто-то был рядом с Мариной. Аленке тоже будет спокойней.
«Признайся. Ты боишься оставлять с ней дочь».
Паша прогнал эту мысль взмахом головы. Устало посмотрел на холодный кофе. Третья кружка за сегодня, про которую он забыл.
«Еще даже не вечер, а мозги уже как кисель».
Он проверил Марину, та тихо посапывала в кровати, обложившись куклами. Взял Аленку прогуляться по набережной. Девочка молчала всю дорогу. Безошибочно читала по лицу настроение отца и не лезла с расспросами.
Ветер собрал прохладу с Онежского озера, как сливки с молока, пригоршней швырнул в лицо. Освежил голову. Паша проголодался. Они зашли в магазин, купили пару свежих рыбин, фольгу, овощи и лимон. Подумав, Паша взял бутылку белого вина. Хороший ужин всегда бывает кстати.
Но стоило им вернуться домой, как Марина с порога накинулась на Аленку:
— Ты зачем это сделала!? Кто тебя просил все портить?
Аленка испуганно хлопала глазами.
— Что такое? — спросил Паша.
— Смотри! Смотри, что она натворила! — Марина потащила Пашу в комнату.
Сначала он не понял, в чем дело. Почувствовал нутром, горящей диафрагмой прежде, чем зрительный нерв успел передать сигнал в мозг. Совсем как с той корягой, что оказалась змеей. И, увидев, вздрогнул. Куклы. Все куклы смотрели на него.
— У них не должно быть лиц! — Марина металась по комнате, вцепившись себе в волосы. Ее левое запястье было расчесано до крови. — Им нельзя иметь лица…
Кривые, будто сажей намалеванные рожицы скалились в ответ. Раскосые глаза, большие рты и треугольные зубы — так действительно мог нарисовать ребенок. Паша отвел Аленку в ее комнату, успокоил, как умел — буквально парой фраз, — и вернулся к Марине.
— Она была со мной все это время.
Марина не слушала. Хватала куклы одну за другой, слюнявила пальцы и пыталась стереть рожицы с ткани, но лишь сильнее размазывала черное на белом.
— Испорчены! Они все испорчены…
Лицо ее раскраснелось, растрепанные волосы липли к влажным от слез щекам. Паша чувствовал, что должен сделать хоть что-то. Подобрать слова, успокоить. Прижать к себе, встряхнуть, наконец. Но он продолжал стоять, наблюдая за ее истерикой и не находя в себе силы вмешаться.
«Совсем моя старуха сдает».
Марина тем временем бросилась утрамбовывать куклы по коробкам. Складывала их рожицами вниз. Паша молча принялся помогать, стараясь лишний раз не всматриваться. Казалось, в нарисованных глазах играет насмешка.
Марина потащила первые коробки на улицу как была: в домашней майке, коротких шортах и босиком. Паша пошел следом. Чтобы вынести все куклы, им потребовалось сделать три ходки к мусорным бакам.
— По-хорошему, их надо все сжечь, — сказала Марина, обхватив себя руками. На улице ей немного полегчало, и взгляду вернулась осознанность.
— Пойдем уже, а? — тихо сказал Паша, поглядывая на окна соседей.
— Ладно.
Они вернулись домой, и Марина закрылась в ванной. Пустила воду. Паша думал зайти к Аленке, но вспомнил про пакет из магазина. Достал вино, нашел штопор на кухне. Открыл бутылку и сделал глоток прямо из горла. Перед глазами стояли берегини и травницы, превращенные в дьяволят. Почему-то казалось, что их черные глаза смотрели прямо на него. Нет, не так. Только на него. Что их кривые рты растягивались в усмешке только над ним.
Марина сама нарисовала эти гримасы. Больше некому. Но даже не эта мысль сейчас занимала Пашу больше всего.
Он что, и правда назвал ее старухой?
* * *
«Мы вечно демонизируем женщин. Наверное, все дело в той власти, которую они имеют над нами.
Нет, Бутков, конечно, ты не веришь в зубастую старуху, что может обернуться прекрасной девой. Ты журналист. Ты работал и с политикой, и с «мистикой». Ты прекрасно знаешь, как из одних и тех же фактов можно сложить совершенно противоположные картинки.
Нельзя верить во что-то подобное, пока не увидишь своими глазами. Это ненормально.
С Мариной тоже не все нормально, пора это признать. У нее проблемы, о которых она и словом не обмолвилась. Что еще она скрывает? И готов ли ты сделать ее проблемы своими?»
Судаки уже были в духовке, Марина все еще в ванной, Аленка у себя в комнате, полбутылки вина — в Паше. Он сидел на кухне и думал, что будет дальше. Первым делом, конечно, он поговорит с Мариной, расспросит ее получше, когда она успокоится. Потом, понятно, врач, потом… Что, если у нее серьезный диагноз? Начальная стадия шизофрении или еще что-нибудь не менее ужасное? У него дочь, готов ли он рисковать?
Вино заканчивалось слишком быстро. Паша чувствовал, как все тяжелее становится голова и все удобнее стул. Усталость и недосып брали свое, очертания кухни размывались по ту сторону бутылочного стекла.
Дверь ванной открылась. Тяжело ступая и цокая по плитке длинными ногтями, на кухню ввалилась горбатая фигура, обернутая в полотенце.
Паша улыбнулся, оценив шутку подсознания. «Пока не увидишь собственными глазами». Но в отличие от Аленки он знал, что спит.
Сюёятар смотрела на него, склонив голову. Ее прямые седые волосы напоминали тонкую паутину. С ее морды можно было рисовать орка для какой-нибудь фэнтези книги или игры.
«Клыки у нее и впрямь как сабли».
Она следила за Пашей, а он с интересом наблюдал за ней. Ждал, что она будет делать. Он ее не боялся.
Страшно ему стало, когда пришла Аленка. Девочка не успела ничего сказать или сделать, старуха схватила ее и подняла над головой. Зубастая пасть раскрылась, растянулась по-акульи, неестественно, как в пластилиновых мультфильмах.
Визг Алены отрезвил, заставил Пашу прийти в себя.
«Это не сон!»
Его дочь наполовину скрывается в бездонной пасти — не сон. Острый клык вспарывает тонкое платье — не сон. Кровь капает на плитку…
Паша вскочил, схватился за Аленку и одним резким движением вытянул ее обратно. Набросился на старуху с кулаками. Бил не глядя, по огромной голове, по морщинистой роже, по высокому горбу. Упало под ноги полотенце. Паша запутался, на миг потерял равновесие. Старуха извернулась, нырнула ему за спину. Паша крутанулся на месте, чтобы в последний момент увидеть бутылку с недопитым вином у самого лица.
Сделать ничего не успел.
Накрыла тьма.
Что-то больно ударилось в копчик, и Паша понял, что упал.
Его потянули за руку, холодные пальцы обвили запястье, стянули, пережимая кровоток.
— Паша! Паша! Очнись, слышишь меня?
Маринин голос то приближался, то удалялся, словно маятник. Голова не болела, лишь что-то теплое текло по лбу. Тьма никак не желала отступать; Паша подумал, что для начала неплохо бы открыть глаза.
Перед ним сидела Марина, подтягивала полотенце на груди. С ее мокрых волос капала вода, с ее разбитых губ — кровь. Один ее глаз уже начал заплывать.
— Уйди, тварь! — Паша дернулся, приложился затылком о холодильник. Тьма дрогнула на самой границе зрения, погрозила пальцем: «будешь делать резкие движения, и я вернусь». Пашу замутило.
— Что ты видел? — серьезно спросила Марина.
Паша не ответил. В дверях стояла Аленка, сжимала в руках планшет с наушниками. Ее платье было целое. Он протянул к ней руку, и она отшатнулась, вжалась в стену. Из ее глаз бежали слезы. Она смотрела на него, и только на него. Боялась его… и только его.
— Я не понимаю, — тихо сказал Паша и заметил у себя на руке браслет. Тот самый, что Марина отдала Алене.
— Я тебе сейчас кое-что расскажу, — продолжила Марина серьезным тоном. Кровь текла по ее подбородку, капала ей на колени. — А ты выслушай меня, пожалуйста. До конца.
Пискнул таймер духовки. Судаки готовы.
— Я была обещана другому.
* * *
— У него много имен. Хийси, лесной демон. Черт. Лемпо… — Было видно, как сложно Марине говорить опухшими, затянутыми черной корочкой губами. — В финском языке это слово до сих пор означает ругательство. Одни считают, что это дух злого шамана, который обернулся камнем, но никак не может упокоиться окончательно. По другим легендам это существо жило здесь еще задолго до первого человека. Саамы посвящали ему целые сейды. Их так и называли — сады Хийси.
Она морщилась, но продолжала. Медленно выдавливала слово за словом. А Паша слушал. Отключив эмоции, как на лекции. Решил, что пропустит это через себя потом, а сейчас ему нужна информация. Пусть даже самая безумная.
Голова была на удивление ясной. Он уже и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя таким собранным. Лоб саднил, но с этим он был готов мириться. Даже мир вокруг будто стал четче. Будто последние несколько недель Паша носил старые мутные линзы, а теперь надел очки.
— Считается, Лемпо может вести человека к неудачам. Заставить творить дурное — пойти отца на сына, мужа на жену. Может показывать человеку… всякое.
Паша кивнул. Аленка сидела рядом. Она наотрез отказалась оставаться одна. Паша лишь настоял, чтобы она надела наушники. Девочка сама выбрала место, села у самой стены, на одинаковом расстоянии от взрослых. Вернулась к своему планшету, изредка бросая на них настороженные взгляды.
Рыбу из духовки так и не достали. Бутылка чудом не разбилась, но к вину больше никто не притронулся.
— Однажды моя мать попросила Лемпо об услуге. Это было давно. Взамен он потребовал… Захотел взять меня в жены. Не смотри на меня так, я росла не в такой уж темной глухомани и до последнего не верила, думала, это все материнские страшилки. В лес далеко не ходи, с незнакомцами не говори… Когда камни позовут, не иди. Я учиться уехала. Вернулась, когда Лемпо попросил уплаты долга. Мать не хотела меня отдавать. Сделала для меня этот браслет.
Марина коснулась Пашиного запястья. Он не отдернул руку.
— Сама не спаслась. Паша, не болезнь забрала маму… Он ее в могилу свел!
Она опустила голову, и волосы ее, все еще тяжелые и мокрые, рассыпались, скрыли на миг ее лицо. Но вот она выпрямилась, и ни слезинки не блеснуло в ее глазах. На ее губе вновь набухла багряная капля.
— Он не мог заставить меня напрямую. Но и отпускать тоже не собирался. Заговорил дороги, запутал тропы. Какой ни пойди — в деревню вернешься. Ни одна машина не смогла проехать со мной и двух километров, ломалась. Я застряла там, пока… пока ты меня не забрал. Тогда я и поверила, что ты в меня влюблен. Никто другой не смог бы разрушить чары. Я надеялась, что Лемпо отступил, что ему не хватит сил достать меня в Петрозаводске. Он и не мог. Тогда принялся за вас.
— Сны Аленки?
— Может, не сразу, — задумчиво сказала Марина. — Ему нужна почва. Зацепиться за что-то в голове. Я надеялась, что это просто сны.
«И он зацепился. Только не в той голове».
— И когда ты отдала браслет Аленке, сама осталась беззащитна.
— Нас трое, а браслет один. И второй такой мне не сделать. Лемпо наказывает меня, наказывает нас. Хочет, чтобы мы боялись друг друга, чтобы возненавидели. Чтобы я сама к нему вернулась.
— Так ты не Сюёятар? — спросил Паша, глядя Марине в глаза. Стараясь не думать, как же по-дурацки они выглядят сейчас со стороны: два человека с разбитыми лицами, всерьез обсуждающие лесных демонов и старух-людоедов.
— Даже мама считала ее выдумкой. Мне хочется верить, что не все страхи, придуманные человечеством, когда-то ходили по земле. Что иногда сказка — просто сказка.
Паша обдумывал ее слова. Поверить той, кто всего-то сменила одну бредовую версию на другую?
Ему еще придется обсудить все с Аленкой. Как объяснить дочери, что она увидела? Вытравить из детской головы картинку, где он в бреду избивает Марину? Хорошо, та быстро сообразила забрать у девочки браслет.
Совсем недавно он и правда задумывался, стоит ли Марина того, чтобы взвалить на себя ее проблемы. Воспоминания о тех мыслях, все подозрения, что скопились за последние недели, все это еще лежало где-то внутри, смердело, как со дна мусорного бака.
Он едва не повелся на происки злобного духа.
«Так может лесной демон все-таки залезть в меня так глубоко? Перепутать все чувства, завязать нервы узлами? Или он лишь подтолкнул, а дальше…»
Но нет, сейчас он все еще видел перед собой женщину, с которой познакомился на песчаном берегу под вой ветра и треск льда. Ту, ради которой уже переехал однажды.
— Собирайтесь, — сказал Паша, вставая. — Едем в Москву.
* * *
Вокзал был полупустым, в зале ожидания хватало мест, чтобы сесть подальше от остальных. Ближайшего поезда до Москвы нужно было ждать чуть больше двух часов. Марина настояла, чтобы они ехали так.
— Состав тяжелее пустить под откос, чем машину, — объяснила она, и Паша не понял, была ли это шутка.
Браслет все еще оставался у него. Марина сказала, что ему оберег нужнее. Пашу кольнула легкая обида — среди женщины и ребенка он оказался чуть ли не самым внушаемым, — но он не стал спорить.
Паша отошел купить кофе, когда зазвонил телефон. Почти минуту он отупело смотрел на знакомый номер. Холодным, одеревенелым пальцем с третьего раза попал по зеленой трубке.
— У рыбаков есть песня обо мне. У мельников есть песня обо мне. У охотников есть песня обо мне. У знахарей есть песня обо мне. Слушал бы ты песни обо мне, знал бы, что нельзя воровать у меня.
Паша сел, где стоял, прямо на лестничные ступеньки, вжимая в ухо телефон с родным голосом. Такой был у отца перед самой смертью. А еще тот, кто забрал голос мертвеца, говорил на незнакомом языке. То ли финском, то ли карельском, не понять. А может, ни один народ мира никогда на нем и не говорил. Может, он появился еще тогда, когда человечество вообще не умело говорить.
Паша не сразу осознал, что понимает каждое слово.
— Расскажу тебе байку про рыбака-дурака, а ты посиди послушай. Жил рыбак, дурак дураком, рыбу ловил, да невесту чужую на крючок поймать вознамерился. Думал о ней и днем и ночью, и когда рыбу чистил ножом острым, и когда дрова рубил топором тяжелым. Я ему и говорю: неправильно ты, дурак, топором машешь. Ты поленья рубишь, а надо ноги себе. С тех пор сидит он у воды — все еще рыбак, все еще дурак, но за чужими девками бегать больше не мастак. Зачем тебе невесты две, отдай мне. Али ты дурак?
— Она тебе не принадлежит.
— То не тебе решать. Забыл человек, что значит уговор держать, дураком сделался. Не рассказала она про рыбака-то? Знала, что я за ней приду, тебя подставила, умолчала, от беды не уберегла. Нужна такая тебе?
— Оставь нас! Мы уедем…
— Далеко ли? Старый лед везде мои камни разбросал, везде найду. А как наскучит мне за вами бегать, дар свой заберу. Так и передай.
Паша вернулся без кофе. Ноги слушались плохо. Рухнул на свободное место, стараясь не обращать внимания на женщину напротив. Та бесцеремонно разглядывала синяки на лице Марины и кровавую корку у него на лбу. Качала головой и косилась на Аленку. Как бы полицию не позвала.
Марина вновь пыталась шутить. Без задора, скорее по инерции. Представляла, какие будут лица у мусорщиков, когда те найдут в баках сотню размалеванных кукол. Рассматривала в зеркальце свои синие — будто пара раздавленных слив — губы и говорила, что с мужиком-абьюзером ботокс не нужен.
Аленка не понимала и половины, но смеялась вовсю. Лучше, когда взрослые натужно шутят, чем дерутся.
— Не поможет, — сказал Паша тихо, наклонившись к Марине. — Уехать не поможет. Старый лед… Ледник когда-то мог протащить огромные валуны на тысячи километров. Осколки карельских скал находили даже в Москве. Я читал.
«А где есть его камень, там есть и он».
Можно было, конечно, бежать дальше. На юг, да хоть на другой континент. Вечно прятаться и ждать, постоянно думать, не найдет ли демон способа до них добраться. Но если уехать слишком далеко, Лемпо может разорвать сделку…
— Что твоя мать попросила у него?
Марина помолчала, собираясь с мыслями.
— Роды прошли тяжело. Я была очень плоха, врачи не давали никаких гарантий. Мама… она попросила мою жизнь.
Паша хотел было спросить еще и про рыбака, но сдержался. Она знала, прекрасно знала, на что способен Лемпо. И смолчала. Боялась спугнуть возможность вырваться…
«А ты бы не побоялся?»
Он вспомнил ее слова. Лемпо хочет их рассорить, нельзя поддаваться.
— Это зашло слишком далеко, — сказал Марина, поерзав на месте. — Я потеряла мать… Не хочу еще потерять и вас. Одного браслета не хватит на троих, Паш. Я должна вернуться к нему.
— Сначала мы попьем кофе, — ответил он, вставая. — Мы ведь так и не поужинали, возьму нам пару калиток.
— Мне с черникой! — тут же отозвалась Аленка.
— Одну с черникой, заметано! Тебе? — Он повернулся к Марине. Она посмотрела на него с подозрением. Показала на свои губы:
— Только кофе.
— Хорошо. Попьем горячего, потом разбираться будем.
Паша еще раз с улыбкой посмотрел на дочь. И вышел прежде, чем они обнаружили его кошелек со всеми деньгами и билетами, оставленный на кресле.
* * *
Ускользнуть от своих — первая часть плана. Второй у Паши не было. Так и не придумал за пару часов езды.
Он сбросил скорость, всматриваясь в стену леса, чтобы не пропустить нужный поворот. Куда ему дальше, он пока не знал, но Марина говорила, что к сейду у их деревни съезжаются туристы, а значит, там должны быть указатели.
«Ну решил ты по старинке вопрос решить, лицом к лицу, как мужик с мужиком — ладно. Допустим. А конкретно-то что делать будешь, Бутков?»
Паша не знал. Смотрел на часы и думал, что, должно быть, Марина с Аленкой уже сели в поезд. Молил всех богов, христианских и языческих, чтобы у Марины хватило мозгов сесть. Аленка уже взрослая, знает бабушкин адрес и неплохо ориентируется в метро. Доберутся. Главное, чтобы по дороге с ними ничего…
Он сделал глубокий вдох, стараясь отогнать от груди противный холодок. На пассажирском сиденье завибрировал телефон. Паша сбросил вызов, наверное, уже сотый раз.
В багажнике у него был трос. Интересно, как понравится Лемпо, лесному засранцу, когда его камни отбуксируют в озеро? Паша улыбнулся своей мысли.
А уже через пятнадцать минут понял, какая же это глупость. Указатель к сейду и правда был, но вела туда такая узкая лесная тропа, что его машине ни за что не проехать. Подумав, Паша пошел пешком, оставив за спиной включенные фары.
Второй раз он подумал о бессмысленности своей затеи, когда увидел камни. Два вытянутых валуна опирались друг на друга «домиком». Третий, чуть поменьше, лежал посередине. Чтобы взобраться на вершину, понадобилась бы немереная сноровка, а ворочать такие можно разве что бульдозером.
На земле, прислонившись спиной к камню, сидел безногий парень. Глаза на его квадратном лице были закрыты. И как он сюда дополз?
— Рыбак? — позвал Паша.
Губы рыбака дрогнули, рот едва заметно приоткрылся, как у чревовещателя. Вот только куклой был он сам.
— Дурак, — ответил знакомый голос на том же древнем языке. — Садись и ты, два дурака пара.
Сумерки за камнями сгущались, росли бесформенной глыбой. Пожалуй, света фар, что пробивался сюда из-за деревьев, хватило бы, чтобы рассмотреть, кто на самом деле там стоит. Кто смотрит на Пашу с высоты сосновых крон.
Но Паша не поднимал головы. Знал, что не выдержит, если посмотрит.
— Плохо, — сказал рыбак. — Один пришел. Невесту не привел.
— Со мной теперь твоя невеста. Злись сколько влезет, но так и будет.
Вся надежда на Маринин браслет, думал Паша. Но где граница неуязвимости, которую он дарит? Что, если великан просто раздавит его пальцем или уронит на него один из своих камней?
— Что взамен? — спросил рыбак, не сдвинувшись. Застыл, будто часть каменного сада.
Снова завибрировал телефон. Паша молчал, не зная, что предложить. Стоял, как истукан, под дурацкое жужжание из кармана. Пауза затянулась. Нужно было или сбросить, или ответить.
Незнакомый номер.
— Да!
— Ну ты попа-ал, Бутков! Думаешь, заблокировал меня, так я тебе все не выскажу? Ты попал, слышишь? Я тебе говорю, Бутков, крести жопу! Я уже в поезде, утром буду в Петрозаводске. У меня здесь документы на квартиру, и ты их подпишешь, понял, ты? Или я забираю Алену, имею полное право. Слышишь, я заберу своего ребенка!
— Хорошо, — сказал Паша.
На несколько секунд в трубке повисла тишина. Там не ожидали такой быстрой капитуляции.
— Что ты там мямлишь, Бутков? Ты пьяный, что ли?
— Я говорю, хорошо, приезжай. Я хочу тебя кое с кем познакомить.
Лемпо слушал, не вмешиваясь. Ждал.
— В смысле? Ты про кого?
— Есть один ухажер.
«Зачем тебе две невесты?»
Языческие духи не признают бумажек о разводе.
Его, помимо прочего, называли еще и чертом. Хитрым чертом, который давно дал глупому человеку подсказку.
— Ты серьезно сейчас? Да-а, Бутков, ну ты лоша-ара! Бывшую жену чужому мужику…
— Наташ, если тебе неинтересно…
— Да ладно, ладно, че ты сразу? Ну расскажи хоть про него: симпатичный? Состоятельный?
— Высокий. И у него много, по-настоящему много земель.
— Олигарх, что ли, какой? А с тобой он чего повелся? Ладно-ладно, заинтриговал. Но ты учти, если ты так с разговора о бумагах хочешь соскочить, не получится! И это, скажи там олигарху, что меня мелкие интрижки не интересуют! Если ему перепихнуться на раз…
Паша облизнул пересохшие губы и наконец осмелился поднять голову. Посмотреть на того, о ком веками карельские народы складывали песни.
Голос не дрогнул, когда Паша сказал:
— Ты, главное, приезжай. И поверь: у него очень, очень серьезные намерения.

Красные глины Киин-Кериша
Володя Злобин

Шотул развернул платок и сказал:
— Перед вами джунгарская монета, так называемый пул. Мы положим его в курган.
Все кроме Ани понимающе закивали. Когда вытянутая, похожая на арбузное семечко монета дошла до девушки, она сделала вид, что проводит пальцами по вдавленной арабской вязи. Затем монету вернули проводнику, и он торжественно бросил её в разрытую погребальную камеру.
Аня фыркнула. Крепконогий, невысокий степняк наверняка поставил геометку. Ну, или всегда впечатлял туристов этим дешёвым жестом.
— Вадь, — прошептала Аня, — ты ж историк, сколько такая монетка стоит?
— Это смотреть надо. Их обычно на вес продают. Килограмм долларов по сто, наверное. Я себе как-то на аукционе банку римских купил. Ну, грязных правда, их чистить надо было, но я в камералке…
— Так, Вадя! Хватит, спасибо!
Вадик был красив, силён и умен. И если по отдельности это можно было вынести, вместе — никоим образом. Высокий, белокурый, по-пляжному загорелый, он числился младшим научным сотрудником одного из сибирских вузов, чем наводил трепет на женскую часть кафедр. Даже здесь, в степях Восточного Казахстана, Вадик подбешивал Аню синеглазостью и всезнайством.
— Шотул, а ничего, что мы будем в могилах копаться?
Инну как всегда волновали вопросы осознанности. Она уже прикидывала, как археологические приключения будут смотреться среди подписчиков.
— Курганы мы копать не будем. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, они уже копанные.
— Кем копанные? — простодушно спросила Инна.
— Бугровщиками, — вклинился Вадик, — когда русские переселенцы наводнили Сибирь, началось повальное разграбление могил. Это восемнадцатый век, как раз эпоха джунгар. Или, как их ещё называли, ойратов.
Аня надеялась, что Шотул осадит Вадика, но казах согласно кивнул:
— Ваш друг прав. Конечно, до некоторых курганов добрались только недавно, но основную часть разрыли бугровщики.
— Тогда что мы будем искать? — не поняла Инна.
— То, что обронили или выкинули копатели. Наконечники стрел, колечки от сбруи, медный оплав, может, монетку, иногда удаётся найти позолоту.
По мере перечисления, интерес в глазах Инны гас. Она думала найти какой-нибудь шлем, в котором запишет сногсшибательный сторис, а ей, как бедняку, предлагалось довольствоваться медяком.
— Ну это мы могли у вас в лавке купить!
Шотул приложил руку к груди:
— Поверьте, найденная вещь имеет куда большую ценность.
— Однажды на раскопе я выпросил себе зуб коровы, — встрял Вадик. — Ну да, ему где-то полторы тысячи было, но всё же это просто зуб, такой же как у миллиарда коров. А вот не смог с ним расстаться. Теперь он всегда со мной.
Вадик вытащил из-под рубашки просверленный зуб на верёвочке.
— Ой, Вадик, хватит, а? — скривилась Инна. — Я тебя дома послушать могу.
Шотул вновь сочувственно покивал. Аня решила, что внутри он потешается над заносчивым гостем.
Инна нашла Шотула на базаре притомившегося Семипалатинска. Как и многие уехавшие, девушка часто навещала бывшую родину. На этот раз Инна притащила с собой институтских товарищей — Вадима и Аню. Те были не в восторге, но, если тебе предлагают съездить в другую страну на внедорожнике, которому не нужно скидываться на бензин, отказать весьма затруднительно. Сначала Инна хотела купить на развале «что-нибудь историческое для Вадима», но, перебирая бронзовые наконечники, в голову пришла идея получше — упросить местных свозить компанию на раскоп. Инна договорилась с вежливым продавцом с краю торгового ряда. Торговец сказал, что раз уж вы хотите в степь, стоит посетить глиняную пустыню Киин-Кериш, а затем встать на ночёвку у озера Зайсан. На всё про всё уйдёт два дня. Инна согласилась. Следующим утром на выезде из города Шотул подсел в машину с тремя металлоискателями и рюкзаком.
— Приборы не самые мощные, но больше и не надо. — объяснил Шотул, — Я выставил дискриминацию на железо. Резко запоёт, значит — бякушка. Более звонко — наш клиент.
— Погодите-погодите, — запротестовал Вадик, — так джунгары это же железо. В чём смысл?
— Здесь вся степь в деталях от тракторов. Но вы же человек опытный, отличите карданный вал от меча?
Аня хихикнула. Она сразу поняла, что маленький скромный Шотул подкован лучше Вадима. Тот вроде вообще Америкой занимался, но лез с замечаниями к незнакомым джунгарам. В этом был весь Вадим — самоуверенный, всегда убеждённый в своём превосходстве. Даже коровий зуб был для него уникальным почти артефактом. Неудивительно, что Вадик сошёлся с Инной, отличницей и активисткой. Это на её машине они отправились в путешествие. И деньги тоже были её. Впрочем, главной звездой потока всегда оставалась Аня, успешно выступавшая на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Девушке прочили большую спортивную карьеру, божились, что её сабля олимпийское золото возьмёт, но всё, чего добилась Аня — выступление на чемпионате Европы, где она проиграла в полуфинале, а потом ещё раз — за бронзу. Четвёртое место — какое-то даже несуществующее, деревянное — что в спорте, что в учёбе, что в жизни всё время преследовало Аню. Тогда как Вадик вот — учёный, а Инна — властная красавица с деньгами. Это не могло не вызывать лёгкой товарищеской зависти.
— Нашла! — вскрикнула Инна. — Нашла-нашла!
— Звук хороший, — согласился Шотул.
В июле степь уже была выгоревшей, закаменевшей. Шотул умело окопал круг и поделил вынутую землю на кучки, над которыми поводил катушкой. Когда кучка уже могла поместиться в кулаке, Шотул извлёк из неё наконечник стрелы.
— Скифский двухлопастный наконечник. Бронза.
— Вы же про каких-то джунгар говорили? — Инна катала по ладони находку.
— Они тут все вперемешку. Где-то ойраты, где-то скифы. Но скифские курганы как более богатые давно ограблены. Они гораздо старше. Да и… поинтересней.
Вскоре нашёл своё счастье Вадим. Металлоискатель всё ещё заливался над ямой, и Аня уверяла, что их ждёт неудача, когда Шотул начал таскать обломки бронзового меча. С точки зрения Анны он был выгнутым, больше похожим на щуп или коготь, но это был именно меч — с благородной зеленью, отломанной рукоятью, разбитым на три части клинком.
— Такое нечасто находишь, — признался Шотул, — значит, вон тот грабленый курган — скифский. Это из него.
Курганы стояли в разлёт, словно узор распластавшегося скифского зверя — оленя с ветвистыми рогами или барса, кусающего себя за хвост. Погребальные камеры были вскрыты, булыжники разбросаны по округе, а вершины курганов фонили от фольги, крышек и проволоки. Инна с Вадиком то и дело что-нибудь находили — цинские монетки, бронзу, наконечники, почти целую металлическую упряжь, снова меч — правда, не в такой сохранности. Инна хлопала в ладоши и фотографировала. Шотул скромно улыбался. Только Вадик непривычно молчал. А когда Инна нашла настоящее скифское украшение — крошечную золотую застёжку с оскаленной волчьей мордой — Аня решилась спросить у парня:
— Что не так?
— Всё.
— Вот бы ты всегда так разговаривал!
— Не смешно.
— Он нас обманывает, да? — с надеждой спросила Аня.
— В том-то и дело, что нет. Грунт не копан. Ну я понимаю наконечники, ну сбруя… ну пусть даже меч, но золото! Вот так сразу золото! Это невозможно! Это если за всю экспедицию такое найдут — удача. А мы коп-коп и в дамки.
Катушка опять запищала. Охотно подошёл Шотул. Вадик попросил у него лопату и сам окопал круг. Разломав его на части, парень извлёк позолоченную скифскую накладку — голенастого льва с крыльями. Шотул поцокал и сказал, что Вадим нашёл весьма редкую вещь. Когда проводник отлучился, Аня спросила:
— Ну что?
— Ничего! Я думал, он незаметно подкладывает, при копке… бред конечно, но мало ли.
— Ну, может, вам везёт просто? Я вот ничего не нашла.
Ане попалась лишь сигаретная фольга и крохотная медная слёзка. Пока Инна с Вадиком добывали сокровища, степняк нахмурившись ходил вокруг Ани и что-то щупал у себя под рубашкой. Он даже перенастроил прибор и сам побродил с ним, но результат был тот же — болты советских тракторов и водочные крышки. Аня начала поднывать, что пора ехать, что впереди этот ваш Киин-Кериш или как там его. Но как только металлоискатель громко и заинтересованно запищал, Аня чуть не вырвала у Шотула лопатку и долго ломала ей непослушную землю.
— Плохой звук, — заметил старьёвщик, — что-то большое, железное и при поверхности. Скорее всего лемех.
— Джунгарский? Или скифский? — как профессионал, спросила подошедшая Инна.
Шотул посмотрел на неё печальным карим взором:
— Джунгары и скифы были кочевниками. Они не пахали землю. Это советский лемех от плуга.
— Ну, я бы поспорил, — вмешался Вадик, — скифы знали земледелие. Просто оно было у них вспомогательным, ещё Геродот…
— Нашла!!! — завопила Аня.
Девушка вздымала над головой длинный ржавый прут. Делала она это так торжественно, будто нашла скипетр древних царей.
— Что это!? Что это!? Что!? Что!
Шотул мягко улыбнулся:
— Какая-то железяка от трактора.
Улыбка Ани ещё не померкла, когда Инна обеспокоенно заметила:
— К нам едет кто-то.
По степи неспешно катил мотоцикл. К раскатанному голубому небу поднималась пыль.
— Это пастух, — сказал Шотул, — я с ним поговорю. Они очень любопытные.
Туристы переглянулись. Меньше всего им хотелось обвинений в расхищении могил. Вадик насупился, размял мускулистые плечи. Аня для пробы взмахнула прутом. Жаркий воздух сыто загудел.
Пастух оказался стар, с жемчугом железных зубов во рту. Он сидел на мотоцикле в выцветших штанах и потрёпанном сером пиджачишке. Мужчина поздоровался и обратился к Шотулу по-казахски.
— Мен қазақша сөйлемеймін, — развёл руками Шотул.
Пастух удивился, затем грустно покачал головой. Заговорил на старом, неспешном русском. Сказал, что надо обязательно знать родной язык, что казахам есть чем гордиться, ведь вы стоите среди курганов батыров, изгнавших когда-то джунгар. Шотул вежливо кивал. Аня надеялась, что Вадик не влезет со своими поучениями. Когда пастуху показали найденные наконечники, он удовлетворил любопытство и укатил.
— В народной памяти всё перемешалось, — объяснил Шотул, — местные думают, что это курганы их батыров, которые сокрушили джунгар, но здесь лежат джунгары вперемешку со скифами.
— Да и джунгар сокрушили не казахи, а Китай с Россией, — задумчиво добавил Вадим.
— Верно, — кивнул Шотул, — готовы продолжить?
— Мы попьём пойдём.
В машине Вадим спросил у Инны:
— Слушай, а это вообще нормально, что он не знает казахского?
— Да сплошь и рядом. Он же городской.
— Мне это тоже кажется подозрительным, — добавила Аня, — он ещё всё время руку у себя на груди держит.
— И что? — удивилась Инна. — Вы о чём вообще?
— Вадик говорит, что таких вещей просто так не найти. Ну, вот золото это.
— Это подделка, что ли?
— Нет, — мрачно заключил Вадим.
— Ну так радоваться надо?
— Инна, дорогая, я не знаю, как тебе объяснить… целые экспедиции порой проходят впустую, а мы за пару часов нашли два меча, золотые украшения, почти целую упряжь. И даже не в курганах! Просто рядом! Так не бывает.
— Я поняла! — вскрикнула Аня. — На трассе нас остановят менты, найдут золото, а там гоните рублики, россияне! Ну или на твою машину, Инка, позарились.
— Машину я никому не отдам!
— Опять же, — продолжал Вадим, — как это везти через границу? Мелочёвку ладно, а мечи? Уверен, Шотул предложит за них смешные деньги. Сейчас кстати посмотрю сколько… чёрт, мы же в степи. Слушай, Ин, засними его на видео? Так, на всякий. Ты же любишь.
Шотул с лёгкостью согласился на съёмку. И даже предложил записать полноценную лекцию. Вадик незаметно помотал головой, и Инна вежливо отказалась.
А потом они нашли гривну. Настоящую шейную гривну, золотую, без медного прутка внутри, тяжёлую, солнечную. Без филиграни, без фигур на законцовках, просто согнутую толстую проволоку, и, тем не менее, гривну. Когда удивлённый Шотул всё объяснил, Инна завопила от радости. Вадик, который и расслышал слабый писк металлоискателя, схватился за голову. Только Аня не знала, кому подражать.
— Очень дорогая вещь, — зацокал Шотул, — стоит примерно как ваша машина. Мечи я у вас мог бы купить, но эта находка мне не по карману.
— Так, всё, — прервал Вадим, — на сегодня хватит. Поехали.
Они погрузились в раскалённую машину, и Вадик показательно уткнулся в навигатор. С заднего сидения подал голос Шотул:
— Нам вон на тот свёрток.
— На карте его нет, — отозвался Вадим.
— Карты могут врать, зато степь ничего не забывает — достаточно один раз проехать, чтобы степь запомнила колею. По свёртку можно добраться до пустыни Киин-Кериш, а оттуда рукой подать до Зайсана.
Инну явно заинтересовало предложение.
— Напомните, что такое этот Киин-Кериш?
— Представьте, что вы побывали на Марсе — вот что такое Киин-Кериш.
Шотул рассказал о долине красных глин, об ущелье розовых и жёлтых цветов, о городе замков, о пылающем закатном каньоне, о лабиринте солончаков. Глины вымывал дождь, обтесывал ветер, и они вздымались, как языки пламени, в невозможное синее небо. Это был Киин-Кериш, гордая красота Восточного Казахстана.
— Нет, надо ехать на трассу, — упёрся Вадим. — Неизвестно сколько мы простоим на переправе.
— На ночёвку можно встать у Зайсана. Меня стесняться не надо. У меня свой спальник, я отойду.
— Вадь, я вся потная, — взмолилась Инна.
— В городе помоешься.
— Вадик! Ну мы же на два дня всё спланировали! Мы сюда столько ехали, я хочу искупаться!
Шотул в спор не вмешивался. В Ане боролись противоречивые чувства. С одной стороны, ей тоже хотелось в город, отдохнуть от Инны и Вадика, с другой — ещё шесть часов с ними в одной машине, будучи гордой обладательницей тракторной арматуры, тогда как друзья в буквальном смысле озолотились… это вновь было какое-то беспонтовое четвёртое место, только не на европейском, а уже на казахском чемпионате. Всё это вытолкнуло из Ани ответ:
— Давайте на глины поедем. Когда мы их ещё увидим?
— Два против одного, — заключила Инна и завела двигатель.
Ехали молча. Показалась ферма, вдоль которой, как забор, вздыбились остовы легковых автомобилей. В салонах застряло перекати-поле. Аня подумала, что бесхозные автомобили похожи на её судьбу — нелепую, не выполнившую предназначенное. Машины должны были нести к горизонту людей, но вздыбились, пустили внутрь траву.
Затем снова была степь — долгая, плоская, как два сближенных листа — песчаный и голубой. Между ними одиноко вилась хищная тонкокостная птица. И как мученик рос саксаул.
Киин-Кериш надвинулся размытым красным пятном. Пустыня была как ссадина: жжённая, бугристая, с жёлтой подсохшей корочкой. Киин-Кериш поражал чем-то неземным, не естественным. Словно степь пошла волнами и застыла в наростах. Это и вправду был Марс — чужой, незнакомый, в ущельях которого, казалось, можно повстречать пришельцев.
— Легенды гласят, что ночью глины превращаются в древний город с башнями, замками, куполами. — сказал Шотул у подножия гор, — Потеряться здесь трудно, но, когда полезете на вершины — будьте осторожны. Если пойдёт дождь — немедленно возвращайтесь. Мокрая глина очень опасна.
— Дождь? — удивилась Инна.
— В Киин-Кирише он частый гость, — ответил Шотул.
И действительно, со склонов урочища сбегала сетка белых иссохших ручьёв.
Пошушукавшись, Инна с Вадимом незаметно взяли с собой гривну. Аня вытащила из багажника прут и демонстративно поплелась с ним на красную дюну. Под ногами мягко пружинил солончак. Аня с любопытством заглядывала в намытые у основания холмов ямы. Оттуда тянуло сухим холодком. Девушка подавила желание спрятаться в норе, чтобы потом все бегали по урочищу и кричали: «Аня, Аня!». В распадке обнаружилось подобие юрты, сложенной из жердей. Рядом была навалены тряпки, старая обувь, бутылки. «Туристы», — подумала Аня. Взобравшись на склон, девушка увидела, как на самом высоком холме, похожем на неземную медузу, фотографируются Инна с Вадимом. Инна держала в руках что-то сверкающее — наверное, гривну. Аня грустно покарябала прутом почву. Глина оказалась тверда и не приняла имени.
— Аня — гвоздь в кармане, — вздохнула девушка.
Она слонялась по урочищу, пока не удлинились тени. Пейзаж набрал резкости, побагровел. Глины потемнели, стали зловещи и алы. Небо затянуло. Неожиданно рубанул дождик. Земля быстро размякла, и к машине Аня прибрела, тяжело шмякая кроссовками.
— Ехать нельзя, — опять зацокал Шотул, — завязнем.
— И почему я не удивлён? — съязвил Вадик.
Палатки хлопали на усиливающемся ветру. Иногда мелко сбрызгивало дождём. Огонь глодал собранные коряги, и тени набрасывались на красные склоны как на стены крепости, скатывались, собирались в углях и вновь шли на приступ.
— Я же говорил, нужно на трассу!
Инна закатила глаза:
— А ещё ты говорил, что эти джунгары были буддистами. Может тебе пора кое-что у них перенять?
— О-о, — улыбнулся Шотул, — буддизм не мешал джунгарам творить страшные вещи. В обозах они возили деревянные пилы, которыми заживо распиливали отказывающихся переходить в буддизм мусульман. Безжалостный хан Галдан-Бошогту казнил так много мусульман, что, по преданиям, складывал из отрубленных голов целые пирамиды. Кстати, раз уж мы неподалёку от Зайсана, можем посетить развалины монастыря-крепости этого хана. Согласно легендам, там содержалась великая библиотека. Однажды мне…
— Монастырь-крепость… прям Вархаммер какой-то, — хмыкнул Вадик.
Если днём пёстрые склоны были похожи на поднятое ветром пламя, ночью они насупились угрюмыми утёсами. На костяной ноге покачивался распушённый ежовник. Гудел ветер. Урочище подвывало и, как голодный волк, ползло к костру.
— Давайте рассказывать истории, — предложила Инна, — Ань, ты первая.
Девушка помотала головой:
— У меня одна история — как я по жизни пролетаю.
— Ань, да ты чего! Ты из-за находок? Так Вадик предложил разделить всё на троих. Ну, гривну эту. Её ведь любой мог найти. Помнишь, ты когда на свою Европу поехала, обещала с призовых мне помочь? Я тогда за учёбу заплатить не могла.
— Помогла так помогла, — неловко усмехнулась Аня.
— Главное — это намеренье. Ведь так?
— О, да, — улыбнулся Шотул, — главное — это намеренье.
— Как-то зловеще прозвучало, — отозвался Вадик.
— Нам с вами выпало жить в горестную эпоху, — неожиданно продолжил Шотул, — эпоху полного заката степи. Прямо на наших глазах закончилось великое противостояние кочевников и оседлых. А ведь этому бою тысячи лет! Джунгары были последними, кто попытался выиграть эту войну. Они хотели просветить степь, модернизировать её, создать современную кочевую империю. Для этого джунгары учились, строили города, плавили металл, составляли библиотеки, возводили крепости… Я нахожу великим, что степь пошла на этот эксперимент в момент наивысшего расцвета своих оседлых соседей — императорской России и цинского Китая. Я вполне разделяю подобный пафос, но мне кажется, мы стали забывать, в чём настоящая прелесть степи.
Ветер опал. Небо расчистилось. В тишине Вадик глухо спросил:
— Вы нас ограбите?
— Да, — честно признался Шотул.
— И в чём мораль? — Вадик был странно спокоен.
— Ни в чём. Бывают истории такие же плоские, как сама степь. Без вывода или подвоха. Всё так же, как и тысячи лет назад. Путников заманивают в ловушку. Там их грабят кочевники. Вот и всё намеренье.
Вадик распрямился в весь свой великанский рост. Он выглядел уверенно, как человек, который во всём оказался прав. Огромные кулачища сжались.
— Так давай, казах. Грабь.
— О, — цокнул Шотул, — наш историк опять сел в лужу.
— В смысле? — заторможено спросила Аня.
— Я не казах. Я потомок джунгар, ойрат.
Урочище озарила луна. Глиняные склоны превратились в кирпичную кладку. Уступы обернулись крепостными стенами. Башни, переходы, дворцы с куполами — из глиняных палат Киин-Кериша выходило древнее воинство. С фитильными ружьями, копьями, в железных шлемах, с луками в оплётке из сухожилий, в панцирных кушаках и кольчугах, джунгары выступили из города зловещей мёртвой ордой.
— Этого, — Шотул указал на Вадика, — убить. Женщин в полон.
Крепкий степняк подскочил к Вадику. Воин был обвешан костяными мерками с порохом, и, когда он сцепился с парнем, ночь огласил перестук газырей. Вадик смог откинуть нападавшего и крикнуть «Бегите!», но упал, зажимая пронзённый живот. Парень как-то по-детски свернулся, неуверенно подогнув длинные ноги. Свободной рукой он сучил по глине, словно хотел накинуть пёстрое одеяло и укрыться от мира. Но глина не поддавалась, её нельзя было поддеть, и Вадик затих печально и немного обиженно, как обманутый заветным желанием.
Инна неверяще смотрела на Вадима. Джунгар, в шлеме с кистью красного китайского шёлка, заученно закинул женщину на плечо. Инна запоздало вскрикнула, заколотила руками, но получила удар дубинкой и обмякла.
— Возьмите с груди мужчины зуб коровы. А то ваши совсем без зубов, — когда джунгары стали обшаривать Вадика, Шотул осклабился, — да шучу я! Оставьте его. Вторую девку берите.
Воинство не двигалось. На пластинах куяков играл лунный свет. Шотул свёл тонкие брови. Затем спросил:
— Ты не трогала пул, что я бросил в курган?
— Пул? — ошеломлённо переспросила Аня. Она смотрела, как Инну несут к узкому лазу под холмом-дворцом.
— Монетку. Ты трогала её?
— Нет…
— Вот почему ты ничего не нашла..! — Шотул раздражённо сплюнул. — Если бы ваш заносчивый друг потрудился выучить арабский, хотя бы самые основные слова, он бы знал, что на этом джунгарском пуле выдавлено не название монетного двора, а слово Смерть. А на этом пуле, — Шотул вытащил из-за ворота монетку на шнурке, — оттеснено слово Власть. Мне повезло ознакомиться с древним свитком из библиотеки крепости-монастыря, над которой так неосторожно пошутил ваш товарищ. И я могу…
— Вас найдут!!! — истерично завопила Аня.
— Найдут несуществующий народ? — Шотул спрятал пул. — Никто не знает, что джунгарская империя никуда не исчезала. Она здесь, спит под глинами. А по глинам хожу я, её хан. Я пою её кровью. Она платит мне золотом. Империя повинуется мне. Кто знает… быть может, однажды степь ещё бросит вызов оседлым.
Под Вадиком натекла большая тёмная лужа. Инну бросили у входа в промоину. Воины молча сжимали копья с острыми отрезами. Свет отражался в доспехах с буддистскими символами, и среди призрачного джунгарского воинства совсем инородно смотрелась машина.
— Ты не прикоснулась к монетке, — с сожалением заключил Шотул, — джунгары не причинят тебе вреда. Мне придётся вспомнить ремесло предков.
Проводник протянул ладонь, и воин в сафьяновых рукавицах вложил в неё клинок.
— Кожа ската… в степи всё слито и всё перемешено. Этот цинский клинок получил рукоятку из моря и взят трофеем в бою. С ним джунгары могли доходить до Кавказа и Волги, так впечатлив ваших предков, что они созвали собственные уланские полки. И теперь весь мир читает про уланов Толстого, и никто не чтит забытых джунгар.
К Ане медленно возвращалось самообладание. Она оглядела безмолвное воинство. Степняки всегда представлялись ей лихой гикающей ордой, накатывающей на городские стены, но воины были тихи и безрадостны. Они повиновались Шотулу не из верности, а из колдовского закона, как пришедшие на войну под чужим бунчуком. Аня ощутила родство с этим давно сгинувшими людьми. Из разрытых курганов, когда-то великие, со старым, не способным навредить миру оружием, забытые джунгары желали лишь одного — покоя под глинами Киин-Кериша. Мёртвый народ достали из земли совсем как те наконечники, на раскопе, и зачем-то вновь хотели приложить к тетиве. Аня слышала ропот — глухой гул подневольных людей. Мука застыла в чёрных, как дёрн, глазах. Мёртвые джунгары хотели вернуться в подземную степь к истлевшим юртам и постаревшей траве. Выпить молока из иссохшего вымени и уснуть рядом со скелетами верных коней.
Нагнувшись, девушка подобрала с земли прут от трактора. И пока Шотул неумело приноравливался к мечу, девушка с гордостью отсалютовала железкой:
— Четвёртое место чемпионата Европы по фехтованию. Сабля!
Прежде чем нарушить все правила и сделать стремительный скрёстный шаг, Аня увидела, как воины с одобрением разгадали её резкий выпад.
Рубящий удар опрокинул Шотула. Обливаясь кровью из рассечённого лба, он повалился на спину. Клинок выпал из непредназначенной для него руки. Аня без труда сняла с шеи монетку на верёвке. По толпе воинов прокатился стон. Орда замерла. Как заслуженную медаль, Аня рассматривала поблёскивающий при луне медальон. Мерцающий джунгарский пул обещал ту власть, которую нельзя использовать во благо. И было трепетно себя наградить. Джунгары ждали. Аня наклонила прут. Шнурок стал медленно сползать к краю, и чем ближе он подбирался к нему, тем сильнее подавалась орда и тем больше вжимался в глину Шотул.
Когда колдовской пул коснулся земли, урочище огласил радостный степной клич. Подхватив визжащего Шотула, исчезающая на глазах орда унесла его в сомкнувшиеся подземные коридоры.
Над красными глинами Киин-Кериша вставало новое, свободное солнце.

Долг платежом страшен
Екатерина Годвер

Далеко в поле раскинуло руки соломенное пугалище в алой шапке. Кто-то прежде — уж не княжич ли? — пустил в него стрелу и пришпилил соломенную голову к жердине, пробив рисованный правый глаз. Левый ковыряла клювом черная птица.
Ярен потянул из колчана стрелу, но Старший остановил жестом: «Не трать зря!».
Может, и так, подумал Ярен, неохотно опуская оружие. Да больно чудная птица! Жирная, перья лоснятся. Ворон — не ворон, страха не знает…
Но прав был Старший: у их отряда другая цель, не птиц бить.
В княжеской грамоте Старший был записан Николаем. Ни отчества он не имел, ни чина: в отряде называли его просто Старшим. Ни шапки, ни шлема он не признавал, бороды не носил и волосы стриг коротко, каждый видел идущий от темени к скуле глубокий шрам. То была добрая примета: один раз мимо смерть прошла — авось пройдет и другой…
Отряд ехал шагом.
Сквозь облака проглядывало вечернее солнце. Осенний лес еще на растерял красок: оттого, быть может, столь угрюмыми и отвратительными казались пугалище в рванине, размокшая черная дорога и старый частокол впереди.
Полвека назад село Гребнево числилось богатым, но стычки со степняками-набаклами и с терольцами, северными соседями, истощили хозяйства и проредили мужчин. В книгах князя Всеволода Гребнево уже упоминалось только как «селище, во вспоможении не нуждающееся». Стояло оно на пологом пригорке, чуть в стороне от большака. В низине бежала речка Вележка, исток которой лежал в лесных болотах. Рыба в реке водилась не крупная, но в изобилии. Ловили ее плетеными из прута ячеистыми ситами — «гребнями».
Ярен потрепал коня по шее: «Скоро уже: и овес, и сухое стойло».

Пастухи с дальних пастбищ гребневцев об отряде, конечно, предупредили. Брехали собаки, ржала, почуяв коней, кобыла, блеяли в загонах козы, а людей — как ветром сдуло: ни души. Лишь изредка меж притворенных ставен мелькало чье-нибудь лицо, да у церкви Владыки небесного, двуликого Заступника, двери оказались призывно открыты. Но Старший проехал мимо, к большому дому в трех дворах от нее.
Сабур-колдун, полукровка-набакл, указывал путь.
Дверь дома отворилась, и с крыльца во двор спустился крепкий мужчина с ухоженной длинной бородой. Начищенные сапоги его скрипели, а белая рубаха, едва ли раньше хоть раз надеванная, казалась маловатой.
Старший ступил на утоптанный глинозем. Ярен, а следом и остальные, тоже спешились.
— Федор Васильев я, староста-справник, значит, — хрипловато сказал бородач Старшему. — А ты, стало быть, Никола-Ястреб? Разговаривать приехал — или головы рубить?
Старший помолчал, разглядывая его, затем взглянул на Сабура.
— С отрубленной головой брехать — потруднее дело будет, — сказал Сабур. Старший кивнул и дал знак.
Ярен шагнул вперед, обнажая саблю, и отсек Федору-справнику голову.
Тело повалилось наземь, голова покатилась по двору; Сабур ловко поднял ее за бороду, держа на вытянутой руке, чтобы кровь не запачкала одежду. В доме завыли на три лада.
— Выходите! — рявкнул Старший. — Именем князя Всеволода, все вон отсель! Ступайте к родне.
Из дома выбежали две старухи, простоволосая баба на сносях и двое ребятишек лет восьми. Ярен обтер о рубаху мертвеца саблю и вложил в ножны.
* * *
Двадцать восемь дней назад княжич Олег Всеволодович, семнадцати лет от роду, возвращался с посольством от двоюродного дяди, Терольского князя Ждана. Обоз княжич отправил по главной дороге, а сам, с десятком верных людей, решил посмотреть, что в миру творится. Проехал через Гребнево и разбил лагерь под пригорком, у реки. Был княжич в отца: нравом суров, но благоразумен и скромен. Потому Всеволод и доверял ему уже государственные дела, а Ждан Терольский не гнушался серьезный разговор вести с племянником.
Врагов себе Олег Всеволодович ввиду молодости не нажил. И все же — нашли его и десятерых воинов под гребневским пригорком задушенными, полураздетыми и в срамных позах.
Кто учинил расправу? За что?
Гребневский справник только руками развел и велел грузить тела в телеги, а затем отправить их ко двору, в Изор. Теперь натертая зельями голова справника лежала на серебряном блюде Сабура-колдуна… Всеволод чтил истинного Владыку небесного и не поощрял колдовства, но Старшему доверял и на методы особого отряда закрывал глаза.
В народе их прозвали их Ястребовым четвертаком. Численностью отряд был в две дюжины сабель, а платили каждому бойцу за год службы всего-то серебряный четвертной: не за монеты в отряде служили — за иное… Кто за что. И кто как. Николаев предшественник преступников лошадьми рвал, несговорчивых свидетелей окунал ногами-руками в кипяток… Николай был добрее, случайных людей избегал губить. Слушал, разбирался. Но носил поверх стеганки на кожаном шнуре Всеволодов четвертной и не позволял ни себе, ни другим позабыть, что за службу служит. А делами отряд занимался кровавыми и грязными: если подозревалось где изуверство и колдовство, предательство или бунт — туда «ястребов» и посылали вместо обычных дружинников.
«В правой руке у Заступника щит, в левой — меч, — говорил Всеволод. — Вы — щит мой. Но у доброго щита края заточены».
Гребнево и до беды с княжичем Олегом слыло для княжеского рода местом несчастливым. Семь лет назад именно тут, возвращаясь с мужем с Великого Схода по случаю мира со степняками, княгиня Инга заболела и, несмотря на все чаяния местной знахарки, скинула мертвого младенца. С той поры Всеволод жену не отпускал из Изора, хоть та и охоча была до путешествий, и в политике сведуща. Но старшего из двух сыновей, которого себе на смену готовил, — не уберег…
Княжич Мстислав был младше покойного Олега на два года, по-детски легкомысленен и плаксив, с Олегом ладил, сподвижников при дворе не имел и на роль братоубийцы не годился. Однако лежал теперь Олег Всеволодович в усыпальнице под тяжелой плитой, а Мстислав зубрил отцовское уложение. Возможно, юный княжич и задавался вопросом — кому случившееся выгодно? — но тут ответа и поумнее его люди не находили.
Княгиня почернела лицом и редко покидала покои. Князь, постаревший за три дня на три года, ярился и с пустыми руками Старшему возвращаться не велел: «Не найдешь мне убийц — самого, как разбойника, за шею повешу», — сказал. Может, и сгоряча, но слово князь Всеволод Суровый держал. Всегда.
— За что Олега удавили, подлецы? — зло спрашивал Старший, и слово в слово повторял за ним вопросы Сабур-колдун, так что от звука его голоса у Ярена кишки стыли.
Горела свеча. Голова Федора-справника на блюде шевелила губами:
— Напраслину наводишь, Ястреб… Не мы то были, и пошто — не мне знать. А ты меня пошто зарубить велел?
— Рассказывай, что знаешь, да не дерзи, — нараспев произнес Сабур. — Иначе хуже будет.
— На твоей земле беда случилась — тебе первому и отвечать, смерд, — пробормотал Богдан, стороживший двери. Кроме Старшего, Сабура и Ярена, в комнате остался только он: остальные «ястребы» приглядывали за гребневцами или устраивались на ночлег. Все в отряде, не считая Сабура, чтили истинного Владыку, если не в сердце, то на словах. Смотреть на колдовство им было ни к чему. Но Богдан, одноглазый и однорукий «ястреб-ветеран», переживший до Старшего троих командиров, видывал, говаривали, такое, что глаз себе выцарапал сам.
— Рассказывай, справник! — рыкнул Старший. — Что видел, что слышал, что люди болтали.
— Видел я тем днем Олега Всеволодовича, говорил с ним коротко: об урожае, о потраве прошлогодней. — Посиневшие губы справника слабо шевелились. — Проехал княжич по улицам, людей приветствовал, Владыке поклонился — и выехал за частокол: сказал, не хочет нас обременять. Девки вырядились, удумали в лагерь к речке идти, хороводы водить — но Олег наказал мне их не пущать. Матушка ему не велела с крестьянками знаться. И в Гребневе останавливаться не велела, дурные, дескать, тут места…
— В это верю, — сказал Старший. — Княгиня зло и мерзость за версту чует.
— Коли так, то и тебя она не больно-то любит, Никола-Ястреб.
— Рассказывай дальше, что было, — отрывисто бросил Старший. — Да не бреши!
Сабур прошептал что-то на родном языке.
По мертвому лицу пробежала дрожь, затряслась побуревшая от крови борода.
— Княжич наказал не тревожить, а все же не уважить я его не мог, — вылетали слова из набрякших губ. — Отправил двух отроков, Ивашку и Люда, в лагерь с гостинцами. Солнце уже к закату клонилось. Воротились они с кошелем серебра, сказали: Олег Всеволодович благодарить велел, но больше не надо ничего. И упомянули еще, что в лагере девиц незнакомых видели, в нарядах чудных. Удивился я да спать пошел. Не мое дело, с кем Олегу Всеволодовичу миловаться. А затемно мальцы прибежали и кричат: у речки мертвые все, Федор Афанасьич! Я ноги в сапоги, на кобыленку — и к реке. А там взаправду… Да так лежат, что не детям на то глядеть. Я за священником, отцом Даниилом, послал и за служками его. Потом до города с непокрытой головой за телегой шел и все, как было, рассказал. Отче Даниил речей про нечисть не любит, а все же, по разумению моему, — не люди, а чаруски княжича погубили, девы-лягушки болотные. Только нелюдям такое под силу. Но пошто им непотребство творить — у них, Ястреб, и спрашивай. А меня отпусти — устал я…
Голова справника прикрыла глаза.
По смуглому лицу Сабура катился пот.
— Мальчишек веди! — приказал Старший Богдану, прикрыв справникову голову тряпицей.
Долго ждать не пришлось: Ивашка и Люд прибежали и почти слово в слово рассказали то же, что и мертвец. Чужие девки в лагере княжича отирались — да такие, что глаз не оторвать: златокудрые, с наливными грудями, в тонких зеленых платьях… Мальчишки рассказывали, а щеки их краснели, и в глазах появлялось желание.
— Довольно! Пшли вон! — Старший детей любил, но сегодня был, против обыкновения, груб. Выпроводив мальцов, он тотчас сорвал тряпку и навис над мертвой головой. — Недоговариваешь ты, подлец. О чем?
— Ты вопросы задаешь, я отвечаю. Как тут умолчать? — прошептал справник. — Вины моей нет перед князем. А жизнь я длинную прожил. Девка, с которой юнцом сношался, на тебя рожей походила. Уж не твоя ли мамка то была, Никола?
Сгустком бурой крови он плюнул Старшему в грудь.
— Как подох, так храбрецом заделался: все вы так! — Старший усмехнулся криво и страшно. — Где ты был, когда княжича убивали?
— Спал я, дюже пьян был, — прошептал справник. — Обида меня на княжича разобрала, что он нашими девками-то побрезговал, пришлых взял…
— Мамка моя таких подлецов, как ты, даже в свинопасы не брала, — тихо сказал Старший. — Кончай его, Сабур!
Колдун хлопком затушил свечу.
* * *
Ярен мало знал про чарусок: что живут те в лягушачьем обличье в глухих болотах, но могут в обычных девиц обращаться, ибо родились они от смертных женщин, согрешивших с Царем-Водником.
Однако и тут Сабур поправил:
— Да нужны больно Воднику человечьи бабы: задохнутся же! — Колдун, умывшись из лохани, вытер лицо богато вышитым полотенцем. — Отец сказывал, испокон веков чаруски в топях жили. Как и водники, как и вся другая нелюдь: разной крови твари, но человеку прежде были не враги, а соседи.
— Больно много вам, чужакам, о нашем тут житье известно! — Богдан единственным глазом взглянул на Сабура с неприязнью.
Колдун был полукровкой, а род его, изгнанный соплеменниками-набаклами за черное ремесло, давно осел на изорских землях и верно служил Всеволоду. Но те, кто прожил жизнь в войнах со степняками, все равно подозревали в Сабуре врага. Набакальским посланникам в Изоре приходилось еще хуже: прибывшие восемь лет назад с предложением мира, они по сей день оставались заложниками. И если при дворе смотрели на них как на диковину, то выйди они без княжеской охраны в город — растерзали бы их заживо: натерпелся простой люд от набакальских набегов…
— Кое-что известно, — сказал Сабур невозмутимо. — Шибко много лет воевали.
— И Владыка небесный, — в голосе Старшего сейчас звучало мало почтения, — не обделил набаклов умом. Но, Сабур, ты еще раньше сказал, когда только на тела взглянул: мол, похоже на чарусок, да не то же… Объяснись!
— Не мог я… При княгине-то. — Сабур кашлянул в кулак. — Невозможно, чтобы убивали чаруски просто так. Заиграться могут — но у покойников одежда мужским семенем не запачкана… Если чаруски это — была у них причина напасть или навел их кто колдовством. Неспроста погиб княжич. Можешь, Старший, трусом меня считать — но дюже мне здесь не по себе.
На дворе темнело; мертвая голова лежала на блюде. Ярену тоже было не по себе, но по иной причине.

— Что же, выходит, зря мы человека сгубили? — тихо спросил он у Старшего, дождавшись, пока Сабур и Богдан выйдут.
Старший поднял на него взгляд мутных, как у мертвого справника, глаз:
— Как думаешь: ты отчего в ястребы попал, Ярен? Кровь кровью замыть?
Ярен пожал плечами. Вина перед князем за ним давняя была: окольничего, во хмелю девок портившего, он забил до смерти, хоть и не намеренно. Силу по молодости не рассчитал. Однако ж что случилось, то случилось.
— Роду ты дворянского, уважаемого: казнить тебя — важных людей сердить, отпустить — тоже нельзя. Вот и отправили тебя ко мне, чтобы голову сложил героем, — сказал Старший то, о чем Ярен не знал наверняка, но догадывался. — А видишь, как вышло: десять лет мы уже плечом к плечу. Отчего, думаешь, тебя вторым после себя сделал? За удар тяжелый и глаз зоркий? За род знатный и рожу красивую?
Тут Ярену нечего было ответить. Он и сам порой гадал: почему не Богдан, увечный, но мудрый, почему не любой другой опытный и сильный воин — а он?
— Сила и род — тоже значение имеют, — тихо продолжал Старший. — Но жизнь я тебе сохранил за то, что у тебя здесь, — он легонько стукнул себя ладонью по груди, поверх княжеской монеты, а затем по лбу, — не солома. За Олега я бы прежде любого убил. И сейчас убью. Но кто бы ни сгубил княжича — Ждан Терольский, или степняки, или дворяне-раскольники — конец миру между нами, ежели только мы всех змеенышей вовремя не передавим. Страх — оружие наше. Не может быть, чтобы никто ничего не знал! Сердцем чую: хитрит справник, даже мертвый… Ну, теперь ступай. Людей проверь, как устроились.
Ярен вышел в смятении и тревоге. Ему неловко было думать об услышанном. Неловко идти по истоптанному сапогами полу дома Федора-справника: заглядывать в хозяйскую спальню, в детскую, где на полу соорудили из соломы подстилку трое «ястребов».
А ведь дети справника вырастут, подумал Ярен: это будет их дом. И мстить захотят они не таинственным чарускам, а «ястребам», Николаю, ему… Или — если бабы проявят мудрость — вскоре позабудут обо всем. Склонятся перед княжеским престолом и Владыкой небесным, двуликим Заступником и пастырем.
Когда-то Ярен негодовал, что, пока отец вечерами творит молитвы, мать украдкой выставляет за порог блюдечко с молоком для городской нелюди. Сейчас же он чувствовал, что и сам растерял веру. Все больше греха и сумятицы было в его мыслях, все реже обращался он к Владыке и не ощущал от молитвы прежнего умиротворения.
В Гребневе сегодня стало на двое больше сирот, но по всему княжеству их подрастало — не счесть; и то была не вина, но заслуга Всеволода Сурового, что они жили, росли, пополняли княжеское войско — а не хрустели их кости вдоль дорог и под колесами набакальских повозок… Князь знал, что делал, когда отправил в Гребнево «ястребов». Но Ярена тревожил Старший — никогда прежде он не видел командира таким. Злым и растерянным, на самого себя непохожим.
* * *
Тело Федора-справника на ночь оттащили в сарай, а голову насадили на острогу и выставили к воротам.
Дом был окружен чарами Сабура, и все же спалось Ярену скверно. Он ворочался с боку на бок, думал — откуда пришла беда. Мог ли княжич рассердить любопытных болотных дев? Позариться на их богатства, попытаться снасильничать… Нет: кто угодно, но не Олег. И людям своим греха он бы не спустил. Оттого и лютовал Старший, учивший когда-то княжича держать меч, оттого хмурился Богдан и саднило в груди у самого Ярена. Не только Всеволод любимого сына лишился, но и весь Изор понес утрату.
Не просто отпрыска княжеского рода: хорошего человека сгубили под Гребневым, предали смерти дурной, позорной…
Перевалило уже за полночь, когда Ярена сморил сон. Но часу не прошло, как понеслись со двора крики вперемешку с бранью:
— Стыд! Позор! Позор!
Ярен выглянул в окно: кричала отрубленная голова справника.
Так и голосила она, перебудив отряд и половину села, пока вышедший из дому Сабур не сунул ей в рот полотенце.
* * *
Старший собрал всех затемно.
— До полудня каждый куст вокруг села обыскать! — приказал он. — Я здесь останусь, Ярен в патруле за главного. Любые следы ищите, старые, новые: вдруг перетрусил кто и подался в бега? После полудня объявим общий сход. Будем смердов допрашивать, каждый сарай и колодец тут обшарим! — Он ударил кулаком по столу. — Есть загадка — найдется рядышком и отгадка.
«Ястребы» хмуро кивали, соглашаясь. После ночного происшествия мало кто выспался. Поглядывали косо на Сабура.
— Николай, ты справника-то вели похоронить, — сказал Богдан. Уже то было дико, что он обратился вдруг к Старшему по имени. — Постращал народ, и будет! Или у тебя для всех запасные портки припасены?
Кто-то засмеялся. Напряжение в комнате чуть спало.
— Разрешаю, — хмыкнул Старший. — Отдай останки семье. Скажи — вину свою перед княжеским родом Федор смертью искупил, нет на нем больше позора.
— Вдова его еще вчера про вспоможение спрашивала, — сказал Богдан. — Ей детей растить.
— Пусть не наглеет. — Старший снова посуровел лицом. — Дом богатый — на одно жалование так не разживешься. Вспоможение свое покойник из чужих карманов уже взял…
Богдан кивнул.
— Ну, как рассветет — за дело! — Старший помолчал, вздохнул. — У каждого из вас своя причина служить, но каждый службу знает. Нужно тут порядок навести, пока никто в Изоре не навыдумывал себе чего… И пока враг снова в пятку не ужалил.
«И пока нетерпеливый Всеволод сам нас не велел удавить», — подумал Ярен; та же мысль читалась и на многих лицах.
Серебряный четвертной на груди Старшего блестел, будто тот полировал его всю ночь.
* * *
Решили разделиться по двое и обойти Гребнево кругом. Что кто-то следы по неопытности затопчет, Ярен не боялся — новичков в отряде не было: «ястребы» давно не несли потерь.
Первыми на реку, к остаткам лагеря княжича, отправились Богдан и Сабур. Когда к реке спустился Ярен, солнце уже пригревало.
Хоть бы дождь зарядил, подумал Ярен, с тоской глядя на просевший под гнетом опавшей листвы шатер Олега.
Но солнце бесстыдно освещало поляну. Словно не произошло здесь безжалостного убийства: спокойно журчала река, квакали лягушки… На ветке раскидистой ивы сидел взъерошенный ворон.
Ярен запустил в него камнем; но птица беззвучно вспорхнула и была такова.
Филимон, напарник Ярена, суеверно пробормотал молитву.
— Клясться готов, Яр, — ты попал! Нечисть клятая, навий наблюдатель!
Ярен только выругался.
Зная практичность селян, он ожидал найти лагерь разграбленным. Однако гребневцы испугались колдовства или княжеского гнева, потому ничего не тронули.
Не было и следов боя: в шатре лишь несколько золотых нитей-волосков блестели, зацепившись за полог. Корзины со снедью по-прежнему лежали на земле, припорошенные листвой. Подойдя ближе и принюхавшись, Ярен почуял запах звериных испражнений.
— Отрава? — предположил Филимон. Ярен покачал головой: княжича и его людей задушили, а яда или дурмана лекари в Изоре не нашли.
И все же лисы и волки побрезговали снедью. Знак был — хуже не придумаешь…
Мысли не шли.
Ярен сел, привалившись спиной к иве, и смежил веки. Вот отчего Старший, подумал он, и остался в Гребневе: не хотел зазря смотреть на последнее пристанище Олега, хранящее в себе следы колдовской скверны. Отгадка крылась не здесь…
— Яр! — Оклик Филимона вывел его из задумчивости. Ярен открыл глаза и увидел бегущего мальчишку, с виду годков десяти.
— Воевода, тебя Сабур-воин зовет! — громко крикнул паренек.
— Не шуми, тебя и так за версту слыхать. — Ярен строго взглянул на него, вставая. — Я не воевода. А Сабур не воин.
— А кто же? — спросил мальчишка с детской непосредственностью. — Доспех да сабля при нем…
— Змея он подколодная, — проворчал Филимон.
— Он — щит в княжеской руке, — сказал Ярен. — Вострый край щита. Веди, малой.

Паренька звали Глебом. Был он старшим из сыновей гребневского священника, а всего детей в доме отца Даниила сейчас жило восемь душ — половина родных, половина сирот. Глеб, которому отец поручил помочь «ястребам», без умолку болтал с Филимоном, просил посмотреть нож и саблю.
— Федор Афанасьич злой был, — вспомнил он справника. — Плетьми за ослушание мог высечь, а батьке однажды глаз подбил, дюже разругались. Без него лучше заживем.
— Это ты настоящих злых не видел, — со смешком сказал Филимон. — А разругались почему?
— Не слыхал. А вы…
— Цыц! — гаркнул на обоих Ярен. — По лесу надо тихо ходить. Иначе волки-оборотни подкрадутся и загрызут.
Лес за рекой был густой, темный. Филимон усмехнулся в усы; Глеб умолк и пошел бойчее, зыркая по сторонам.
Паренька в самом деле послал Сабур, в этом Ярен не сомневался. Но что мог отыскать тут колдун, зачем свернул в сторону от намеченного маршрута?
Если сгинут они здесь — скоро ли их хватятся?
Ярен шел, прислушиваясь, и с тревогой думал — не было ли ошибкой довериться колдуну? Сабур стал «ястребом» за право жить на изорской земле. Однако времена менялись… Всеволод старел. Земли князя Ждана тоже славились богатством, а у степняков могло сыскаться выгодное предложение для изгнанных когда-то родичей.
Густые ветви елей смыкались над головой, солнце едва проникало в чащобу. Доброе место для ночного хищника, для человека — дурное… Ярен проверил, легко ли выходит из ножен сабля.

Колдун вместе с Богданом поджидал на небольшой полянке и, вместо объяснений, указал кивком на что-то во мху.
Сперва Ярен заметил лишь кольцо старых, растрескавшихся, желтых мухоморов. И только потом понял, что земля рядом просела необычно. Маленькими, глубоко утопшими во мху камнями был выложен круг, разделенный пополам — знак истинного Владыки.
— Сабур чует мертвечину, — сказал Богдан за колдуна. — Могила эта свежая, не больше года. Но справник о ней ни словом не обмолвился.
Ярен посмотрел на могилу, на остальных.
— Проводи мальца до Гребнева и доложи обо всем Старшему, — приказал он Филимону. — Все равно лопаты нужны — не саблями же будем копать?
* * *
Следующий час прошел в ожидании и неприятных хлопотах.
Филимон пригнал в лес четверых мужиков с инструментами. Гребневцы божились, что про могилу знать не знают и в места эти никто из села не ходит. Но даже расскажи они что-то — веры им было бы мало…
Сабур, не вызывавшийся помогать, стоял в стороне и раскуривал вонючую костяную трубку. Мужики копали неохотно, вздрагивали от каждого шороха; Ярен потерял терпение и сам взялся за лопату.
— Тебе бы хозяйство, жену с ребятишками, — сказал Богдан, наблюдая, как он споро разбрасывает землю. — А не головы сечь.
— Мне бы один глаз да одну руку, как у тебя, — глядишь, и остался бы на хозяйстве, — зло отшутился Ярен. Когда-то у него был дом, была и невеста: воспоминания эти он хранил за семью замками.
— Жалеешь, что убил тогда? — спросил Богдан, знавший, как Ярен попал в отряд; иногда казалось — он все про всех знал. Ярен взглянул на него с недоумением, но калека-ветеран не шутил. Искренне любопытствовал.
— Раньше жалел. Теперь нет. — Ярен отвернулся и рубанул по тонкому корню лопатой. — Насмотрелся на мразоту всякую — и повывелась жалость, что к покойнику, что к себе.

Яма оказалась глубокой, а тела в богатой торфом земле сохранились неплохо: двое мужчин в дорожных кожаных плащах и одна по-деревенски одетая баба.
— Сможешь разбудить? — спросил Ярен Сабура, но колдун покачал головой: старая смерть надежно хранила тайны.
Замотав лицо и натянув перчатки, Ярен осмотрел мертвецов. Платье на женщине было изорвано еще при ее жизни, или пока тело тащили через лес; кровоподтеки на плечах и бедрах там, где сохранилась кожа, и переломанные кости заставляли думать, что смерть ее не была быстрой и легкой. У мужчин видимых ран не было, но воротники растерли осклизлую плоть на шеях, возможно скрыв следы от удавок.
Преодолевая брезгливость, Ярен стал обшаривать одежду — и наткнулся в потайном кармане на железный кругляш. Такой же нашелся и у второго мертвеца: полтинник с двойным княжеским вензелем на оборотной стороне.
Ярен заскрипел зубами: «Ястребов» не предупреждали, что недавно в Гребнево уже направляли княжеских порученцев.
— Вяжите носилки, — приказал он мужикам. — Поднимем всех троих в село. Глядишь, на сходе память проснется.
— А ежели нет — так тут уже готовая могила есть. — Богдан сощурил глаз, глядя на сбледнувших гребневцев. — Свезло вам, что Николай наш человек не злой: не прикажет в научение другим все село сжечь. Но если он тут не управится — Всеволод сыщет, кого еще послать. И тогда уж сосед и за соседа, и за проезжего ответит. Смекаете, молчуны?
«Молчуны» смекали и споро принялись за дело, хотя от запаха и вида расползающихся тел каждый хоть раз отбежал опорожнить желудок.

Когда носилки с мертвецами установили перед церковью, Старший уже согнал во двор народ.
Отец Даниил, гребневский священник, с расстроенным видом наблюдал за происходящим с церковного крыльца. Из-за его спины выглядывал то Глеб, то еще какой-нибудь из малых: с виду все они, тощие и чумазые, походили друг на друга.
Люди подходили к носилкам, зажимая носы, качали головами и отходили.
— Ближе! — прикрикнул Старший. — Или вас сечь надо, чтобы развязать языки?!
— Дозволь мне, — обратился к нему Богдан и, получив согласие, вышел вперед. — Боитесь нас, разумники?
Толпа безмолвствовала.
— Но с нами можно по-хорошему, — добродушно ухмыльнулся Богдан. — Кто мертвяков опознает — тому червонец, а если расскажет, когда их живыми видел, — еще пятак!
Старшего перекосило, но, разрешив Богдану говорить, забрать слово назад он не мог.
Подкуп сработал, первая же старуха, склонясь над телами, прошепелявила:
— Так то ж Анисья-ведунья! То-то я гляжу — и платьишко будто ее…
— А с ней, верно, государевы люди, — заторопился сказать сухой мужичок, росточком ниже старухи: муж ее или сын. — Те самые, что уважить дитятю ездили.
«Мертворожденный Ингин младенец!» — понял Ярен, досадуя на себя, что не вспомнил раньше. Похоронить несчастное дитя, не испившее воды истинного Владыки, в княжеской усыпальнице Всеволод не мог. Но где-то ведь останки схоронили! Где-то здесь, в Гребневе.
— И про Анисью пришлые выспрашивали, — крикнули из толпы.
— Федор Афанасьич брехал, в стольный град ее забрали, чтобы лекаркой при княгине служила, — сказал мужичок, поджав губы. — А оно вона как, значит…
— Рассказывай по порядку, — рыкнул Старший. — Когда дело было?
— Да в аккурат перед Солнцестоянием…
* * *
В аккурат перед Солнцестоянием приехали в Гребнево двое хмурых мужчин с княжескими печатями. Поклонились холмику, тесаным камнем украшенному, и оставили дары, а после выспросили у баб, где живет Анисья, знахарка, стараниями которой княгиня Инга от родильной горячки не померла. Отблагодарить хотели — так они сказали.
Отшельничала ведунья недалече от Гребнева, в лесу. Тем же вечером чужаки выехали к Анисье — и больше их не видели. Скоро выяснилось, что пропала и сама Анисья. Никто ее не искал: объяснение справника казалось убедительным. Да и как тут сыщешь, не гонца же в Изор засылать?
В Гребневе не любили думать о плохом. Пропала и пропала, сама о себе позаботится.
А княжич перед тем, как лагерь разбить, тоже могильному камню поклониться заезжал…
— Откуда деньги возьмешь? — шепотом спросил Ярен у Богдана. Селяне посматривали с ожиданием.
— У справника в ларце одолжу: чай, не обидится. Много у них с вдовушкой монет. — Богдан усмехнулся. — Яр, а ты покойников наших встречал в Изоре или еще где?
Ярен покачал головой:
— А ты?
— И я нет. — Прищур Богдана стал злее. — И Николай — нет, я спрашивал. Интересные нам попались покойнички.
Знать каждого, кто состоял тайно на службе у Всеволода, не мог даже Старший, но командиру и ветеранам-«ястребам» случалось дела вести со многими.
— Думаешь… — начал Ярен, но Богдан перебил.
— Пусть Старший думает. Наше с тобой дело — саблями махать.
Ярен, кивнув, отошел. От смрада ком стоял в горле.
Покойники с печатями могли быть порученцами не Всеволода, а княгини Инги. Посланными втайне от мужа. Ничего хорошего это не сулило.
— Расходитесь по домам! — зычным голосом приказал гребневцам Старший. — Службы вечерней в церкви сегодня не будет.
Люди расходились, судача между собой об Анисье и оглядываясь на священника.
— Погоди-ка, мать. — Ярен придержал разговорчивую старуху. — Припомни: давненько Федор Афанасьич, покойник, богачом заделался? Отчего на мздоимца не жаловались?
— Годков шесть прошло с того; точно уж и не помню. — Старуха зыркнула на Ярена из-под седых бровей. — Никогда Федька-ловкач не бедствовал, но и нас не обижал, не хуже других был. Неча напраслину на него возводить! Убивцев ло́вите — но сами убивцы, да над покойниками еще глумитесь… пощади, Заступник, души ваши черные…
Ярен вспомнил голосящую голову, брошенный шатер и ощутил незримую тяжесть сабли в руке.
— Владыка небесный без твоих молитв рассудит, кого карать, кого миловать, — резко сказал он. — Ступай, мать, и чтоб в ночи на улицу — ни ногой.
— Да уж больно надо. — Старуха засеменила прочь.
Не желая больше глядеть ни на гребневцев, ни на мертвецов, Ярен зашел в прохладный полумрак церкви.
Другие дети отца Даниила, как рассказал раньше неугомонный Глеб, сегодня отбывали послушание: четверо малых, которым не мешало бы самим помыться, драили полы да полировали тряпицами деревянные барельефы. Еще трое, постарше, стояли кучкой и о чем-то шушукались, но, завидев Ярена, вернулись к работе с необычайным рвением.
— Не бойтесь, — сказал Ярен. Голос, подхваченный эхом, прокатился по темному залу. — Старший не обидит…
Ярен взял свечу и прошел вглубь церкви. Cквозь аромат ладана пробивался запашок древесной гнили. Солнечный свет сквозь высокие оконца едва проникал внутрь, а тепла от печурки не хватало, чтобы просушить дерево после зимы. Темнота и нездоровая сырость царили здесь, в средоточии веры и благочестия…
Владыку небесного иначе называли двуликим Заступником. Волю его, пронизывающую все сущее, мастера воплощали во множестве сюжетов: отец, наставляющий сына, луна и солнце, охотник и олень… В Гребневе отец Даниил и его предшественники собрали немало образов; одни были неумело намалеваны или вырезаны на досках, другие начертаны уверенной рукой. У самого алтаря стояла искусно исполненная статуя — мать, склонившаяся над младенцем. Княжеский дар. Довольно двусмысленный, если учесть все обстоятельства: благодарность или укор? В чертах женщины не было любви и материнского тепла, только строгость и скорбь. Тонкие, чуть согнутые пальцы устремились к детскому лицу, точно птичьи когти…
Ярен вздрогнул и отошел, продолжая шептать молитву. Но привычные слова не согревали душу, не разгоняли дурных предчувствий. А ведь то был дорогой его сердцу образ.
Был и другой — воина-старца, борющегося с медведицей.
Тут он висел в самом темном углу, у чана с освященной водой. Ярен высоко поднял свечу, разглядывая старинный барельеф: старца тянули назад, за рубаху, внучка и внук, а позади зверя выглядывали из-за пней медвежата.
— Воевода, тебя там кличут! — Подошедший со спины Глеб вновь заставил Ярена вздрогнуть. Звонкий мальчишеский голос отражался от стен и будто доносился из деревянного леса.
— Иду. Хорошенько уберитесь тут. — Ярен поклонился ликам, последний раз окинул взглядом темный зал и вышел.
Снаружи солнце больно резануло по глазам. Посреди двора священник, отец Даниил, спорил со Старшим.
— Это непозволительно, даже вам! — Негромкий голос отца Даниила был тверд. — Нельзя тревожить усопшего… Князь вам такую скверну творить дозволения не давал!
— Не принявший веры младенец — все равно что кутенок. Нет в том скверны! — Старший возвышался над священником на полголовы; длинный шрам на его безбородом лице налился кровью. — Говори прямо: почему не хочешь, чтобы я правду знал?!
— Не по-людски то, что ты задумал, — да кого хошь спроси! — Священник всплеснул руками. — Сам пожалеешь потом…
Ярен стоял, растерянный, на церковном крыльце. «Ястребы» топтались рядом; вид был у кого изумленный, у кого сердитый.
— Нет бы этих зарыть, — Филимон бросил короткий взгляд на носилки, — так Старший еще младенца откопать собрался. Опять степняк ему дерьма в уши налил.
— Старшему виднее, что делать! — Оборвал Филимона Ярен. Встретился взглядом с Сабуром, тот пожал плечами — мол, если чего и говорил, то все равно решение за Старшим.
— Да зачем это надо?! — Филимон скривился. — Мы не гнусь какая, чтоб в костях копаться.
— Верно… не по-людски… — раздались возгласы.
— Еще бы у князя повыспрашивали — что да зачем! — Ярен спрыгнул с крыльца и положил ладонь на рукоять сабли. Он догадывался, что хотел проверить Старший, но говорить о том вслух не мог. — Вы ястребов закон знаете. Кто собрался приказа ослушаться — выходи вперед!
— Что, и меня убьешь? — Филимон занес ногу для рокового шага. Но тотчас полетел оземь: кулак Богдана обрушился на его скулу.
— Окстись, дурень! — Богдан взглянул зло. — Голова у тебя пустая, ее отсечь — и то не помрешь.
— Надо будет, убью, — с ледяным спокойствием подтвердил Ярен, хотя внутри все клокотало. — Закон есть закон.
— Закон есть закон. Будет приказ — выполню. — Филимон сел, утирая рукавом кровь. — Да только дурное это дело. Отче Даниил правильно говорит.
Священник и Старший уже закончили спор и наблюдали за вспыхнувшей ссорой.
— Скверны боишься — так никто тебя не неволит, — с неожиданной мягкостью сказал Старший. — Я сам. Ярен, Богдан, Сабур — со мной, поможете…
* * *
Только выйдя следом за Старшим с церковного двора, Ярен перевел дух. Рубаха под нагрудником вся пропиталась потом.
На широких улицах Гребнева было пусто; люди прислушались к наказу Старшего и разошлись по домам. Ярен, закинув две лопаты и кирку на плечо, замыкал процессию; Старший широким шагом шел первым, Сабур с Богданом — за ним, а священник брел следом, понуро опустив голову. Ярен, не таясь, разглядывал его: невысокий, жилистый, с молодым лицом, но густой сединой в клочковатой бороде, одетый в латаную рясу — отец Даниил казался человеком добросердечным и безобидным. Руки его заскорузли от работы по хозяйству, а проницательный взгляд от корпения над книгами утратил зоркость, отчего священник сильно щурился, и даже спотыкался порой; или же то происходило от волнения?
Он молчал до самого погоста. Даже когда дошли до тесаного камня за кладбищенской оградой — молчал.
Выцветшее небо, грязь на дороге, пожухлая трава и прелая листва, неприбранные могилы — все навевало тоску. На памятных столбах на погосте сидели вороны: Ярен насчитал шестнадцать.
— Повтори то, что ты мне час назад сказал, — велел Старший Сабуру.
— Смерть к тому, кто схоронен здесь, с железом и колдовством пришла, — сказал колдун.
— Не слишком-то похоже на мертворожденного младенца, отец Даниил. — Старший взял кирку. — Придется поглядеть, кто там.
Одним взмахом он загнал кирку под надгробие; железо загремело о камень.
— Стойте! — сдался священник. — Прошу. Не троньте могилу. Я все расскажу… Если люди узнают, совсем худо будет. Степняк верно говорит: смерть от чар и железа… Поросенок тут лежит. Анисья, пусть смилостивится над ней Владыка, морок навела, чтоб на младенчика походил, и заколола…
— А младенец где? — Старший оперся на кирку.
Отец Даниил взглянул обреченно:
— Нарушила Анисья слово. Ведьма — а не захотела невинную душу губить и в топи младенца отнесла… Я все расскажу. Только идемте назад, пока люди чего не подумали.
— Так бы сразу, — сказал Старший.
Сабур присыпал след от кирки землей, полил водой из фляги и прошептал что-то на своем.
— Тревожить зазря негоже, — объяснил он.
Человек или скотина — для набаклов, по их вере, разницы не было.
* * *
— Федор правду знал, — рассказывал получасом позже отец Даниил в доме справника. Пили заваренный Богданом крепкий, до черноты, чай, казавшийся Ярену безвкусным.
— Инга, помилуй, Заступник, ее душу, щедро ему заплатила, чтоб он ведьму подговорил… — лился мягкий голос священника. — А я уж что знаю — то услыхал от Анисьи, когда та за помощью ко мне пришла. Дитё во грехе зачала Инга от набакальского посланника. Боялась княгиня: едва Всеволод младенца увидит, все разом поймет. — Священник покосился на Сабура, унаследовавшего от отца-набакла смуглую кожу и смоляно-черные волосы. — И решила взять на себя грех еще больший… Анисья помогла ей на месяц раньше срока от бремени разрешиться, но Владыке угодно было, чтобы дите живое родилось. Ведьма сама-то бездетная, поглядела на младенца — и не поднялась рука. Снесла к чарускам на воспитание; может, и по крови с нелюдью она была в родстве, наша Анисья-то… Федор неладное заподозрил и, как князь уехал, давай выспрашивать. Дюже он зол был, когда про обман узнал… Время прошло — и жадность его заела: выслужиться решил, сообщил княгине. А та душегубов прислала. Посланцы ведьму замучили, но и сами не ушли… Она их потравить успела или то болотный народец отомстил — знать не могу, я всех троих уже мертвыми нашел. — Отец Даниил вздохнул. — Мстит теперь нелюдь всем княжьим людям: злоба их велика.
«Или страх, что дитя заберут и сгубят, — подумал Ярен. — Нелюдь — а иной раз человечнее людей. Инга, ну змея!»
— Так это ты могилу в лесу вырыл? — спросил у священника Старший.
Отец Даниил кивнул. Помолчали.
— Хочешь — пореши меня, проверь, что не вру, Владыка простит. — Отец Даниил взглянул Старшему в глаза. Сабура он предпочитал не замечать. — О малом прошу — под образами колдовства не позволяй больше творить. И о сиротах моих позаботься: одной матушке всех не поднять.
— Ты меня обмануть пытался. Но я не лиходей какой, чтоб доброму человеку голову рубить за то, что он дитя пожалел… — Старший посмотрел строго; и все же Ярен готов был поклясться — во взгляде его тоже проступила обреченность. — Дурную тайну ты хранил, отче. Храни и дальше. Как Федор покойный: помрешь — и то лишнего не болтай. А болота от нелюди мы очистим. Отомстим за Олега! И Всеволода тем успокоим. Соберем мужиков в помощь — завтра же и очистим.
— Если сдюжим. — Сабур вертел в руках трубку, по комнате тянулся горький запашок. — Одних убьем — другие мстить явятся. А нелюдь на своей земле сильна, каждая травинка за нее.
— Многие полягут, — заметил Богдан.
— Будет на то воля Владыки, справимся. — Отец Даниил, успокоившись, отхлебнул чаю. — Дело небесам угодное!
Приставленное к стене блюдо, на котором накануне лежала голова справника, сейчас отражало лицо священника, точно зеркало. Прямо над блюдом с рисованного образа взирал двуликий Заступник глазами пастуха и агнца. Но среди могучих елей за спиной пастуха таилось неведомое…
— Ну а ты что думаешь, Ярен? — спросил Старший с непонятной злостью. — Сидишь, как воды в рот набрал.
Ярен предпочел бы молчать и дальше, но не посмел.
— Столькие уже за чужой грех головы сложили, что тошно, — сказал он.
Князь послал «ястребов» разузнать правду и покарать убийц. Но, ради себя самого и мира в Изоре, — правды Всеволод узнать был не должен. Слишком любил старый князь неверную жену; слишком многое в Изоре было сплетено ловкими Ингиными руками, хоть и давно не покидала она крепости… Разлад грозил смутой.
— Горячность до добра не доводит. Как и шалости бабьи. — Богдан, наблюдавший за улицей через щель в ставнях, отвернулся от окна. — Высечь бы дуру…
— Хватит!.. — Старший ударил по столешнице. — Следи за языком, а то лишишься.
— Дело ваше правое: негоже людям рядом с обнаглевшей нелюдью жить, — подвел черту отец Даниил. — Не сейчас, так позже пришлось бы войной на них идти, чтоб соваться впредь не смели к нам. А княгине да князю лишь Владыка небесный судья. Правильно говорю, Ястреб?
Он взглянул на Старшего, да так и застыл, словно глубоко задумавшись над чем-то. Старший молчал, поглаживая на груди Всеволодову монету, и вдруг — Ярен не поверил глазам своим — потупил взгляд.
— Решено, — буркнул Старший, ни на кого не глядя. — Завтра порешим тварей. Сможешь их отыскать, Сабур?
— Если прежде они нас не найдут, — сказал колдун. — Вели всем, чтоб ночью со двора ни ногой. Я и сам скажу, но кто меня послушает?
— Жалуешься? — недобро спросил Старший. Он охотно излил бы на набакла накопившийся гнев, который не смел обрушить на священника. Но Сабур промолчал. Суженные глаза его были глубоки и пусты, как небо над набакальской степью; отраженной свечой плясали в них огоньки костров.
— Пройдите с моими людьми по дворам, — обратился Старший к отцу Даниилу. — Нужно собрать всех крепких мужчин, с любым оружием, чтобы с рассветом явились к церкви. Дело богоудное, вот и поможете.
* * *
Три часа кряду Ярен спрашивал, отвечал, отдавал приказы. Разговоры с гребневцами оставляли во рту привкус горечи. Люди, памятуя о судьбе справника, не смели роптать, но страх и неприязнь пропитали воздух.
— Слыхал я от матушки, чаруски днем — обычные девицы, — почесав в затылке, заявил Митяй, младший из двух гребневских кузнецов. — Так что же мы, баб рубать будем?
— А душить мальцов твоих придут — станешь под юбку заглядывать, баба заявилась или кто? — одернул кузнеца Ярен.
То, что девы-лягушки могли выглядеть точь-в-точь как обычные девицы, тревожило и его. Иные женщины по уму и хитрости своей стоили десяти мужчин, однако воевать с ними Ярену прежде не приходилось, и он бы немало отдал, чтобы не пришлось и впредь.
Гребневцы — те бы вовсе предпочли забыть обо всем. Но кто смел осудить их за малодушие?
В дом справника Ярен вернулся на закате. Старший уже лег и велел не тревожить. Сабур навел защитные чары, Богдан поставил часовых — вся работа была сделана.
Сам ветеран сидел на лавке у стены. Изящная фарфоровая чашка в его жилистой руке смотрелась нелепо, а чай в ней, против ястребова закона, был изрядно разбавлен брагой: хмелем разило за три шага.
— Старшему доложишь или голову отсечешь, Яр? — Богдан, завидев его, только ухмыльнулся. — Или со мной выпьешь?
— Сам докладывай. — Ярена больно резанула обида: за себя, вынужденного исполнять долг палача, за отряд, все чаще служивший орудием для козней, за Старшего, неспособного помешать несправедливости.
Он развернулся и хотел уйти в дом, но Богдан окликнул:
— Погоди! — Ветеран подвинулся, освободив место. — Не злись, сядь.
Ярен сплюнул в сухую траву, вернулся и сел.
— Так-то. — Богдан улыбнулся ему, теперь уже безо всякой насмешки. — Посиди, Яр, отдохни. Довольно тебе закон сегодня сторожить: не пропадет он, закон.
— Это мы без него пропадем. — Ярен принял чашку из рук Богдана и пригубил, вкус оказался неприятный, кисло-горький. — Простой люд уже в нас разбойников видит.
— Что с того? Двуликий Заступник — он, если отца Даниила послушать, и жертва, и разбойник; и охотник, и дичь, — тихо сказал Богдан. — И повелитель, и слуга. Князь правит смердами, но и сам служит смердам, держа за них перед Владыкой небесным ответ. Удобна князьям такая вера! И нам удобна.
— Ты прав, а все одно зло берет. — Ярен отхлебнул еще, чувствуя, как понемногу начинает отпускать. — Думаешь, все взаправду тут случилось так, как священник говорит? Сабур чарусок близко чует — но болота отсюда в десяти верстах… Отчего бы нелюдям вокруг Гребнева крутиться, княжича тут поджидать? Ходят вокруг, но сельчан не трогают. Только заезжих.
— От века здесь нелюдь знать о себе не давала, мирно жили. — Богдан нахмурился. — Зря Николай сразу затеял сечу. Надо бы еще поспрашивать, посмотреть. Потом-то возврата к миру не будет.
— Старший сам на себя не похож, с тех пор как тело Олега увидел, — сказал Ярен. — Он княжича сызмальства знал; любил, как младшего брата…
Богдан взглянул многозначительно. Ярен открыл было рот, чтобы задать прямой вопрос, — и захлопнул.
Слухи про Старшего ходили всякие, но о некоторых из них лучше было помалкивать.
— Пойду я. — Ярен встал. — Спасибо!
Богдан только хмыкнул, отхлебнув бражки.
Ярен вернулся в дом, растянулся на хозяйском матрасе и почти сразу уснул.
Сон пришел глубокий, но муторный: в платье цвета болотной тины танцевала вокруг костра княгиня Инга; распущенные волосы на ее голове извивались, собирались вместо косы в тугие кольца. «Змея подколодная», — говорил Филимон, и Старший велел его казнить, но едва Ярен заносил саблю, на месте Филимона оказывался Федор-справник и кричал: «Стыд, позор!».
* * *
Проснулся Ярен от шума за окном. На ходу перепоясываясь саблей, вышел во двор. Уже светало, у ворот собралось полдюжины «ястребов».
— Что тут? — спросил он охриплым со сна голосом. Предчувствие беды превратилось в полную уверенность в ней.
Люди молча расступились.
Филимон лежал в трех шагах за воротами, с посиневшим лицом и красной полосой на шее. Подальше, на углу, стояли Старший и Сабур, у ног их распростерлось еще одно тело.
— Гнев господень, как же… — прошептал Ярен, подойдя. Удавкой Богдану отрезало пальцы на обеих — родной и деревянной — руках. Но лицо ветерана было почти не обезображено удушением; будто спал он не смертным сном, а самым обыкновенным. Распахнутые глаза смотрели в небо.
Догадаться о том, как все случилось, было не сложно. Стоя в свою очередь на часах, Богдан нарушил приказ и вышел за ограду. Филимон отправился за ним и тоже далеко не ушел… Но зачем?
Для такой глупости должна была быть веская причина.
— Сильно вчера напились? — отрывисто спросил Старший. — Не отнекивайся, люди видели.
— Да мы не прятались и, считай, не пили, — сказал Ярен. — Но даже во хмелю он был осторожнее любого из нас. Все знают.
Старший сжимал и разжимал кулаки.
— Знаю, — сказал он не глядя. — Как закончим — по закону за пирушку ответишь, Ярен. Ибо кто мы без закона?
Сабур топтался рядом, попеременно глядя то на Старшего, то на тело.
— Прикажи! — с нажимом попросил он. — Разреши провести допрос. Богдан все одно мертвый. А других спасешь… Отдай приказ!
Старший развернулся и, ухватив колдуна за ворот, одной рукой приподнял над землей:
— Даже думать о том не смей! Набакальский выродок! — С чудовищной силой он швырнул Сабура оземь.
— Отдай приказ! — Колдун, не пытаясь встать, взглянул на Старшего снизу вверх. — Если всю правду не вызнаем — плохо кончим: не болотницы порешат, так у Всеволода впадем в немилость. Разреши…
— Нет! Попробуешь еще раз скверной моих людей, живых или мертвых, замарать — сам тебя убью. — Старший сплюнул в грязь.
И ушел.
Сабур поднялся, отряхиваясь; в поисках поддержки посмотрел на Ярена — но тот отвел взгляд, опустившись на колени около тела.
— Прими, Заступник, душу в чертог небесный, — прошептал он и закрыл мертвецу глаза. — Прощай, друг.
Тишина рассветных сумерек саваном лежала над Гребневом. На пожухлой траве блестела роса.
— Ты же понимаешь, Ярен. — Голос Сабура звучал просительно, почти жалко. — Ложь и тайны повсюду! Не вошли бы чаруски в село, если б не зазывали их сюда. Знаю, ты отомстить хочешь. Но нельзя… Правды за нами нет, потому и удачи нам в бою не будет.
— Ты приказ слышал, — сказал Ярен. — Найдем чарусок — у них и спросим, кто зазвал.
— В ловушку попадем.
— Так наколдуй, чтоб не попали! — рявкнул Ярен. Степняк боялся. Сильно боялся. — Не больно-то много пока от тебя проку! Иди, позови кого в помощь: отнесем убитых в церковь. Не здесь же им оставаться.
* * *
Когда Ярен, спустя час, снова пришел к церкви, во дворе уже собирались люди. Был на месте и Старший: разговаривал с мужиками, проверял их нехитрое оружие — с собой приносили кто острогу, кто топор, кто вилы.
Смердела прикрытая рогожкой ведьма Анисья и ее незадачливые убийцы: Старший позабыл приказать их закопать, а без дозволения никто не осмелился. Богдан и Филимон лежали в церкви. Сабур остался подле них и с тех пор не выходил. Но не ворожил. Просто сидел и смотрел.
— Может, уверует, — буркнул Ярен в ответ на протесты отца Даниила и выгонять набакла не стал. Вдруг тот мог что-то вызнать, не воскрешая покойников?
Небо затягивало тучами, и такая же хмарь лежала на лицах. Гребневцы шепотом пересказывали друг другу правду и выдумки о ночном убийстве, встревоженно переглядывались.
Старший походил к каждому, говорил, как он умел — горячо и строго, — и страх на лицах сменялся решимостью. Не слишком, впрочем, твердой.
С тревогой Ярен взглянул на церковь.
Сейчас, меряя шагами двор, он сам себя не понимал. Всем существом он желал, чтоб мир вновь стал понятен и прост, желал отплатить нелюди сторицей. Но что-то мешало: неясная, нехорошая мыслишка засела, как заноза.
Богдана не смогли бы выманить со двора обманом, женскими прелестями или золотом… Почему старый «ястреб» ушел, если не потому, что вопреки приказу Старшего надеялся решить все без резни? Что заметил единственным глазом, чего не видели остальные? Не отмщения требовала его душа, иного… Не войны искал для Изора Олег, но порядка и справедливости.
Вспомнился сон: танец вокруг костра, золотые волосы в снопах искр, многоликий, точно сам Заступник, пленник. Федор-справник был жаден, но хранил, по своему разумению, верность княгине — и, попав меж жерновов, даже в смерти не выдал тайны…
Все было готово, однако Старший медлил с приказом. Колебался.
«Кто сегодня нам враг? — Ярен посмотрел на разделенный круг Владыки, венчавший церковь. — А есть ли у нас истинный Враг, истинный Владыка? Или же сами себе мы и заступники, и враги… Каждый — каждому и самому себе».
За такие размышления, прознай кто о них, могли и кнутом высечь. Но чем дольше Ярен старался жить без лишних раздумий, тем хуже у него это получалось.
Из дверей показался Сабур и, приложив палец к губам, поманил внутрь. Вид у колдуна был довольный.
Ярен оглянулся на Старшего — тот как будто ничего не замечал — и пошел в церковь.
— Ну? — раздраженно спросил он. Глаза медленно привыкали к полумраку.
— Не серчай, я колдовства не творил. — Сабур говорил очень быстро. Тела лежали подле алтаря, но колдун провел Ярена в угол, где у чана с освященной водой сгрудились дети отца Даниила. — Все здесь пропахло страхом, вот я и подумал — отчего? И отчего эти бесенята с утра до ночи здесь полы намывают — не оттого ли, что тут темно? Ну, гляди!
— Что вы делаете? — крикнул подбежавший отец Даниил. — Не смейте!
Но Сабур, быстрым движением ухватив одну из чумазых дочерей священника за шиворот, уже окунул ее головой в чан.
Через мгновение Сабур разжал хватку: девчонка выскочила и, взвизгнув, спрятала лицо за маленькими кулачками. Но было поздно. Окрашенная сажей вода текла по подбородку, и даже при слабом свете свечи Ярен теперь видел слишком смуглую кожу.
— Вот оно, Ингино отородье. — самодовольно сказал Сабур. — Ведьма сама ее растила, не чаруски! Но с нелюдью якшаться отпускала; а как ведьму убили — малая забоялась, что теперь ее черед… Вот и навела подружек-болотниц: сперва на Олега, а теперь на нас.
Ярен заставил себя выдохнуть. Вода с черных волос девчонки капала на пол. Остальные дети попрятались. Только Глеб держался поблизости, сжимая кочергу.
— Пожалуйста… Она ведь дитя человеческое, малое, неразумное, — прошептал отец Даниил. — Ей нужно жить с людьми… Пусть во грехе зачата и грехом запятнана, но нет в том ее вины. Вера ее душу очистит… Прошу, не губите!
— Это князю решать, — грубо сказал Сабур.
Тощая девчонка, дочь княгини и набакальского посла, украдкой разглядывала Сабура, его смоляные волосы и отливающую бронзой кожу: впервые она видела рядом другого набакла.
— Прошу… Она ведь тебе по крови родня, степняк… Будь милосерд! — Отец Даниил возвысил голос, но так и не решился встать между колдуном и приемной дочерью. — Не ради нас, так простого люда ради… Князь, когда узнает, Ингу и посла казнить велит. Набаклы войной пойдут, сотни сотен погибнут понапрасну.
На древнем барельефе воин и медведица, дети и звереныши замерли в ожидании.
Сабур равнодушно взглянул на священника:
— Не думай, что я упырь какой, отче, но повиснуть за шею из-за чужой глупости ты мне не предлагай. — Он усмехнулся. — Степняки во мне предателя видят, изорцы — врага… Нет для меня своих, кроме отца с матерью! А если Всеволода рассержу — меня казнят, их изгонят. Надо мной закон стоит. Приказ я выполню — и все на том. Об смердах изорских пусть Изорский князь печется. Таков закон… Я… рен?..
С изумлением и ужасом Сабур посмотрел на клинок, вошедший в грудь между пластин доспеха, и замертво рухнул на пол.
Падая, колдун толкнул и опрокинул чан. Кровь лилась из раны и смешивалась с водой. Девчонка завизжала: отец Даниил прижал ее к себе, пряча смуглое лицо в рясе.
Ярен обернулся к дверям.
В проеме застыл Старший. Его темная фигура, лишенная лица, казалась еще одной статуей. Старший по-прежнему колебался; но — было ли то желание Владыки или веление совести — теперь Ярен знал, что должен сделать.
— Возьми девчонку и отнеси к чарускам, — сказал он. — Ей нет теперь места среди людей. А правде нет места в Изоре… Но и ложь не всякая будет хороша. Что так смотришь? Одного сына Всеволод уже потерял удавленным. Что же ему теперь, еще и… — Ярен прикусил язык, — и тебя вешать? Войну с нелюдью развязать, несмышленое дитя казнить — не пойдет это Изору на благо. Уходи!
— Почему?!. — Старший подошел на негнущихся ногах. Трещали под тяжелыми шагами половицы, или же то ломалось что-то у него внутри. Без Сабура нападение на нелюдь теряло смысл. Он был бледен — бледнее священника, бледнее мертвого Богдана, лежавшего у алтаря под строгим взглядом Заступницы-матери. — Нет, Яр. Тебя ведь…
— Уходи, — повторил Ярен. — Я в долгу перед тобой за то, что на службу взял, и буду перед князем вместо тебя держать ответ. Сохраним тайну. Мир сохраним. Олег, будь он жив, так бы и повелел. Спаси девчонку… Себя спаси. А мне теперь все одно жизни не будет. Я своего убил… Не по совести, но по закону ведь Сабур прав был. А кто мы без закона? Поспеши!
Мгновение Старший стоял недвижим, страшен. Затем снял с груди шнур с монетой и бережно положил на опрокинутый чан; а после подхватил с рук священника хнычущую девчонку и бросился к дальним дверям.
— Не этого я хотел, когда забрал ее от Анисьи, — с горечью сказал отец Даниил. — Теперь все зря…
Ярен покачал головой:
— У нее будет другая жизнь, отче. Но жизнь. Небеса жестоки, земля сурова… Все милосердие — в нас. Здесь. — Он стукнул себя кулаком по груди. — Ты дитя пожалел, и чаруски пожалели… Лишь его никто не пожалел. — Ярен заставил себя взглянуть на мертвого колдуна. — Как и он — никого… Ты ведь ученый человек, отец Даниил. Скажи, есть в твоих книгах ответ — для чего мы живем?
— Так угодно Владыке, — сказал священник. — А помыслы его смертным неведомы.
— Вели сыну, чтоб помалкивал. — Ярен указал на колонну, за которой прятался Глеб. — И подтверди на людях, что Старший один в болота пошел, во искупление грехов нечестивого своего подручного. Остальное я сам придумаю.
— Храни тебя Владыка, — прошептал священник.
Ярен примерился и отсек колдуну голову. Все в отряде недолюбливали или открыто ненавидели набакла, и потому готовы были поверить в любую ложь: хоть в его сговор с чарусками, хоть в наложенное на Олега и Богдана проклятие… Поверить или хотя бы сделать вид. Вернуться в Изор и предстать перед Всеволодом, который не был бессмысленно жесток. Лишь кому-то одному предстояло ответить за все.
Ярен потянулся за брошенной Старшим монетой, но, передумав, оставил ее на месте.
С окровавленной саблей в одной руке и отсеченной головой в другой он прошел через темный церковный зал — мимо образов, мимо мертвых товарищей и строгой матери, склонившейся над младенцем, — и вышел на крыльцо к «ястребам» и гребневцам.
— Слушайте меня! — Ярен высоко поднял голову Сабура и встряхнул. Кто-то вскрикнул; все разом обернулись к церкви. — Слушайте меня и примите покаяние мое. По глупости нашей мы были обмануты…
Из церкви вышел отец Даниил и встал сзади.
Ярен говорил; накрапывал дождь, смывая с его рук кровь и господню воду.
* * *
Николай бежал. Нагрудник и оружие он бросил у реки. Девчонка больше не хныкала, жалась к нему, как звереныш, до крови впившись ногтями в плечо через рубаху. Лес поглотил их двоих, точно трясина брошенный камень. Под ногами хлюпало…
Гребнево осталось далеко за спиной. Река разделилась на множество ручьев, петлявших по лесу.
— Пришли. — Николай усадил девочку на поросший мхом пенек около торфяного озерца. Раздевшись до пояса, укутал в свою рубаху. — Как тебя звать?
— Каська, — пискнула девчонка, когда он уже отчаялся дождаться ответа.
— А я уж думал, ты говорить не умеешь. — Он через силу улыбнулся. — Скажи, Каська, скоро ли твои подруги-лягушки к нам придут?
Девочка кивнула:
— Скоро.
Николай вскочил, озираясь. Но никого не увидел рядом — только мелькнули в ветвях черные перья. Вороны — не вороны, птицы — не птицы…
— Наблюдает Навь. Слушает, — прошептала девочка. — А ты… Ты плохой человек?
— Плохой. — Николай сел на землю. — Людей не уберег, отцу долг сполна не выплатил… Но тебе вреда не причиню. Одна у нас, Каська, беда: тебе она мать по крови, а мне — мачеха… Обоих нас убить хотела, да не смогла.
— И тебя? — спросила девчонка недоверчиво. — Но ты большой. Сильный.
— А раньше был маленький. Схватили меня за ноги — и разбили голову о печь. — Он коснулся шрама на темени. — Но я выжил; потом отец меня нашел и взял под защиту… А тебя некому защитить было, кроме ведьмы да нелюдей. Теперь вот, я с тобой сижу. Нелюдь та, что за тебя вступилась, брата моего убила; но Олег и тебе был брат! И мы с тобой вроде как не чужие… — Он вздохнул. — Не твоя вина, Кася, что все так плохо вышло. Лучше тебе будет позабыть обо всем.
— И тетку Анисью, и батюшку забыть? И Глеба, и Люда? — Девочка взглянула испуганно. — Не хочу.
— Так нужно, — сказал Николай.
В лесу было тихо, только плескала в озерце вода.
— Нужно, слышите меня?! — Он повысил голос. — Заберите девочку и не отпускайте назад! Ей нельзя к людям. И вам нельзя. Иначе быть беде…
Рядом раздались легкие шаги. Златовласые женщины в сплетенных из тины платьях появлялись из ниоткуда: одна подхватила Каську, и та засмеялась заливисто. Другие окружили Николая: «Идем… идем», — шелестело вокруг. Он послушно встал. Чаруски были прекрасны, от их плавных движений внутри просыпалось влечение — но ни одна девушка не дозволяла к себе прикоснуться. Лишь кружили они вокруг, увлекая к озеру… Навстречу из воды уже поднималась та, что казалась краше прочих, однако красота ее была иной. То была не девица для утехи, но мать; в золоте ее волос блестело серебро.
— Сберегите девчонку, — прошептал Николай, опускаясь на колени. Сереброволосая чаруска коснулась губами его лба. Стало тепло, спокойно…
Глаза его закрылись, и воды озера сомкнулись над ним.
Эпилог
На дворе стояла ранняя весна.
Когда в дверь забарабанили, отец Даниил у окна пил чай с баранками.
— Отче, открой! Подмога нужна! — За дверью не унимались.
Прибежал Глеб, отворил засов.
— Тут, отче, дело чудное… — Дыша паром, Митяй с братом ввел в дом тощего, заросшего мужика, закутанного в Митяев полушубок. — Подобрали пришлого у реки. Имени своего не помнит, но тебя назвал.
— Глеб, натопи снега и воды подогрей! — велел отец Даниил. — А тебе, Дмитрий Иваныч, спасибо за доброе дело. Отогреем да разузнаем, кто таков…
Чужака укутали в два одеяла и усадили к печи. Пока Глеб и Митяй набирали снег, отец Даниил сел рядом.
— Как?.. — спросил он шепотом. — Уж и не думал я, что вернешься… Николай Всеволодович.
— В тину запутанным, в лед вмороженным… Так и лежал на дне, — просипел гость. — А теперь отпустили. Долго меня не было?
— Долго. — Отец Даниил помолчал. — Много воды утекло…
Больше пяти лет минуло с той поры, как въехал в Гребнево «ястребов четвертак», да так и уехал ни с чем. Ходили слухи, что младшего воеводу, Ярена-Ястреба, смерти предали той же осенью — но казнили по-воински, с почетом. Другие баяли — сослали в пограничье, где сразила его не то стрела, не то холера, третьи — что выжил он и страх на врагов наводит лютый по сей день.
Прошедшей зимой умер от старых ран Всеволод Суровый; теперь шел первый год правления князя Мстислава.
— Вот как… — прошептал гость.
— На все воля Владыки. — Отец Даниил отошел ненадолго и вернулся, неся сундучок с бритвенным прибором и монету на шнуре. — Когда впервые ты ко мне в дом пришел, удивился я — отчего бороды не носишь. Сейчас-то сходство ясно видать… — Он взглянул на отчеканенный на серебре профиль, на гостя и вложил монету тому в ладонь. — Раз вернулся ты, значит, так нужно. Только что теперь делать будешь?
— На могилу колдуну кланяться пойду. За себя, за Яра… Есть у колдуна могила?
— Есть… За оградой.
— Потом сыновья твои меня землю пахать научат, — сказал Николай с неприятной усмешкой. — А я их — оружие держать. Согласен, Глеб Данилыч?
— Добро! — Глеб, ничуть не стесняясь того, что подслушивал, втащил в дом кадку со снегом.
Отец Даниил взглянул на сына, на Николая. Вздохнул:
— И никак без этого?
— Никогда мир долго не длится. — Николай прикрыл глаза. — Не Мстиславу это изменить. Быть с году на год новой войне. Не пересидите…
— Молитвы небесам угодны, но мудрый человек сам себе и другим Заступник, — степенно сказал Глеб. — Сам же учил, отец.
Священник промолчал.
В десяти верстах над топями бушевала гроза, донося рокот грядущих битв, но пока уютно трещали в печи дрова, и вился над крышей дымок, устремляясь в небо.

Скоро вы опустеете
Денис Гербер

Дорогой внук (или же тот мерзавец, которому отсутствие совести позволяет читать чужие письма)! Знаю, при жизни я слыл выдумщиком и чудаком, оттого-то излагаю свою историю письменно, да ещё и в предсмертном послании, надеясь, что кончина моя послужит хоть какой-то гарантией правдивости. Что поделать, люди больше доверяют бумаге и мертвецам, нежели устам живых.
Речь пойдёт не столько обо мне, сколько о моём брате, который, как ты, наверное, слышал, дважды пропадал без вести. Дважды!.. Но начать придётся со швейной машинки — того самого «зингера», до сих пор (надеюсь, до сих пор) хранящегося в кладовке моего дома. Дочитав это письмо, я уверен, ты заглянешь туда и проверишь — на месте ли она.
Машинка эта попала ко мне в руки в 1947-м. Её принёс в мастерскую Григорий Дворцов — в прошлом, как сам он рассказал — стрелок-радиотелеграфист 55-й танковой бригады 7-го гвардейского корпуса. 9 мая 1945-го, когда война, казалось бы, окончилась, войска Красной армии, штурмом брали Прагу. Сопротивление фашистов было быстро сломлено. Утром советские танки вошли в город с северо-востока, а к полудню уже овладели центром. Немцы небольшими отрядами сдавались в плен. Там-то, в сердце чехословацкой столицы, на развалинах у гостиницы «Аврора» Григорий Дворцов и приметил этот «зингер». Лежащая в обломках швейная машинка показалась ему сокровищем. Серебром блистала игла и механизмы, переливались золочёные узоры на лакированном корпусе. Ручка и маховое колесо — будто выполнены из чёрного коралла. Улучив свободную минуту, Дворцов дошёл до развалин и подобрал сокровище.
Не знаю, возможно он выдумал эту историю, а на самом деле заполучил трофей у какого-нибудь жителя Праги или присвоил имущество мертвеца. Признаваться в таком всегда неприятно. Пока он говорил, я не думал об этом. Я в это время осматривал «зингер», проверял его состояние. Машинка была в порядке. После смазки она заработала как новая и даже лучше.
— Что вы хотите, чтоб я сделал с ней? — спросил я. — Тут не требуется ремонт.
— Хочу, чтобы вы её купили, — пояснил он. — Мне очень нужны деньги.
Подумав, я назвал сумму, и Григорий Дворцов согласился, попросив только о возможности выкупа через неделю. Он так и не явился. Ни через неделю, ни через год. В последствии я даже пытался отыскать его, но тщетно.
«Зингер» остался у меня. Покупатели на него не находились, и скоро машинкой начала пользоваться Тамара — она тогда выполняла нехитрые швейные заказы: постельное бельё, шторки и прочее. Машинка справно работала около года, а затем у неё разболталось крепление. Тамара попросила меня подремонтировать кормилицу. Вечером в мастерской я осмотрел «зингер» и понял, что само крепление целое, а деревянный корпус рядом с ним треснул. Я заклеил трещину, проверил остальные места и только тогда обнаружил тайник в перегородке. Под тонкой фанерой скрывалась полость размером с небольшой портсигар. Оттуда я извлёк пожелтевший от времени лист, сложенный вчетверо. С одной стороны лист был исписан чернилами (текст вроде-бы на немецком, — определил я). Другую сторону покрывали непонятные мне знаки — что-то среднее между иероглифами и арабской вязью.
Я не знал, как поступить с находкой. Что-то подсказывало, что тайна содержащаяся там важна, её не следует раскрывать кому-попало. Даже с Тамарой я не поделился.
Около месяца меня донимали мысли о содержании текста. Может это любовное послание? Или инструкция по пользованию машинкой? А может какой-то секрет портняжного мастерства? Иной раз я просыпался в холодном поту: мне казалось, что тайна раскрыта, но окончательно придя в себя, я обнаруживал насколько ничтожны и глупы мои догадки.
Наконец я вспомнил, что в соседней многоэтажке живёт археолог Лев Борисович Лейпунский и решил показать находку ему. Наше с Лейпунским знакомство исчерпывалось двумя встречами: первый раз он приносил мне на ремонт часы, второй раз — забирал их. Он несколько удивился моему визиту, но как только увидел пожелтевший лист, забыл обо всём. Спустя несколько минут Лейпунский подтвердил: текст с одной стороны действительно немецкий.
— Сложно сказать, что именно, — проговорил он, обтирая платком лоб. — Вначале какая-то белиберда… А дальше… Местами всё стёрто, сами видите. Можно, наверное, по контексту догадаться. Кроме тех слов, что на сгибе — их совсем не понять.
Он перевернул лист. Поправил очки, сползшие на кончик носа.
— А тут, насколько могу судить, древнееврейский. Возможно — финикийский. Вы можете оставить это на несколько дней? Потребуется время, чтобы разобраться.
Мы обменялись телефонами. Я дал ему номер мастерской, он — свой домашний. Лейпунский разбирался больше недели. Я уже потерял терпение и собирался первым идти на контакт, когда телефон в мастерской зазвонил.
— Приходите в восемь, — сказал Лейпунский в трубку, и тут же зазвучали гудки.
Он подготовился к моему визиту. В его кабинете на откидной доске секретера стоял благоухающий кофейник, стаканы в латунных подстаканниках и свежая выпечка на блюде.
— Не выношу важные разговоры на голодный желудок, — сказал Лейпунский.
— А я не ем, когда волнуюсь, — признался я.
Мы всё-таки выпили кофе и съели по булочке.
— Почему у вас трость? — поинтересовался он. — Ранение?
— Я не воевал. Нога увечная с рождения.
— Прекрасно… — почему-то сказал он и отставил на полку стаканы с кофейником. Освободившееся место занял найденный мною лист.
— То, что вы отыскали… неожиданно, — проговорил Лейпунский. — Судя по всему, на древнееврейском написано какое-то заклинание. А с другой стороны — его перевод на немецком. И некоторые комментарии.
— О чём это заклинание?
— Не представляю. Там только звуки, определённого смысла они не имеют. Можно принять за тарабарщину, но… Знаете ли, в древнееврейском алфавите каждой букве кроме звука, предписано число, а также мистические значение. Немецкий текст — точнее, первая его часть, — воспроизводит звуки этого заклинания. А дальше, как я уже сказал, — комментарии.
— Какие именно?
Лейпунский достал из стола блокнот и всмотрелся в собственные каракули.
— Там написано, что заклинание необходимо читать в полдень того дня, когда установленное вертикально яйцо не падает. Считается, что это день весеннего равноденствия. Что-то об этом есть в древних китайских текстах. Видимо и евреи в такое верили.
— Разве это возможно? — удивился я.
Лейпунский пожал плечами.
— Никогда не проверял. Почему бы и нет? Попробуйте. Двадцатое марта уже скоро.
— Попробовать что? Поставить яйцо или… прочитать заклинание?
— Решать вам. Вы обнаружили артефакт.
— А сами попробовать не хотите?
Лейпунский посмотрел на меня умоляюще.
— Послушайте… Я ученый. Для меня тут совсем другой интерес. Кстати, если не возражаете… Я сделал фотокопии. Сам лист вы можете забрать. Только не выкидывайте, ради всего святого, и не кладите под селёдку. Я продолжу работать с ним. Некоторые слова непонятны. Вот тут, кажется, написано «wunsch» — «желание».
— Желание?
— Или «воля». А на сгибе, совсем стёрлось… Как что-то узнаю, позвоню. И вы уж, будьте добры, не теряйтесь.
В тот же вечер я попробовал установить куриное яйцо вертикально. Ничего у меня не вышло. Даже когда я сварил его и повторил эксперимент, яйцо неизменно скатывалось на бок. Я сильно засомневался, что этот фокус можно проделать даже в какой-то особенный день. Тамара смеялась, наблюдая за мной и удерживала себя за живот — в то время она была беременна твоей тётей Риммой.
Наступил март. Газеты писали о происходящих в Чехословакии событиях. Там случился политический кризис. По всей стране бушевали многотысячные митинги и стачки. Министры подавали в отставку. Президент утвердил новый состав правительства, где большинство постов заняли коммунисты. Я читал статьи и вглядывался в лица на фотографиях. Мне казалось, что кто-то из запечатлённых там людей связан с доставшейся мне швейной машинкой. Я надеялся высмотреть в чих-либо глазах страдания об утраченной тайне и обращённую ко мне мольбу — вернуть листок. Но. Разумеется, ничего подобного на лицах чехословацких трудящихся не находил.
Накануне дня весеннего равноденствия Тамара легла в роддом — всё предвещало, что она вот-вот разродится. Её поместили в знаменитый тогда роддом № 11 имени Клары Цеткин, находящийся в бывшем здании Морозовской богадельни на Шелапутинском переулке. Утром, когда твоя тётя Римма появилась на свет, я возобновил попытки установить яйцо. Запершись в мастерской, около часа пробовал поймать равновесие желтка, менял поверхности и яйца, подставлял и убирал мелкие предметы, пока, наконец, у меня не получилось. Яйцо встало вертикально и падать не собиралось. Несколько раз повторив эксперимент, я до того наловчился, что удачно поставил яйцо даже на острый конец. Закралось убеждение, что дело вовсе не в каком-то особенном дне, а в моих руках, много лет ремонтировавших мелкие предметы. Тем не менее в комментариях говорилось об этом полдне. Я решил не дожидаться следующего года, достал листок с заклинанием, сверился с написанной Лейпунским транскрипцией и прочитал всё вслух. Ничего не произошло. В мастерской тикали часы, с улицы доносился шум проезжающего троллейбуса. Некоторое время я с волнением ожидал — сам не знаю, чего — затем отправился проведать супругу.
Известие о рождении дочки заняло все мои помыслы. Я готовился к выписке Тамары, принимал подарки от родных и соседей. Мастерскую закрыл на несколько дней, повесив на дверь соответствующее объявление. Когда дочка появилась дома, я удивился: насколько она тихая. Римма почти не плакала и не кричала, хлопала своими ресничками, вертела кулачками, когда не была запелёната. Не то что твоя мама — та орала и ревела по-видимому за двоих.
Когда первые хлопоты улеглись, я отправился в мастерскую. И сразу почувствовал неладное. Дверь открывали без меня — я заметил это по небольшой щели на нижней петле. Кто это мог сделать? Запасные ключи хранились у меня в квартире, в домоуправлении и в самой мастерской. Отворив дверь, я вошёл внутрь и увидел мужчину, сидящего при свете настольной лампы — моего брата Роберта, пропавшего четырнадцать лет назад. Мы были близнецами, и даже за много лет абсолютное сходство между нами не пропало. Я словно встретил самого себя. К тому же на Роберте была моя рабочая одежда, до этого хранящаяся в шкафу — брюки, рубашка, халат и тапочки.
— Роберт?
Он поднялся, обошёл стол и обнял меня. Ощущая тепло ладоней на спине, я едва не заплакал. Мы были очень близки, как и все двойняшки. Полжизни провели вместе, а если расставались — чувствовали себя бесполезными, как правый башмак без левого. Однажды Роберт начал курить, но спустя месяц, понял, что я не поддержу дурной привычки, и перестал. Даже влюбляться в девчонок у нас толком не выходило. Должно быть нам требовались такие же идентичные двойняшки, чтобы быть равными во всём.
— Роберт, как ты здесь оказался? — я намеревался спросить о другом — как ты оказался жив? — но не решился.
Он отстранился и, удерживая меня за плечи, оглядел.
— И сам не знаю. Что-то с памятью… Просто сидел здесь и понял… что всё это твоё. Так хорошо на душе стало!
Когда Роберт пропал, нам едва исполнилось пятнадцать. В те годы мы жили с бабкой в сибирском посёлке Тельма (нашего деда направили туда для восстановления сгоревшей суконной фабрики, там в Тельме он и скончался). Роберт зачем-то пошёл в лес без меня. И не вернулся. Его искали более недели. Прочесали окрестные места. Осмотрели овраги и заводи Тельминки. Всё напрасно. В Сибири с мальчишкой могло случиться что угодно. Его мог задрать медведь, он мог навечно заплутать в тайге или сгинуть в коварных течениях Ангары. Он мог угодить под нож беглого зэка. Официально Роберта объявили пропавшим без вести, хотя мало кто сомневался в его гибели.
Меня до того потрясло исчезновение брата, что я и сам готов был броситься в Ангару. Приехавший отец сразу же вернул меня в столицу, чтоб сменить обстановку. Потом началась война, и ужасающих событий стало до того много, что о своей семейной утрате мы почти и не думали.
И вот Роберт снова стоял передо мной.
— Что ты помнишь? — накинулся я на него. — Помнишь, как пропал? Где был всё это время?
Роберт нахмурился. Эту складку на лбу я помнил с детства… и много раз видел её в зеркале.
— Всё будто в тумане. Помню: плыл по реке, меня спасли какие-то люди в лодке. Затем, как будто больничная палата… Теперь я здесь… каким-то образом…
Конечно я не стал говорить ему о прочитанном заклинании. Во всём этом скрывалось что-то страшное. Да и доказательств у меня не было. Что если он и в самом деле провёл полжизни в какой-нибудь психиатрической лечебнице, а затем память к нему вернулась?
— Знаешь, что родители погибли? — спросил я.
— Кажется, знаю… — пробормотал он и неожиданно добавил: — Ходить трудно. У тебя найдётся запасная трость?
— Конечно, она дома. Для тебя у меня всё что хочешь найдётся.
Мы рассмеялись, словно вспомнили какую-то шутку, и долго не могли успокоиться.
Далее я представил Роберта Тамаре и сам не заметил, как начал врать: рассказал про его многолетнюю амнезию, содержание в психбольнице и внезапное выздоровление. Роберт не возражал, и это молчаливое согласие окончательно обратило предположение в реальность. Иногда удивляешься, насколько легко человек убеждает себя и окружающих в желаемом.
Легенда о лечебнице послужила в дальнейшем при легитимизации его появления. В семейных документах отыскалось свидетельство о рождении, справки из школы, постановление суда о пропаже без вести. Главным подтверждением личности брата являлось наше с ним сходство, оно убеждало любого чиновника.
Небольшие проблемы возникли у Роберта с военкоматом. Там проверяли не дезертировал ли он во время войны, не попадал ли в плен и не жил ли на оккупированной территории. Но поскольку брат, как и я, был с рождения колченогим и не подлежал военной службе, от него вскоре отстали, выдав необходимые справки. Что касается психиатрической лечебницы — в Иркутск отправили какой-то запрос, который навечно затерялся в бюрократических лабиринтах. В то время все кого-то искали, восстанавливали документы. Вернувшиеся без вести пропавшие, считающиеся по ошибке мёртвыми, лишившиеся памяти или рассудка после контузии, — таким просто не было числа. Насколько во время войны легко было потеряться, настолько же легко можно было появиться и прижиться в послевоенной неразберихе.
Мы выхлопотали Роберту угол в нашей коммуналке. Я пристроил его помощником в мастерскую и обучал всему, чем овладел за последние годы. Он удивительно быстро всё осваивал, и это меня несколько удивляло и даже обижало: мне-то в своё время требовались изрядные усилия, чтоб всему научиться, а Роберту словно доставалось даром. Не иначе и тут дело не обходилось без какого-то волшебства.
Однажды в мастерскую позвонил Лейпунский.
— Слышал, у вас произошла радость — объявился пропавший брат, — сказал он. — Поздравляю… Должно быть ваше желание исполнилось?
— Что вы имеете в виду?
— Вы и сами знаете. То заклинание… оно по всей видимости сработало.
Отчего-то меня это рассердило.
— А ещё говорили, что учёный! — с укором сказал я в трубку. — Звоните с какой-то ерундой. Я конечно рад возращению брата, но слишком уж об этом не мечтал — всё давно осталось в прошлом. Да и не читал я никакого заклинания.
— Что ж, мои поздравления, — пробормотал он и отключился.
Жизнь в стране налаживалась. В магазинах снижались цены, появлялись отсутствующие за двадцать лет товары. В столице возводили новые жилые массивы, где обязательно имелась школа, почта, больница, столовая и детский сад. И меня вскоре должны были перевести из подвала в новый Дом быта, строящийся в пяти минутах ходьбы от нашей коммуналки.
Перемены в жизни Роберта, казалось, опережали развитие страны. Он поступил в вечернюю школу, в дальнейшем собирался пойти на бухгалтерские курсы. Роберт даже осуществил то, что долгие годы не удавалось мне — освоил английский язык. Жил он по-прежнему в нашей коммуналке, но уже не в каморке в конце коридора, а получил довольно-таки просторную комнату. Тамара втайне негодовала по этому поводу: улучшенная жилплощадь ранее полагалась нам — семье, где подрастала дочка. Я был менее подвержен зависти, но и у меня на сей счёт возникали вопросы. «Справедливости ради стоит заметь, что Роберт долгие годы провёл в беспамятстве, — убеждал я себя, — теперь он словно навёрстывает съеденные небытием годы. Жизнь его распрямляется, как пружина. Пусть будет так».
Вскоре после открытия Дома быта меня вызвали в дирекцию. Заместитель начальника отдела кадров — картавый мужичок Егорий (клянусь, его звали именно так!) — принял меня со скорбным видом.
— Две новости у меня, и обе тебе не понравятся, — сказал он. — С какой начать?
— С самой дрянной.
— Твою подвальную мастерскую решено оставить. Но часть площади уйдёт на кладовки для жителей дома. Сам понимаешь: у всех теперь коляски, велосипеды…
— А я?
— Что — ты? Место за тобой сохранили, продолжай работать.
Я решил, что на этом новости закончились и поднялся со стула.
— Погоди… — хмуро продолжил Егорий. — Твоего брата переведут в новый Дом быта. Так что тесно тебе не будет.
— Роберта? Вы же обещали мне!
— Понимаешь… За последнее время он показал себя лучшим специалистом. Не обижайся. Клиенты от него в восторге… и начальство тоже.
Вернувшись в общежитие, я постучался к Роберту, намереваясь честно всё с ним обсудить. Но дверь мне не открыли. Тогда я пошёл к себе в комнату и увидел Роберта и Тамару. Они сидели на диване и держали в руках бокалы. Рядом на столике красовалась початая бутылка вина — не какая-нибудь «гнилушка» или «Солнцедар», а настоящее молдавское. Судя по всему, мой приход оборвал их оживлённую беседу.
— Брат, где ты ходишь? — воскликнул Роберт. — Я зашёл назначение отпраздновать. Тебя не дождались. Садись! Сейчас третий бокал достанем. Тома, давай-ка!
— Где дочка? — спросил я жену.
— Ирина с четвёртой комнаты с ней гуляет… Я попросила.
— Твоя Ирина своих едва не проворонила! Нашла кому доверить!
Маскируя озабоченностью гнев, я вышел из комнаты и отправился искать соседку.
В тот вечер я сам изрядно набрался «Плодово-ягодного» с пропойцей дядей Витей и остался ночевать в мастерской. Ни с Тамарой, ни с Робертом мы о произошедшем не вспоминали, но с того дня между нами, как выразилась бы твоя мать, «пробежала кошка».
Я всё больше времени проводил в мастерской, нередко прикладывался к бутылке. Меня начал угнетать московский шум, и часто посещали мысли перебраться куда-нибудь в пригород. Как-то раз я даже сказал Роберту, что собираюсь уехать в Тельму, где ещё сохранился бабкин дом. Разумеется, я придумал это с единственной целью — позлить брата, напомнить о его трагической пропаже.
Как-то вечером на майские, когда все улицы были увешаны красными флажками, а на тротуарах валялись лопнувшие воздушные шарики, я с торчащими из авоськи бутылками «Жигулёвского» направлялся к себе в подвал. Ещё издалека я удивился, заметив двух стоящих у входа мужчин, которых явно на убеждала оставленная мною записка «Закрыто на праздники». На решивших справить малую нужду они не походили — слишком уж приличные костюмы и плащи. Может я всё-таки пообещал кому-то выполнить заказ?
Подойдя, я признал в одном из мужчин археолога Лейпунского. Второй был невысокий, губастенький; его голову покрывала серая шляпа, в руках — портфель.
— У нас к вам разговор, — объявил Лейпунский. — Нельзя ли побеседовать в мастерской? Сегодня нас там никто не побеспокоит?
Мы спустились, и расселись за столом, где грудой лежали сломанные фотоаппараты (их по ошибке доставили мне, вместо кружка в Доме пионеров).
— Желаете увидеть, как расступились воды Красного моря? — улыбаясь, спросил спутник Лейпунского и снял шляпу. Волосы на его голове действительно разошлись к ушам двумя густыми рядами, обнажив блестящую прогалину. — Разрешите представиться — Арон Эммануилович Голубчик, сотрудник краеведческого музея Биробиджана, в недавнем прошлом — раввин. Я изучил найденный вами артефакт и немедля приехал в Москву, потому как вы в большой опасности.
Я взглянул на Лейпунского, и тот весомо кивнул.
— Подскажите, тут что-то менялось за последние годы? — спросил Голубчик, осматриваясь. — Я имею в виду большое зеркало. Оно здесь было?
— Когда-то висело напротив входа. Я глядел через него на посетителей, чтоб не отворачиваться от стола. Потом меня лишили части площади и зеркало пришлось убрать.
— Всё ясно, — жутковато улыбаясь проговорил Голубчик. — Значит вы, сами того не понимая, соблюли ещё одно условие.
— Да о чём вы говорите? — не выдержал я. — Какие условия? Что за опасность?
— Для начала я хотел бы взглянуть на оригинал. Та бумага с заклинанием — она всё ещё у вас?
Я вынул из тайника в «зингере» пожелтевший лист и передал бывшему раввину. Тот вгляделся в текст — сначала с одной стороны, затем с другой. И указывая пальцем на сгиб, сказал:
— Вот, видите эти стёртые слова на немецком? Тут написано «большое зеркало».
Я вновь повернулся к Лейпунскому с требованием объяснений.
— Всё дело в том, что ваш брат — не тот, кем его считают, — сказал археолог. — Странно, что вы до сих пор не догадались. Почему вы тогда соврали, что не читали заклинание? Или это был он, а не вы?
— Я понимаю… я сам вызвал его. Как не понять? Но мне всё равно, жив он был до этого или восстал из мёртвых. Мой брат-близнец со мной — это главное.
— Вы ошибаетесь, — сказал Голубчик. — Не знаю, жив ли на самом деле ваш брат. Но эту существо — точно не он. Это — доппельгангер, двойник, вытащенный вами из зеркала. Поверьте, заклинание именно об этом.
— Странно, что вы до сих пор не догадались, — повторил Лейпунский. — Он же ваша «обратная» копия.
Я подумал о Роберте, и мне вдруг стали очевидны некоторые детали. У Роберта, как и у меня имелась родинка — только не на правой щеке, а слева. Залысины у него тоже были неравномерны, но в «зеркальном отображении». И хромали мы на разные ноги, хотя в детстве — я точно вспомнил — оба хромали на правую.
Голубчик заулыбался, определив, что пелена наконец-то сошла с моих глаз.
— Теперь об опасности, которая вам угрожает, — как-то ласково произнёс он. — По сути доппельгангер — пустое место. Но он постепенно восполняет это, отнимая вашу жизнь. Поверьте, дорогой мой, скоро он заберёт всё. И вы сами опустеете. Об этом не сказано в комментариях, но я знаю. И мои далёкие предки об этом знали. Двойник очень опасен, от него необходимо избавиться. И как можно скорее, пока его чаша окончательно не перевесила.
Некоторое время мы молчали. Бутылки «Жигулёвского» в сползшей авоське стояли с краю стола — совершенно неуместные в такой ситуации.
— Я что должен его убить? — спросил я.
— Зачем же убить… — улыбнулся бывший раввин. — Избавиться…
Он выложил из портфеля на стол несколько предметов: бумажный свиток, намотанный на две маленькие скалки, дудку из бараньего рога и склянку с медной крышкой.
— Тело двойника следует обмазать этим, — Голубчик пододвинул склянку ко мне.
— Что это?
— Эту смолу добывают в Эфиопии и Аравии дважды в год — весной и осенью. Весенний сбор применяют в ритуалах с живыми, а осенний… сами понимаете. Древние египтяне обмазывали ею покойника — как считается, для бальзамирования, а на самом деле — чтоб препятствовать проникновению злого духа.
Я повертел склянку. Содержимая в ней смола была мутно-янтарная и вязкая.
— И где я должен это сделать? В бане?
— Здесь, в мастерской, — Голубчик обвёл вокруг себя руками. — Вы его обмажете, я в это время прочитаю заклинание, а Лев Борисович будет трубить в шофар. Только зеркало нужно вернуть на стену. Оно сохранилось?
— Тут, в кладовке.
— Отлично. Повесьте его. И давайте определимся с датой. Ближайшая, что подходит — первый четверг следующего месяца. В полночь. Как вам?
Я пожал плечами.
— Что четверг, что среда… Не представляю, как мы это осуществим. Как заманить Роберта сюда, как его… скрутить, связать?
— В этом можете положиться на нас, — деловито заявил Лейпунский. — Мы что-нибудь предпримем. Вы же сохраняйте вид, будто ничего не происходит. Даже старайтесь не думать об этом. Он уже перенял многие ваши черты и может легко догадаться по поведению. Главное — явиться сюда в условленное время. Связь держите через меня. И дайте, пожалуйста, запасные ключи от подвала.
Лейпунский с Голубчиком засобирались. Прежде, чем они ушли, я спросил бывшего раввина:
— Вы говорили, что я опустею. Что это значит?
— Трудно сказать наверняка. Может быть вы останетесь живы, а может исчезнете. Но все ваши жизненные силы, талант, здоровье, обаяние — всё достанется ему. Вы плохо закончите, дорогой мой.
Оставшись один, я открыл бутылку «Жигулёвского», но пить не стал. Двойник отнимает жизнь, и моя склонность к спиртному — ещё один шаг к саморазрушению. Я мысленно поклялся, что больше ни в чём не уступлю Роберту, буду сопротивляться до конца. До его конца.
Время до назначенной даты тянулось нестерпимо медленно. Я совершенно не мог сосредоточиться на работе, однако продолжал принимать заказы, чтоб не возникли подозрения. Несколько клиентов даже пожаловались на меня за некачественный ремонт.
Когда наступил первый четверг апреля, сильно испортилась погода. Порывистый ветер потрепал деревья и развешенное во дворах бельё. Затем выпал град. Я сидел в мастерской и, пытаясь отвлечься от мрачных предчувствий, слушал радио. Передавали репортаж о проходящем в Тбилиси Чемпионату СССР по вольной борьбе, затем концерт Рахманинова; в новостях говорили о громком судебном процессе в Чехословакии — там пятерых партийных функционеров обвиняли в антигосударственной деятельности и в поддержке буржуазного национализма. Дотерпев до вечера, я закрыл помещение и направился домой. Тамара была на дежурстве и дочку забрала с собой. Я съел оставленный ужин и начал считать минуты.
Как только окончательно стемнело, я вышел из дома и прогулялся по соседним дворам. Затем дошёл до гостиницы, рядом с которой нередко можно было встретить иностранцев — шведов, французов, китайцев, англичан — борцов за права мирового пролетариата. Книжный магазин был закрыт. В небольшом сквере около него сидели парочки. Вдоль гастронома, имевшего в нашем районе прозвище «Шланг», следовали дружинники с красными повязками на руках. Спокойный московский вечер, в нём не находилось место дьявольщине. И только у меня в голове крутились мысли о доппельгангерах, зеркалах и древнееврейских ритуалах.
Ближе к полуночи я пошёл к подвалу. Единственное оконце, как меня и просили, было плотно занавешено. Но мне показалось, что сквозь портьеру просачивается свет. Я спустился и условленным способом постучал в дверь. Мне скоро открыли. Имевший взволнованный вид Лейпунский пропустил меня внутрь и задвинул засов. В мастерской было сумрачно и душно, колыхались огоньки на расставленных по полкам свечах. Роберт — совершенно голый — лежал на двух сдвинутых столах, застеленных одеялом. Его ноги были туго перевязаны. Несколько витков верёвки прижимали тело и руки к столешнице. Изо рта торчал кляп — я распознал в нём мою скомканную верхонку. Роберт одурело вращал глазами, затем увидел меня и обмяк, будто ему всё стало ясно. На табурете в углу я заметил Голубчика. Похоже бывшему раввину было нехорошо, он откинулся к стене и тяжело дышал.
— Он ударил Арона тростью, — хрипло пояснил Лейпунский. — Ничего, кажется мы справились.
Я прошёлся по мастерской, стараясь не глядеть на Роберта. Остановился около зеркала.
— Сколько у нас времени?
— Вообще-то времени хватает, — ответил Голубчик. — До рассвета… Но лучше сделать всё побыстрее, пока нам не помешали.
— Нам могут помешать?
— Кто знает… — Отдышавшись, Голубчик поднялся. — Итак, возьмите смолу — вон там, на полке. А вы, Лев Борисович, доставайте шофар. Трубите, как я вас учил — не громко.
Роберт замычал, но подошедший к столу Лейпунский ударил его кулаком в живот.
Голубчик достал свои скалочки, развернул текст меж ними.
— Приступим! — выдохнул он. И персонально мне добавил: — Давайте, не мешкайте!
У меня тряслись руки, ходуном ходили колени. С трудом открыв склянку, я извлёк смолу пальцами и принялся обмазывать брату грудь и руки. Затем спустился ниже, обойдя пах, нанёс смолу на бёдра и голени. В носу ударял сладковато-пряный запах.
Лейпунский дудел в рог, Голубчик нараспев читал заклинание. На меня накатило ощущение, будто всё происходит во сне, но я продолжал дело: обмазал Роберту шею и лицо, насколько можно проник ладонью под спину и ягодицы. Лишь единожды мы с братом встретились взглядом, и я уловил презрение.
Ритуал продолжался не более трёх минут. Когда голос бывшего раввина, а затем и шофар смолкли, мы втроём отошли в сторону. Роберт с блестящей при свете свечей кожей по-прежнему лежал на столе.
— Когда результат? — как-то излишне требовательно спросил Лейпунский.
— Не знаю, — Голубчик пожал плечами. — Думаете, я когда-либо делал такое? По моим представлениям всё уже должно было свершиться.
— Не нравится мне всё это, — шёпотом признался я. — Может я плохо его обмазал?
Голубчик поводил головой.
— Смола — вспомогательная часть ритуала. Дело в чём-то другом.
Меня вдруг пронзило чудовищное сомнение: что если лежащий на столе человек действительно мой брат, а никакой не доппельгангер? Я поверил каким-то сумасшедшим и занимаюсь чёрте-чем! Усилием воли я прогнал эти мысли.
— Похоже, нужно было сразу действовать по моему сценарию! — прошипел Лейпунский и вынул из-под пиджака пистолет. Это был трофейный «Вальтер Р38».
— Давайте подождём! — взмолился Голубчик. — Вдруг всё сработает?
— Не сработает! — убеждённо ответил Лейпунский.
Я попятился, не веря своим глазам. Сейчас бывший раввин и археолог скорее напоминали отъявленных бандитов из криминальной ленты.
— Вы что хотите выстрелить в него? — ужаснулся я.
— Не в него, — сказал Лейпунский. — Тут есть две версии. По одной следует выстелить в его отражение. А по другой — в вас.
— С ума сошли?
— Не бойтесь. Умрёт двойник, а не вы.
— С чего вы всё это взяли?
— Долго объяснять. Нужно завершить начатое. Кто-то наверняка услышал шофар, могли вызвать милицию. Или ещё что. А если этот… — археолог кивнул на Роберта, — …если он останется жив, то начнёт мстить нам.
Я отступил к выходу, не спуская глаз с оружия в руке Лейпунского.
— Ну знаете!.. Я в этом участвовать не буду! Не таким способом. Можете стрелять, если хотите!
— Хочу? — Лейпунский визгливо хохотнул. — Как будто это мне, а не вам надо! Забыли? Мы тут ради вас! Вас спасаем!
— Да делайте, что хотите!
Я кинулся к двери, отодвинул засов и выбежал из подвала.
— Вы просто трус! — крикнул мне вслед Лейпунский.
Апрельская ночь была холодна, к тому я же полностью взмок во время ритуала. Запинаясь в темноте обо всё подряд, я добрёл до дома. Там бухнулся на диван, и до утра меня трясло.
Вернувшаяся со смены жена увидела меня лежащего в одежде и прошептала дочке: «Папа очень устал», — так она обычно говорила, когда я заваливался спать пьяным.
Затем я пошёл в душ: жизненно необходимо было переодеться и смыть с себя запах смолы. После выпил две кружки горячего чая, но они не растопили мерзлоту у меня внутри. Похоже, я действительно становился пустым, не живым.
Приближался обед, а я всё ещё не отправился на работу. Как я мог пойти туда, после случившегося? О том, чем всё закончилось, я даже старался не думать. Наверное, скоро всё само разъясниться. Возможно придёт Роберт, или явится милиция… Однако всё произошло вопреки моим ожиданиям. Соседи передали, что на улице обо мне спрашивает какой-то человек. Выйдя из дома, я увидел стоящего возле тополя Лейпунского. На нём был тот же пиджак, что и вчера.
С полминуты мы неприязненно глядели друг на друга. Лейпунский закурил папиросу — ранее я не замечал за ним такой привычки. Сделав несколько затяжек, он посмотрел вдаль и спросил:
— Знаете, где он работает?
— Конечно, — сухо отозвался я.
— Прекрасно. Поступим так… Вы наденете его одежду и отправитесь к нему на службу. Выдадите себя за брата. Отпроситесь на неделю. Представитесь больным или ещё что. Придумайте. Нужно сделать так, чтоб его не искали.
— Вы убили его?
— Пока нет. Возможно его убьёт время.
— Что это значит?
Лейпунский бросил папиросу под ноги и злобно раздавил кончиком башмака.
— Мы оставили его там, связанным. Есть одно мнение, что через неделю он сам исчезнет. Двойник, лишённый человеческого внимания, долго не живёт. Арон сказал, что обычно их создавали на день-другой. Вы же своего «запустили». Поднабрался же он сил, однако!.. В общем, нужно, чтоб ни вы, ни кто другой там не появлялись. Повесьте объявление.
Я сделал всё как он сказал. И даже больше. Явившись в Дом быта, я от имени брата написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Пояснил, что срочно уезжаю в Тельму — туда, где в детстве жил с бабкой. Для верности я даже взял его паспорт и купил билет на поезд, сел в вагон и тайком сошёл на следующей станции.
С ночи проведения ритуала прошла неделя. Я не отваживался зайти в подвал, выждал ещё пару дней. Меня страшило — вдруг я обнаружу труп человека. Если Роберт не был двойником, он скончался бы за это время, привязанный к столу, без еды и питья. Это стало бы самым жутким итогом.
Наконец, я спустился и отпер дверь. В мастерской было пусто — в том смысле, что не оказалось живых существ. Ни живых, ни мёртвых. На столе покоились верёвки, с краю стояла склянка с остатками смолы. В закутке, где я обычно переодевался, аккуратно висела одежда Роберта — всё, вплоть до трусов и носков. Я собрал улики, упаковал их в саквояж и вынес на помойку. Наверное, всё это следовало сжечь, но я не решился таким заниматься.
Дальнейшее не заслуживает подробного рассказа, дорогой внук. Роберта не искали. Спустя три месяца я сам обратился в милицию. Там скорее всего отправили очередной запрос в Сибирь и на этом дело встало. Тамара вновь забеременела и вскоре родила твою будущую мать. К моему великому горю, жена скончалась вскоре после родов, — ты об этом знаешь.
Есть ещё одно дополнение — очень важное. Ради него я, собственно, и пишу всё это именно тебе.
Однажды вечером у кинотеатра «Центральный» на Пушкинской я встретился с Лейпунским. Уже более двух лет прошло со дня моего звонка, когда я сообщил ему про исчезновение доппельгангера. В этот раз Лейпунский явно не желал разговаривать, но я настоял — мне необходимо было кое-что прояснить. Мы присели на скамейку у автобусной остановки. Лейпунский закурил — уже не папиросу, а какую-то импортную сигарету.
— Что вас интересует? — спросил он.
— Как вам тогда удалось заманить двойника в подвал?
— Уверены, что хотите знать?
— Часто об этом думаю. Просто из головы не выходит.
Он долго курил, глядя на проезжающие автомобили. Затем бросил окурок в урну — не попал.
— Вы знаете, что ваша соседка по коммуналке… Ирина, кажется, так её звали? Она часто сидела с вашей дочкой.
— Не так уж и часто.
— Чаще, чем вы полагаете. Это происходило всякий раз, когда вы были очень заняты, а ваша супруга уединялась с двойником. — Он скосился на меня с улыбочкой. — Вы очень недогадливый, как я погляжу!
— Моя жена скончалась.
— Что ж, сожалею… — он снова закурил. — Мы прознали, что у них роман. Они такое вытворяли! У вашего двойника оказалась бурная фантазия — должно быть воспользовался частью вашей. Кино бы французское снимать!
— Перестаньте… Как он оказался в подвале?
К остановке подкатил автобус, высадил двух пассажиров и, обдав нас выхлопом, уехал.
— Мы прижали вашу жену. Пригрозили рассказать всё вам — она и согласилась.
— Согласилась — что?
— Настрочила ему записку, что хочет… скажем так: изменить вам в мастерской. Это её якобы заводит… В записке она велела любовнику прийти на место, раздеться, выключить свет и ждать её. Нам даже стол на пришлось двигать — он сам всё приготовил! Представляете? — Усмехнувшись, Лейпунский добавил: — Впрочем, вам как раз лучше не представлять.
Я поднялся. Захотелось ударить Лейпунского, и во избежание этого, я прислонил трость к скамейке и сунул руки в карманы.
— Она родила мне дочь. Вы об этом знаете?
— После того, что они делали, трудно не родить.
— Прекратите ёрничать! Мне до смеха. Скажите… с этим могут быть проблемы? Что если у ребёнка… кровь доппельгангера?
Он тоже встал, пренебрежительно оглядел меня и выбросил окурок — снова мимо урны. Ещё чуть-чуть и мы бы подрались прямо на остановке. Тут подъехал очередной автобус, и Лейпунский, даже не посмотрев на номер, вскочил на ступеньки. Прежде, чем двери захлопнулись, он повернулся ко мне и ответил:
— Да откуда я знаю? Я всего лишь учёный — не более.

Змей
Анатолий Уманский

Полуденное солнце расплавилось высоко в небе, вытравив утреннюю голубизну до малярийно-желтого. Полковник обвел залитыми едким потом глазами притихшую толпу и вдруг понял, что все это было уже много-много раз.
Были эти жалкие хижины, которые ни один белый не назвал бы жильем и которые тем не менее им являлись; были пальмы, растопырившие листья в знойном мареве; были безымянные черные — женщины, дети и немощные старики, выстроившиеся беспорядочной шеренгой; и были белые — молодые мужчины, чьи имена он знал наперечет, стоявшие перед черными ровным строем с оружием в руках. Первые ждали своей участи, вторые — приказа, и он знал, что приказ отдаст. Первые были, конечно, уже мертвы, вторые — еще живы, более того: жизнь кипела, бурлила в них, порою переливаясь через край потоком обжигающей жестокости. Все повторялось раз за разом, и не было этому конца и края.
— Где они? — в который раз спросил он, все еще надеясь, что сейчас будет по-другому, что кто-то — хотя бы один! — возьмет и ответит, и тогда все начнется и закончится гораздо раньше. Но ответила лишь какая-то птица в лесу — заорала надсадным, раздирающим уши криком, и Полковник подумал, что скоро так же будут орать и молчаливые люди, стоявшие перед ним. Они все орали, когда ребята, стоявшие за ним, принимались за дело.
Почему они никогда даже не просят пощады?
Солнце сочилось с неба жидким свинцом, не спасал даже черный берет. Он единственный во взводе носил берет — ребята предпочитали кепки. В молодости Полковник считал, что берет — это элегантно; кроме того, берет ассоциировался у него отнюдь не с военщиной, а с художниками. Сейчас же ему было противно все: и берет, и жара, и выстроившиеся за спиной головорезы, смердящие потом и бессмысленной злобой, и безмолвные аборигены в драных грязно-белых одеждах, глядевшие на него овечьим взглядом, и прошлое, и настоящее с будущим. Хотя нет. Прошлое было ничего. Отдаленное прошлое.
Мысли путались, перескакивая с одного на другое. Берет не спасает от проклятой жары… а ведь хороший берет, да, он еще такие видел в фильмах. Тут же, совершенно некстати, вспомнились ему семейные походы в кино — прохлада кинозала, вкус сливочного мороженого (его родители не признавали попкорна и всегда покупали детям перед сеансом по огромной порции пломбира), блаженное ощущение того, что он в мире со всем миром. Сейчас бы сбежать туда, в прошлое, чтобы не было пота, въевшегося в каждую складку кожи, чтобы не было этого беспощадного, разящего солнца…
Внезапно он и впрямь оказался там, в темном кинозале, рядом старшая сестра перешептывалась о чем-то девичьем с матерью, и отец раздраженно качал головой в темноте, хотя никто этого не видел. Но тут в ухо угодил невесть откуда прилетевший камень, и кинозал исчез, и снова был нестерпимый тропический зной. Тонкая струйка крови побежала за пропитанный потом воротник, обжигая и так опаленную солнцем шею.
Полковник развернулся, обведя стволом полуавтоматического кольта толпу чернокожих. Что-то явно было не так: ему показалось, что пистолет сам тащит его за руку, черным оком дула высматривая бросившего камень.
— Кто? — каркнул он и тут же увидел — какой-то старикашка, сморщенный, как печеный чернослив. Старый пердун не успел даже опустить руку, как загрохотали выстрелы.
Эти олухи не дали ему самолично застрелить виновника!
Пули отбрасывали черные тела назад; на грязно-белой одежде распускались бордовые цветы. Зазвенели вопли, заглушая пальбу. Толпа рассыпалась. Большинство осталось лежать на земле, остальные разбежались — кто бросался к лесу, кто пытался укрыться в хижинах. С теми, кто искал спасения в лесу, разобрались раньше всего: пули валили их на бегу, последний рухнул у самой опушки, задрав напоследок грязные пятки. Потом загудел огнемет, превращая хижины одну за другой в огромные костры. Крики перешли в истошный визг. Пылающие фигуры выскакивали из огня и метались по деревне, поджигая все на своем пути. Черный дым заволок небо.
Полковник подумал, что отличить горящую женщину от горящего старика очень сложно, и только горящих детей ни с кем не спутаешь, они маленькие. Еще он подумал, что парни сами лишили себя возможности позабавиться с местными девчонками (а девчонками, после долгого воздержания, у них иногда считались даже беззубые старухи). Обгоревшими наверняка побрезгуют.
Но и пусть. Какая-то высшая сила, устав раз за разом наблюдать одно и то же, сломала идеально отлаженный механизм. Предполагалось, что он будет долго и нудно выспрашивать, где прячутся повстанцы; его парни начнут демонстративно отстреливать жителей деревни по одному; потом им надоест, и в ход пойдут мачете, потом дойдет до женщин, и всем станет насрать на повстанцев (сам он в этом этапе никогда участия не принимал, чем наивно гордился). А дальше — то, что останется от селения и его жителей, предадут огню и всей кодлой отправятся искать партизан сами. Рано или поздно их всегда находили, кто-то из его бойцов получал-таки по заслугам, остальные завершали зачистку. Раз за разом одно и то же.
А сейчас все пошло лучше некуда. Да, кричали, да, обожженные и простреленные тела корчились на земле, и парни остервенело добивали людей мачете. Но эта вспышка безудержного насилия казалась гораздо лучше хладнокровного, методичного истребления. Он не был частью этого. Он не отдавал приказа. Он ни при чем. Он вообще идет в кино…
— Полковник! — К нему подбежал парень с измазанным сажей лицом и забрызганным кровью мачете в руке. — Полковник, с вами все в порядке?
— Лучше некуда, — ответил Полковник. — Я как раз собирался пойти в кино.
Солдат ошалело разинул рот, и Полковник тут же решил послать в этот рот пулю, но попал почему-то в ногу, и коленная чашечка бедолаги разлетелась кровавыми брызгами. Парень загарцевал на одной ноге, завывая, как подбитая камнем шавка. Еще никогда Полковник так позорно не мазал и нашел это до того смешным, что заплакал. Он подобрал оброненное солдатом мачете и пошел к берегу. Позади что-то кричали его ребята, а жители деревни перестали кричать. И ревел огонь.
Он шел и шел, в одной руке болтался пистолет, в другой — мачете, по щекам текли слезы, в сердце звенело ликование: все! баста! Не будет больше палящего зноя и вони запекшейся крови, не будет жужжания мух и гудения пламени, стихнут обезьяньи вопли и улюлюканье его остолопов за спиной — господи, как там их всех звали? Он переплывет озеро (пусть оно и размером с океан), пройдет через лесок и доберется до дома.
Мать всплеснет руками и прочтет длинную лекцию о том, что нельзя плавать в одежде. Отец скажет, что мало его драл, и все трое станут смеяться, а сестра оторвется от журнала и вставит, что его не драли вообще, а зря. Почему-то сестру ему хотелось увидеть больше всего, хотя она и поставила ему однажды отменный фингал… впрочем, за дело.
Вот оно, озеро, огромное, как целый океан. Или это и есть океан? Их вертолет стоял на берегу, лопасти отбрасывали на песок тень, похожую на морскую звезду. Завидев Полковника, из кабины вылез первый пилот. Его заместитель сейчас «веселился» в деревне.
— Что там у вас стряслось?
Полковник поднял пистолет и выстрелил снова. На сей раз куда удачнее: пилот, вскрикнув, отлетел назад, ударился головой о дверцу вертолета и сполз на землю, оставляя кровавый след. Полковник опустил пистолет и двинулся дальше — в море.
Вода заплескалась у бедер, дошла до груди. Волны накатывали на Полковника, толкали назад. Где-то в вышине перекликались чайки. Полковник зажмурился и поднырнул под набегавшую волну.
Он открыл глаза в мерцающей лазурной полумгле. Дно здесь резко уходило вниз, и чем глубже, тем становилось темнее. Внизу царил и вовсе непроглядный мрак, Полковник понял, что погружается в него.
Что-то маленькое и черное в правой руке неумолимо тянуло вниз. Полковник решил избавиться от этой дряни и разжал пальцы. Черное и маленькое стремительно пошло ко дну… если тут, конечно, было дно. Он тем не менее продолжал погружаться. Что у него в левой руке? Огромный нож… он уже начал разжимать пальцы, как вдруг на него нахлынул какой-то совершенно необъяснимый ужас.
Что-то большое, оливково-зеленое, поднималось из мрака ему навстречу.
Он вцепился в рукоять мачете с такой силой, что заболели пальцы.
Он увидел острые зубы.
Он увидел огромный, немигающий, будто из стекла отлитый глаз.
Он увидел изгибы гигантского, зеленоватого, покрытого слизью тела.
Он увидел… ничто.
* * *
Полковник не знал, как оказался на этом острове, не знал даже, как он называется. Он лишь понимал, что остров не тот, который они с ребятами зачищали. Тут не было сгоревшей деревни и мертвых людей. А живые, которые его окружили, вместо бесформенных грязно-белых роб носили одни лишь набедренные повязки, а в руках держали грубо сделанные остроги.
Он помнил, как открыл глаза на песчаном пляже, как его долго и мучительно рвало соленой морской водой, как, услышав скорбную перекличку чаек, он удивился, что все еще жив. Но совершенно не помнил, как плавал по океану и каким образом умудрился не утонуть.
Он помнил чудовище, поднявшееся из пучины, хоть и смутно. Но никак не мог вспомнить своего имени и откуда он родом. Все, что он знал, — это что он Полковник и что он убивал таких людей, как эти вокруг, пока все не утратило смысл. Вероятно, течение унесло его в открытый океан, а там его подобрали рыбаки из какого-то туземного племени.
Черные лоснящиеся лица склонились над ним, сверкая белыми зубами. Черные руки схватили его. Кто-то вырвал из пальцев мачете. Полковник понял, что сейчас его убьют и съедят, и забился в руках туземцев.
Его притащили в деревню, и Полковник решил, что сырым его есть не будут, а сперва изжарят.
Но и жарить не стали, а вместо того чтобы съесть, хорошенько накормили и напоили. Полковник решил, что его откармливают на потом, и совершенно успокоился: не стыдно принять смерть от рук людей, умеющих откармливать скот. Значит, не такие уж дикари.
Голые ребятишки бегали вокруг Полковника, тыча в него грязными пальцами и заливисто хохоча — над его обожженной солнцем кожей, над покрывавшей лицо щетиной, в которой засохла морская соль, над мокрой, обтрепанной одеждой. Дети есть дети, подумал Полковник, они всегда глухи к чужому несчастью. Что черные, что белые.
— Дети — злобные твари, — сказал он. Ребятишки все разом остановились, будто у них кончился завод, и уставились на него любопытными черными глазенками. — Дети, — продолжал он, — это наше будущее, и по ним видно, что всем на будущее насрать.
Они смотрели на него с таким неподдельным интересом, что Полковник решил продолжать. Но тут набежали мамаши (такие же наседки, как те, что водились в его родном городке, только черные и с голыми сиськами) и утащили детей прочь, повторяя какое-то слово на незнакомом Полковнику языке. Впрочем, он и сам догадался, что слово это означает «сумасшедший».
— А почему бы и нет? — сказал он вслух. — Весь мир такой.
* * *
Если Полковника и считали безумцем, то проявили потрясающую беспечность, даже не попытавшись его связать. Он мог бродить, где ему вздумается, и брать, что пожелает. Пару раз он, сам не зная зачем, брал свое мачете, которое туземцы повесили на стену одной из пустующих хижин, так и не найдя ему применения. Белые при виде психа с огромным ножом подняли бы крик и попытались его обезвредить самым безопасным для себя способом — застрелив или огрев чем-нибудь по башке. Черные просто забирали мачете и невозмутимо вешали обратно на стену.
Полковник никогда не делал различий между белыми и черными: приходилось ему убивать и тех, и других. Он решил, что бегающей за ним по пятам ребятне не помешало бы все это знать, и однажды снова завел речь.
— Дети! — сказал он, раскинув руки, словно пастор на кафедре. — Знаете ли вы, чем я занимался? Белые мудаки находили у черных мудаков нефть. Или алмазы. Или медную руду. Или еще что-то находили, какая разница? Они обращались к черным царькам и просили дозволения разработать эти места, потому как черных сегодня принято спрашивать. Правда, для этого черный должен высоко сидеть; на вас, голозадых папуасов, всем по-прежнему срать. Черные царьки соглашались — за большие деньги, ясное дело: любят царьки вкусную жрачку и тугую дырку. Но местным рытье на их исконной земле было как чирей на жопе. Поднимались бунты. Негрилы добывали откуда-то огнестрел. Белые мудаки обсирались и бежали жаловаться черным царькам на их некультурный народ. Черные царьки посылали черных вояк, и те давали местным пару уроков. Но иногда выход был один — добрый старый геноцид, и тогда нанимали нас. Мы решали вопрос окончательно и бесповоротно. Спрашивается: хрена ли вы за мною таскаетесь?
Малыши стояли вокруг него, кто ковырял пальцем в носу, кто колупал ногою песок. Полковника это привело в ярость. Он заорал на детей и принялся швырять в них горстями песка. Ребятишки с визгом разбежались, а потом остановились и вылупились на чудно́го белого, пытаясь понять, с чего он вдруг так разозлился. Но они не могли понять — настолько все, чем он жил, было для них чуждо.
Впоследствии Полковник обнаружил, что в племени нет даже обязательного черного царька: дети подчинялись женщинам, женщины мужчинам, старики не подчинялись никому, — и племя все равно жило припеваючи, чем ужасно раздражало Полковника.
* * *
Шли дни, бесконечная череда совершенно одинаковых дней и ночей. Утром огромный красный шар солнца поднимался из океана в голубеющее небо, где выцветал до бледно-желтого и поливал, поливал, поливал остров нестерпимым зноем.
Обитатели деревни вылезали из своих хижин и принимались за работу. Женщины собирали плоды с деревьев, таскали воду из ручья, мастерили браслеты, плели цветастые юбки из каких-то ярко окрашенных волокон и лепили из глины горшки. Непонятно было, зачем им столько горшков. Мужчины на челноках, столь утлых, что любой нормальный человек отказался бы переплыть в таком даже небольшой пруд, смело выходили в открытое море. Лихо орудуя деревянными веслами, они отплывали на многие километры от берега, ловили рыбу и больших черепах. Дети откровенно бездельничали — плескались в море и с визгом гонялись друг за дружкой весь день напролет. Старики тоже бездельничали, но по-тихому: валялись на солнышке или собирались кучкой под чьей-нибудь хижиной, вполголоса переговариваясь. Возможно, поминали былые деньки, скорее всего, ничем не отличавшиеся от нынешних.
К вечеру племя собиралось в центре деревни, разжигало костры и закатывало пир. Солнце садилось в океан, костры гасли вместе с последними его лучами, и народ разбредался по хибарам. Наступала удушливая, бархатисто-черная тропическая ночь, полная загадочных шорохов и стрекота насекомых.
Утром огромный красный шар солнца поднимался из океана в голубеющее небо…
Полковник бродил по острову неприкаянным духом, которого никто не боялся. Спал на берегу, наотрез отказавшись занимать предложенную ему хижину. Питался вместе со всеми, благо туземцы, очевидно, не знали таких понятий, как «свой-чужой». Одежда его обветшала. Лицо зарастало густой бородой. Он брал мачете и сбривал ее, нанося себе ужасные порезы. Туземки жалостливо качали головами, отнимали у него нож, а раны залепляли какой-то липкой вонючей дрянью, от которой те, как ни странно, полностью заживали. В благодарность он называл их черномазыми дырками. Женщины лишь беззлобно смеялись и снова качали головами — все равно не понимали.
Иногда он испытывал желание напроситься с мужчинами в море — какое-никакое, а занятие; но слишком хорошо помнилось увиденное в глубине — оливковые кольца гигантского тела и немигающий глаз. Нет уж, пускай сами плавают в водах, где встречаются подобные твари. Впрочем, его никто и не звал — много ли толку от безумца?
Очень скоро его вспышки гнева перестали пугать детвору и, напротив, начали забавлять: однажды дети сами решили его разозлить — они прыгали вокруг, крича что-то явно обидное, и кидались в него ракушками. Но из хижин немедленно вылетели мамаши, и проказники, получив хорошую трепку, тотчас угомонились.
Языка племени Полковник не выучил и учить не собирался, что не мешало ему читать детям проповеди, которых они не поняли бы, даже зная его язык. Он вещал, что мир суть большая задница, что люди в нем — дерьмо, что старшина Как-Его-Там-Звали-Мудилу был редкостной сволочью и тренироваться под его началом было истинной мукой. Невпопад вставляя уцелевшие в памяти обрывки собственной биографии, он незаметно переходил на воспоминания о детстве. Он рассказывал детям об отце, который работал учителем истории, а в свободное время собирал различные сказки; о матери-домохозяйке, увлекавшейся фотографией; о сестре, которая выписывала научно-технические журналы и ходила в школу в рабочих брюках и мужской рубашке, но все равно не имела отбоя от поклонников. Его семейка вся состояла из противоречий.
Ему казалось, что они понимают… пусть даже не слова, но выражение его лица, интонацию… Когда речь заходила о семье, он говорил мягче, спокойнее, и черные рожицы расплывались в довольных улыбках.
— Папаша сейчас не захотел бы меня видеть. И не увидит: я не помню, как зовут этого мудака и где он живет. Если он вообще еще жив. Да и черт с ним. А вот с сестрицей я бы повидался. Хотя не стоит, наверное. Случилась, значит, та заваруха, как ее… словом, та заваруха. Я там малость перегнул. Но эти партизаны! Они вытворяли с нашими такое, что я решил: почему бы не угостить этот народишко его же лекарством? И попал во все газеты — есть чем гордиться! Чудом избежал трибунала. Из армии пнули. После такого домой носу не покажешь. Не из-за папаши… плевать я хотел на этого идиота. Из-за сестры. Не поверите, но я не смог бы посмотреть ей в глаза. Тут по всей стране начали открываться частные военные компании — просекли, что много нашего брата слоняется без дела и рвется обратно в строй. Я записался в первую попавшуюся. Набирали туда молодняк, тупой и злобный, а я делал из этих придурков годных бойцов. Нормальные солдаты удачи меня и моих парней за последнюю мразь держат. Но знаете что? Срать я на них хотел. Мы высаживались, зачищали и сматывались, а нанявший нас царек потом публично лил крокодиловы слезы по нескольку десятков погибших подданных. Никакая ООН не могла взять его за жопу, а это дорогого стоит, верно?
Обычно в конце своих речей Полковник сбивался и начинал нести полную околесицу; он знал, что хочет донести до непонимающих его слушателей, но выразить не мог. Тогда он начинал выкрикивать проклятия вперемешку с отборной бранью, и детишки разбегались со смехом. А Полковник, успокоившись, шел на берег, где смотрел, как покрасневшее, будто от стыда за его поведение, солнце садится в океан, а ленивые волны облизывают песок.
Так незаметно проходили дни. Полковник потерял счет времени и решил, что время остановилось вовсе. Его это совершенно устраивало.
* * *
Незнакомец явился на исходе ночи, когда краешек солнца прорезался из-за горизонта и окрасил небо в нежно-розовый цвет. Он вышел из-за деревьев и остановился метрах в десяти от Полковника. Полковнику той ночью плохо спалось: во сне он ел мороженое, отдающее рыбой. Шороха песка под ногами пришельца оказалось достаточно, чтобы его разбудить, и, проснувшись, он сразу учуял рыбный дух.
— Гадость, — пробормотал Полковник, с трудом разлепляя запекшиеся веки. Его мутный взгляд тут же упал на незваного гостя. — А ты еще кто такой?
Несмотря на то что незнакомец стоял на открытом месте, его скрывала глубокая тень. Полковник смог лишь разглядеть, что одет мужчина в военную форму, руки держит на бедрах, на голове красуется черный берет. Гость был крепко сбит и широк в плечах — во всей его фигуре было непонятное и неприятное сходство с фигурой самого Полковника. Тот содрогнулся.
— Еще раз спрашиваю: кто таков?
— С добрым утречком, сэр Джон! — весело прокричал незнакомец и вскинул руку в приветствии. — Чертовски рад видеть тебя после стольких лет!
Полковник сел, отряхнул от песка ладони и произнес:
— Не знаю, кто ты такой, но ты чего-то попутал. Меня зовут не Джон. Я не помню, как меня зовут, но точно не Джон, и тебя я вижу впервые.
— О… но ведь мы знакомы уже давно! — Незнакомец притворно обиделся. — Давным-давно, когда свиньи пили вино, а мартышки жевали табак, а куры его клевали…
— И от этого жесткими стали… — прошептал Полковник. Он вспомнил сказки, которые в совсем уж сопливом детстве читал ему вслух отец. Так начиналась история про трех поросят.
— Так точно! — воскликнул незнакомец. — Хотя я, разумеется, из другой сказки. Вижу, мозги у тебя не совсем превратились в кашу. А то мне даже было немного совестно, хотя свихиваться ты начал задолго до той встречи со мной.
— Что?!
— Кстати, спасибо за берет, — сказал незнакомец. — Славный берет! Я использую его в своей… человеческой ипостаси. Он мне идет, да? Ты потерял, я подобрал.
Он достал из кармана сигарету, сверкнула вспышка; Полковник готов был поклясться, что незнакомец высек огонь из пальца. Он поднес сигарету к скрытым в тени губам, и огонек выхватил из темноты краешек его лица, отразился в огромном, немигающем, будто из стекла отлитом глазу. Полковник охнул и вскочил.
— Ты! — выдохнул он. — Нет… кажется, я уже совсем…
— Почему? — спокойно спросил незнакомец. — Все верно: это меня ты встретил тогда в океане. Но на самом деле, друг мой, мы встречались с тобой много раньше. А имя твое — сэр Джон Лэмбтон, и я имел удовольствие сразиться с тобой на реке Уир, давным-давно, в туманном Альбионе. В тот раз мы с тобой не поладили, и все закончилось плохо. Похоже, нам обоим выпал еще один шанс.
Полковник засмеялся:
— Вот оно что! Да ты еще больший псих, чем я. Я родился в семье учителя, а «сэром» меня называли только солдаты.
— Ты, мой друг, — сказал незнакомец, — Джон Лэмбтон, и точка. Потому что я так сказал.
— А ты…
— Аз же есмь червь, — произнес незнакомец. — Змей, дракон, зови как хочешь. Разве не слышал, что мы умеем принимать человеческий облик?
— Червь, значит? — сказал Полковник. — И чего же ты хочешь? У тебя ко мне есть какой-то счет?
— Счет? — искренне удивился гость. — Разве мы с тобой не одно целое? Я появился на свет, когда ты подглядывал за сестрой в душе и теребил свой причиндал…
Полковник побагровел.
— …и был тогда размером с него, хотя мне и неприятно такое сравнение. Кстати, помнишь, как она тогда двинула тебе в глаз? Но я рос! С каждым новым твоим подвигом. К твоим шестнадцати я был длиной с неплохого гремучника. Думал, таким и останусь. Но ты решил, что мирное бытие не для крутых парней, и началась настоящая жизнь! Сейчас я могу повелевать ураганами и штормами, насылать цунами и устраивать землетрясения. У меня нет причин ненавидеть тебя: ты сделал меня таким. Смотри!
Он поднял руку, щелкнул пальцами, и Полковник, цепенея от ужаса, увидел, как вокруг него прямо из воздуха возникают размытые фигуры. Постепенно они становились все четче, обретали плоть… изувеченную, истерзанную, обугленную плоть. Полковника окружали мертвецы.
Он видел женщин с распоротыми животами, из которых свисали сизые петли кишок, женщин с раздробленными черепами и вытекшими глазами, с ужасными ранами, зияющими по всему телу, задушенных, с вывалившимся изо рта синим распухшим языком; у многих на бедрах засохли семя и кровь. Особенно ужаснула его одна — когда-то она была беременна. Сейчас ее шея оканчивалась тупым обрубком. Из разреза в выпяченном животе выглядывала ее собственная голова, обнажившая зубы в предсмертном оскале. Разлагающийся эмбрион женщина держала в руках.
«Неужели мои парни вытворяли и такое?» — подумал Полковник.
Он видел мужчин, которые выглядели так, словно их тела разорвали на куски, а потом сшили. У многих недоставало половины черепа и в головах кишели насекомые, пожирали развороченные мозги.
Он видел детей — и дети выглядели хуже остальных.
— Ты отлично поработал, — прошептал гость и снова щелкнул пальцами. В тот же миг мертвецы двинулись к Полковнику, протягивая изуродованные руки. Тот попятился к воде. Накатила волна, замочив босые ноги и отвороты обтрепанных брюк.
В третий раз щелкнул пальцами гость — и мертвецы исчезли, оставив после себя струйки белесого дыма, смердевшего горелой плотью.
— Чего я хочу? — сказал гость и усмехнулся. — А хочу я, чтобы ты продолжал в том же духе. Последнее время ты ничего для меня не делаешь, только слоняешься по острову и несешь всякую белиберду, интересную лишь тебе одному. Ради этого я не дал тебе утонуть? Я хочу, чтобы ты продолжил меня… подкармливать. Я хочу, чтобы ты занялся тем, что ты лучше всего умеешь делать. Рекомендую начать с детей.
— Пошел ты, — с тоской сказал Полковник.
— Нет, сэр Джон, я никуда не пойду. Тебе придется подчиниться, хочешь ты этого или нет. Право же, я разочарован. Неужели ты превратился в кающегося грешника? Какая пошлость!
— Тебя нет, — ответил на это Полковник, повернувшись к гостю спиной.
— Повернись, сэр Джон, и посмотри на меня!
— Тебя нет! — повторил он. — Я, наверное, очень болен. Я разговариваю сам с собой.
На минуту, показавшуюся Полковнику вечностью, повисло молчание. А потом в плечо вцепились холодные сильные пальцы.
— Хорошо же, — прошептало стоящее у него за спиной существо. На Полковника пахнуло вонью гниющих водорослей и дохлой рыбы. — Хорошо. Я ухожу. Жди привета, сэр Джон, а потом мы поговорим снова.
Когда Полковник нашел в себе храбрости обернуться, на пляже, кроме него, никого не было.
* * *
В полдень Полковник притащился в деревню. Завидев своего любимца, дети, галдя, высыпали навстречу. Полковник зашел в ближайшую хижину, вернулся с полным воды горшком и долго пил, проливая воду на лохмотья, оставшиеся от рубашки. Потом с размаху грохнул горшок оземь. Брызги и черепки разлетелись в разные стороны. Дети восторженно засмеялись.
— Ничего! — буркнул Полковник. — У вас этого добра навалом.
Из хижины, тряся голыми заостренными грудями, выскочила тощая туземка, отвесила ближайшему хохотунчику хорошего подзатыльника, после чего бросила на Полковника укоризненный взгляд и принялась собирать черепки.
— Бараны, — сказал Полковник. — Безмозглые, безответные бараны. Убью — не заметите.
И поплелся через деревню к лесу. Орава юных туземцев поскакала следом.
По дороге Полковник сдернул со стены хижины мачете, покрутил в руке, огляделся; никто из взрослых ничего не заметил. Мужчины, как обычно, ушли в море, женщины рукодельничали. Вместе со своей «свитой» он дошел до леса и углубился в чащу. Под ногами хлюпала влажная почва, гибкие побеги цеплялись за лодыжки, путь между деревьями то и дело преграждали лианы. Полковник сёк их мачете, бранясь на чем свет стоит, а его спутникам все было хоть бы хны. Казалось, ничто не способно поколебать их природной веселости: даже тот, который всего несколько минут назад получил по голове, улыбался во весь рот, демонстрируя такие крепкие белые зубы, что при одном взгляде на них Полковник чувствовал, как ноет дупло в одном из его собственных.
Наконец он остановился у подножия огромного, шириной в два обхвата, дерева. Сел, привалившись спиной к шершавому стволу, покрытому зелеными кляксами мха, воткнул мачете в землю и сложил свои большие, жилистые ладони на оплетенной кожаными ремешками рукояти. Дети расселись вокруг. Полковник тяжело вздохнул и заговорил:
— Расскажу вам одну сказку, которую слышал от отца. Вы, конечно, ни хрена не поймете, но в жизни вообще ни хрена не понятно, так что какая разница? Отец обожал сказки и легенды. Когда я был совсем мелкий — еще ничего, рассказывал обычную хрень про трех поросят и прочую матушку Гусыню. А как подрос, дошло до черных псов, мертвяков, что на лошадях скачут по небу и охотятся на путников, и этого, как его… по дорогам ходит, со скелетом лошади и повозкой, ну… тьфу!
Так вот, давным-давно, когда люди жрали говно, малолетний лорд Джон Лэмбтон, которого мало драли, а вернее, не драли совсем, забил болт на воскресную обедню — захотелось, понимаешь, порыбачить. Пришел на пруд, закинул удочку. Сидит. Уже задницу отсидел, но тут леску как дернет! — Полковник вскинул руку, и дети от неожиданности подскочили. — Джон, конечно, в восторге: хороший, значит, улов. Потихоньку-помаленьку вытащил леску из воды и видит на крючке какую-то неведому погань. Вроде червяк, только зубов у червяков отродясь не водилось, а у этой твари их было до хера и больше. Вся в слизи, по бокам присоски — в общем, пакость. Запихал он тварь в корзинку и бегом домой, чтоб, значит, отцу показать. Но по дороге встретил какого-то деда и показал червя ему. Дед и говорит: добра, мол, от эдакого страшилы ждать точно не следует, и вообще, это привет пацану от милосердного боженьки за то, что не пошел в церковь… и бла-бла-бла. Малец тут изрядно перетрухал и решил избавиться от находки. А так как был он засранец, то бросил червя в ближайший колодец — пофиг, что людям потом из него пить. Ну и забыл обо всем назавтра же. Время шло, парень рос, и чем становился больше, тем дурнее. Тут как раз начались Крестовые походы, и наш Джон решил, что Христу без его помощи ну никак не обойтись. Хотя на самом деле он просто хотел приключений на свою жопу. Мудак!
Ну вот, пока лорд Джон резал во имя боженьки мусульман, червь-змей жил себе в колодце. И рос. И рос. И стало ему там тесно. Выполз он из колодца и поселился в реке. Вымахал, гад, до того, что мог дважды обвить скалу посреди этой самой реки. Так он и спал. Жрать ему вскоре стало нечего, и он начал наводить ужас на округу. Попытки пресечь ни к чему хорошему не приводили — даже разрубленный на куски он моментально срастался и жрал миротворцев-рыцарей. Любая рана на нем заживала в считаные секунды. Папаша Лэмбтон был, однако, не промах и каждый день наливал зверюге полный ров молока от всех коров в округе. Благодаря чему на его бесценный замок змей так и не полез.
Но вот вернулся с войны молодой сэр Джон и обнаружил в родимом краю бардак и разорение. Он, ясное дело, решил разобраться. А как, если эта тварюга всякий раз срастается? Котелок у сэра Джона работал не очень, и он спросил совета у какой-то ведьмы. Та посоветовала ему сразиться со змеем посреди реки, закрепив перед тем на латах наконечники копий.
И вот сэр Джон в утыканных шипами доспехах приходит на речку, прямо по воде шлепает к змеевой скале и отрубает этой срани хвост! — Полковник выдернул из земли мачете и с размаху рубанул им по стволу. Дети ахнули. — Скале, конечно, не змею. То есть, тьфу, наоборот. Хвост, ясное дело, тут же прирастает, но змей, озверев, оплетает нахала телом, напарывается на шипы и получает столько ран, что не успевает их заращивать. Он истекает кровью, слабеет, а сэр Джон знай помогает ему мечом… — Полковник вскочил и принялся бить мачете по воздуху, словно рубя невидимого противника. Ребятня наблюдала за ним, затаив дыхание. — Короче, кончилось все тем, что развалился гад на куски прямо в реке, и разнесло их течением в разные стороны, прежде чем они успели срастись. Джону же потом тоже пришлось хреново, но это уже другая история.
Полковник снова сел и положил мачете на колени.
— Я видел этого змея, — сказал он. — Он говорил со мной. Он утверждает, что я — Джон Лэмбтон и что мы с ним одно целое. Он хочет, чтобы я порубал кого-нибудь из вас на куски. СТРАШНО?! — взревел вдруг он, подавшись вперед. Дети взвизгнули, но не сдвинулись с места. А потом опять засмеялись.
— Как по мне, — сказал Полковник, — вы заслужили смерти хотя бы за этот свой идиотский гогот. Но знаете что? После той заварушки я никогда и никого не убивал со злости. Только за деньги. На деньги я могу купить курево, выпивку, снять, наконец, шлюху, а злость ни хрена хорошего мне не дала. Живите. Жрите. Срите. Трахайте черномазых девок, когда подрастете. А этот глист-переросток пускай идет в задницу, где и место глистам.
Он встал. Ребятишки тоже вскочили, словно у них в ногах были пружинки. Они улыбались. Ни черта, конечно, не поняли — ну и хрен с ними. Полковник, помахивая мачете, зашагал обратно в сторону деревни, а верная «свита» поспешила за ним.
* * *
С этого дня Полковник ночевал в деревне. Он убеждал себя, что ничего не боится, что ему самому просто надоело спать под открытым небом. На деле же один лишь вид океана вселял в него страх. Глядя на спокойную бирюзовую гладь (в последние дни стоял мертвый штиль — из тех, что в эпоху парусных судов доводили моряков до безумия), Полковник не мог отделаться от мысли, что под ней, в холодной глубине, извивается громадное оливковое тулово и блестящий немигающий глаз пронизывает толщу воды в поисках жертвы. Полковник помнил слова чудовища и ждал «привета»; ничего не происходило, и это нервировало еще больше.
Днем он сидел в тени под стеной своей хижины и потухшим взором наблюдал за туземцами. Он все больше завидовал этим людям, знать не знавшим, что такое хандра. После их деревни жизнь в любом заштатном городишке показалась бы остросюжетным романом, но туземцы, кажется, искренне наслаждались каждым моментом своего существования.
Полковник, помнивший, что именно рутина повседневности заставила его в свое время пойти в армию, скрежетал зубами от бессильной злости: ему хотелось вскочить, накинуться на них с ножом и рубить, рубить, рубить, чтобы они кричали от ужаса, чтобы увидели, как выглядят настоящая жизнь и настоящая смерть. А женщины лепили горшки, а дети бегали вокруг, а мужчины уходили в море и возвращались — и никто не знал, что в тощем, заросшем бородой безумце в грязных обносках, тихо сидящем у стены, тлеет жгучая, недоступная их пониманию злоба.
Чем дальше, тем больше мучила его тоска; однажды, надеясь хоть чем-то себя занять, он взял мачете и решил обойти остров.
Остров оказался крошечным — едва ли больше центрального парка в его родном городишке. С вертолета он, наверное, показался бы зеленой точкой на голубом полотне океана. Полковник босиком прошел через джунгли, надеясь наступить на ядовитую змею (но то ли на острове их не водилось, то ли Господь окончательно от него отвернулся), и оказался на другом берегу — точно таком же, как тот, на котором он раньше спал. Здесь точно с тем же тихим шепотом накатывали на песчаный берег волны, росли точно такие же раскидистые пальмы, и солнце жарило так же люто. Но при виде обманчиво мирного океана Полковник почувствовал, как его охватывает суеверный ужас.
Он повернулся и бросился обратно в чащу, спотыкаясь, падая, врезаясь в стволы деревьев, путаясь в гибких лианах и рубя ножом направо и налево. Лес, еще недавно казавшийся ему таким маленьким, стал вдруг бесконечным. Ревя, будто подстреленный вепрь, Полковник мчался вперед, пока не угодил головою в толстенный ствол, едва не размозжив себе череп. Он выронил мачете, рухнул наземь, обливаясь кровью, и принялся с воем кататься по земле.
Земля задрожала.
Шестым чувством он уловил приближение опасности, и истерику как рукой сняло. Полковник перекатился на живот, приподнялся на локтях, почва прямо под ним вдруг вспухла уродливым горбом. Взвизгнув, Полковник скатился с него и рухнул на спину. Рядом в грязи что-то блеснуло. Он вцепился в предмет и тут же до кости располосовал пальцы, но все же вытащил из грязи оброненное мачете и перехватил за рукоять здоровой левой рукой.
Земляной горб лопнул, разбрызгивая почву, из него с пронзительным шипением взметнулось, бешено извиваясь, нечто оливково-зеленое, длинное, толстое и осклизлое. Распахнулась огромная пасть, усаженная двумя рядами острых, как бритвы, зубов, и устремилась к Полковнику. Тот, не глядя, ткнул мачете вперед и почувствовал, как острие вошло во что-то мягкое. Шипение сменилось пронзительным визгом.
— Так! — крикнул Полковник, вскочил и очертя голову ринулся вперед, нанося удары направо и налево. Внезапно мощное скользкое тело обвило его и стиснуло так, что из легких вышел весь воздух. Он принялся рубить тугие кольца твари, а перед глазами плясали оранжевые мухи, и грудь готова была вот-вот взорваться. Верхушки деревьев закружились в безумном хороводе. Вдруг раздался отвратительный хруст, руку пронзила жгучая боль, что-то горячее и теплое брызнуло в лицо, а в следующий миг мертвая хватка чудовища разжалась. Полковник повалился на колени; его взгляд упал на лежащую в грязи кисть руки. Рассеченные пальцы конвульсивно вздрагивали. Он поднял правую руку — и увидел лишь тупой обрубок. Кровь била из него толчками.
— Твою же мать… — побелевшими губами прошептал Полковник и тут же немного поодаль увидел своего врага.
Гигантское тело змея, все в кровоточащих зарубках, корчилось среди деревьев, вытянутые челюсти щелкали, разбрызгивая розовую пену. Поблескивал единственный глаз — на месте второго зияла черная дыра. Гла́за тварь, очевидно, лишилась не сейчас, а давным-давно (когда животные страдали от всевозможных вредных привычек), и Полковник удивился, почему она не отрастила новый. Благо с заживлением у нее все было в порядке, как и говорилось в той старой сказке.
На глазах у Полковника раны чудовища почти одновременно срастались. Разошедшаяся плоть смыкалась, оставляя лишь белые, будто нарисованные на коже мелом, рубцы, но и те стремительно исчезали, словно стертые невидимой мокрой тряпкой. На какой-то миг змей неподвижно замер, и у Полковника мелькнула безумная надежда, что заживление не помогло и он все же издох.
Но в следующий миг голова монстра рванулась вверх. Полковник пытался поднять мачете, однако силы вытекали из него вместе с кровью. Может, они с этой тварью и были по сути одним целым, но так лихо заращивать раны он не умел. Ставшая скользкой рукоять мачете выпала из руки. Змей снова разинул пасть и кинулся на Полковника. Тот успел еще осознать, что сейчас умрет, а потом нахлынула тьма…
* * *
Последние свои дни на острове Полковник провалялся в бреду, лишь изредка приходя в себя. Иногда он чувствовал, как кто-то разжимает ему челюсти и вливает в рот воду, отдающую на вкус глиной; как чья-то заботливая рука вытирает покрытое испариной лицо куском влажной ткани. Но все это казалось нереальным, призрачным, сейчас Полковник находился в другом мире.
Он был дома, на кухне. Мать, отец и сестра, не постаревшие ни на день, сидели за столом — завтракали, перешучивались, обсуждали планы. Лучи утреннего солнца лились в окно. Пахло сиренью. Полковник замер у окна, грязный, оборванный, провонявший потом и кровью. Он пытался окликнуть сестру, но забыл ее имя. Имен отца и матери он тоже не помнил, но это огорчало гораздо меньше. Он коснулся плеча сестры, но его рука прошла насквозь, будто это был воздух.
Он открыл глаза и оказался во мраке туземной хижины. Нестерпимо болел обрубок руки. Одежда (то, что от нее осталось) липла к коже — заботливые туземки так и не догадались ее снять. Сперва он поразился тому, что змей не убил его, а потом пришло осознание: никакого змея на свете нет. Он сам отсек себе руку в припадке безумия, вот же осел!
Полковник хотел засмеяться, но из пересохшего горла вырвался лишь прерывистый хрип. Ему подали грубо вылепленную из глины чашу с водой, он пытался схватить ее отсутствующей рукой, задел перетянутым тканью обрубком и завыл. Черные, почти невидимые в темноте руки гладили его по голове, черные губы шептали на непонятном языке слова утешения. Полковник заплакал; туземка терпеливо дождалась, когда он успокоится, и напоила его с ладоней. Утолив жажду, он снова провалился в лихорадочный сон.
Если змея и не было на свете, то в сновидениях он властвовал безраздельно. Полковник шел по знакомым улицам родного города, ища свой дом. Нашел, поднялся на крыльцо, открыл дверь (в их дыре никто никогда не запирал дверей) и внутри с ужасом обнаружил, что стены, пол, потолок, мебель и посуда — все измарано липкой зловонной слизью. Пахло гниющим мясом, и запекшейся кровью, и порохом, и напалмом, и потом, и джунглями… и дохлой рыбой. Он заметался по комнатам, ища своих родных, — и не мог их найти. Хотел позвать по именам — но даже собственного имени он не помнил. С улицы в окна лился мертвенно-белый свет, превращая их в слепые бельма. Пол раскололся — и огромная оливковая пружина вырвалась из пролома, разинув зубастую пасть.
Потом была темнота, и в этой темноте отчаянно кричала сестра, а чей-то гогот заглушал ее крики. Внезапно Полковник увидел ее. На ней была только фланелевая мужская рубашка, ее любимая, половина пуговиц отсутствовала. Сорванные штаны повисли на щиколотках. Двое в хаки растянули его сестру за руки, третий пристроился сзади, остальные терпеливо ждали своей очереди. Сестра подняла голову и посмотрела на Полковника сквозь спутанные пряди волос. В глазах застыли ужас, стыд, боль и отчаяние. Рот — раздавленная вишня на бледном, залитом слезами лице. Полковник хотел броситься на помощь, но ноги будто приросли к месту. Сестра содрогнулась всем телом от последнего мощного толчка и безвольно обвисла в руках мучителей. Насильник вышел из-за ее спины, застегивая брюки. Поднял голову — и Полковник увидел собственное лицо… только на месте одного глаза красовалась круглая черная повязка, а другой казался огромным и стеклянным.
— Подай мачете, — велело существо, и один из дожидавшихся своей очереди солдат немедленно протянул ему нож. Сестру поставили на колени, спутанные пряди волос коснулись земли. Она явно покорилась своей участи. Двойник посмотрел на Полковника.
— Без головы, — сказал он, — парни наверняка побрезгуют.
И взмахнул мачете. Отчаянный визг вонзился в уши Полковника.
Он распахнул глаза и сел. Визг оборвался, но на смену ему пришли другие звуки — знакомые звуки: отрывистые хлопки, испуганные крики и треск огня. Чей-то голос проревел: «В шеренгу, твари! В шеренгу, мать вашу!»
Это должен быть сон!
Сноп света ударил в лицо. Полковник вскинул руку, защищая глаза, зажмурился и услышал удивленное:
— Боже милостивый! Полковник!
Увы, это явь.
Крохотная хижина наполнилась топотом тяжелых бутсов и гулом голосов. Сильные руки подхватили Полковника, вынесли наружу и положили на траву. Он осторожно приоткрыл один глаз, потом другой. Приподнялся на локтях.
Если Бог и был милостив, на туземцев его милости явно не распространялись. Первым, кого увидел Полковник, был тот самый мальчуган, который получил подзатыльник за то, что не вовремя засмеялся. Последний подзатыльник в своей жизни — затылка у него больше не было. Туземка с острыми грудями склонилась над телом ребенка и по-звериному выла.
— В шеренгу, я сказал! — проревел чей-то голос.
Туземка не обратила ни малейшего внимания — продолжала завывать, раскачиваясь из стороны в сторону. Хлопнул выстрел, и женщина резко вскинула голову, широко раскрыв глаза; в выемке между ключицами зияла дырка. Из спины выплеснулся кровавый фонтанчик. Туземка начала было подниматься, потом, словно раздумав, опрокинулась на спину и осталась лежать неподвижно.
Остальное племя сбилось в кучу — мужчины, женщины, дети и старики жались друг к другу, затравленно глядя на группу мужчин, одетых в хаки и вооруженных автоматами и винтовками. У одного был огнемет, и неподалеку уже догорала чья-то хижина.
Сомнений не оставалось: на остров высадились его парни.
Двое из тех, что вынесли Полковника, присоединились к остальным, но третий остался. Полковник жестом поманил его к себе.
— Что тут… происходит? — прохрипел он.
— Зачистка, сэр! — бодро отрапортовал солдат.
— Какого хрена зачистка? Вы что, задаром теперь работаете? Ничего ценного в этой заднице нет!
— Так точно, сэр, ничего ценного! Одни каннибалы.
— Какие еще каннибалы?!
— На этом острове проживает одно из последних племен, сэр. Они вас похитили…
— Что за хрень! — взорвался полковник. — Никто меня не похищал! Какие, к чертям, каннибалы! Я живу с ними уже фиг знает сколько, и…
— Ваша рука, сэр, — перебил солдат. — Это разве не они?..
— Меня укусила змея, — ответил Полковник. А что? Не совсем ведь ложь. — Пришлось отсечь. Эти люди не дали мне истечь кровью. Какой мудак насвистел вам эту херню?
— Наш наниматель, сэр.
— Тот черножопый, что ли? Как его…
— Нет, сэр, — сказал солдат. — Ваш старый друг. Он нанял нас пару дней назад, чтобы забрать вас отсюда. Говорит, что обязан вам жизнью…
Полковник похолодел.
— Отставить зачистку! — заревел он. — Ну! Помоги мне встать.
— Но…
— Это приказ. — Полковник закинул изувеченную руку солдату на шею и почувствовал, как парня передернуло. Тем не менее тот обхватил командира за пояс, помогая подняться, и вдвоем они заковыляли к остальным.
— Дай пушку, — скомандовал Полковник.
— Зачем вам…
— Чтоб быстрее дошло. Давай, ну!
Солдат достал из кобуры пистолет, передернул затвор и отдал Полковнику. Тот перехватил рукоять здоровой рукой, трижды выпалил в воздух и чуть не упал на колени, но солдат его поддержал. Парни, угрожавшие автоматами обезумевшим от ужаса дикарям, дружно обернулись.
— Отставить, — тихо, но веско сказал Полковник. — Эти люди спасли мне жизнь. Я перед ними в долгу, и не вам, ребята, влезать в наши с ними расчеты, ясно?
— Так точно, сэр! — проревела дюжина глоток.
Солдаты попятились, по-прежнему держа туземцев на прицеле. Полковник понимал, что бойцам охота повеселиться, но если его влияние на них и ослабло, то не слишком. Он застрелил пилота, ранил одного из своих, и по идее ему полагалось вогнать пулю в голову, предварительно связав — для надежности. Вместо этого его заботливо уложили на носилки и понесли к вертолету… даже не отняли пистолет! Правда, вежливо попытались забрать, но Полковник вцепился в рукоять мертвой хваткой и прижал пистолет к груди. Никто не заподозрил неладного: раненому иногда нужно за что-то цепляться.
Очевидно, «старый друг» убедительно наврал о причинах исчезновения командира…
Полковник успел еще обернуться и бросить прощальный взгляд на деревню. Расставание было безрадостным: лежали трупы, одна из хижин превратилась в груду тлеющих углей, над которыми вился сизый дым, и царила мертвая тишина. Туземцы стояли и смотрели вслед белым людям, столь жестоко ворвавшимся в их безмятежную жизнь.
Как знать? Возможно, они действительно каннибалы, хотя «наниматель», вернее всего, солгал. Возможно, как только белые покинут остров, они разделают и съедят тела своих погибших сородичей, дабы души тех всегда оставались с ними (а что, разве лучше отдать червям?). Возможно, они не съели гостя лишь потому, что боялись заразиться его безумием. Однако он понимал, что это не так: желай они пустить его на мясо — прикончили бы еще на берегу, так и не узнав, что он спятил.
Но его не убили и, даже сочтя абсолютно бесполезным, все равно делились с ним пищей и кровом, выхаживали, когда он был на волосок от смерти. Он не испытывал к ним особого сострадания, но внезапно ощутил какое-то почти детское чувство стыда.
Впрочем, он сделал для них все, что мог. Впервые он покидал селение чернокожих, оставляя в живых большинство его обитателей.
Носилки подняли в вертолет, аккуратно положили на пол. Заревел мотор, и лопасти начали рассекать воздух — сперва медленно, затем все быстрее и быстрее. Вертолет оторвался от земли, развернулся и неспешно полетел над океаном.
Боец, помогавший Полковнику, что-то кричал, и если бы тот прислушался, то узнал бы немало интересного. Перекрикивая рев мотора, солдат рассказывал, как в самый разгар резни из леса вылетели повстанцы, как, без особого труда отбив их нападение, отряд обнаружил отсутствие Полковника (смерть одного из пилотов также списали на партизан, а солдат с простреленной ногой погиб при попытке к бегству, так и не успев рассказать, кто на самом деле в него стрелял). Несколько дней наемники обыскивали остров, но оставшиеся в живых повстанцы успели сесть в спрятанные на противоположной его оконечности лодки и отчалить в неизвестном направлении. Отдохнув и набравшись сил, бойцы добрались до большой земли и пустились в загул, поминая без вести пропавшего командира…
Полковник не слушал. Он смотрел на сидевшего среди солдат человека в берете, а тот смотрел на него в ответ, насмешливо щуря единственный глаз.
— А вот и ваш друг, сэр! — кричал солдат. — Он собрал нас всех неделю назад и рассказал, где вас можно найти! Мы сперва решили, что тут какая-то подстава, но он платил золотом, сэр, представляете, настоящим золотом!
Человек в берете отсалютовал двумя пальцами. Нет, не человек — чудовище. Настоящее, а не порождение больного рассудка.
— Вы поправитесь, сэр! — заключил солдат и шумно глотнул из фляги.
— Он лжет, — тихо сказал человек в берете, и Полковник единственный услышал его, несмотря на оглушительный треск лопастей. — Ты умираешь, сэр Джон. Сепсис — скверная штука.
— А у меня пистолет, — слабым голосом сообщил Полковник, но человек в берете только засмеялся.
— Валяй, стреляй, — издевательски бросил он. — Стреляй сюда, — он показал пальцем на глаз, — или сюда, — палец коснулся шеврона на левом нагрудном кармане.
Ладно же, думал Полковник, поднимая пистолет. Когда холодное дуло уперлось в пылающий жаром висок, стало даже приятно.
— Что вы делаете, сэр?! — в испуге закричал разговорчивый солдат. Парни повскакивали на ноги. Пилот резко обернулся, забыв о своих обязанностях.
Полковник знал, что делает. Тогда, на острове, рубанув по собственной руке, он заставил «старого друга» биться на земле в корчах. А следовательно…
— Ну-ка всем стоять! — гаркнул он. Солдаты замерли. Из-за перегородки выглянула испуганная физиономия пилота.
Существо осклабилось.
— Боюсь, сэр Джон, тесной связи нашей пришел конец. Ты, верно, не заметил, что я не подыхаю вместе с тобой? Я теперь не только твой, я сроднился с этими ребятами… твоими наследниками. Ты умрешь, а они будут жить, и вместе с ними буду жить я. И расти.
— Зачем же ты вытащил меня с острова? — отчаянно закричал Полковник, не обращая внимания ни на кого, кроме своего страшного собеседника.
— Не мог же я позволить тебе подыхать, как собака, среди черномазых. И потом, хотелось еще разок проверить ребят в деле… Да отнимите у него кто-нибудь пушку, дебилы!
Разговорчивый солдат первым бросился к командиру.
Неожиданно Полковник вскинул пистолет и влепил пулю пилоту — точнехонько промеж любопытных глаз. Тот повалился на штурвал, крутанув его, и вертолет бросило в сторону. Кабина наполнилась испуганными воплями. Шатаясь, парни вскинули автоматы, но Полковник успел выстрелить снова. Чья-то бутса угодила ему в лицо, раздробив скулу, в голове полыхнула вспышка. Пуля пробила приборную панель, повалил дым, рев мотора сменился отрывистым чиханием, и вертолет устремился вниз. Парни попадали друг на друга, предназначавшаяся Полковнику автоматная очередь изрешетила пол, несколько пуль отлетели рикошетом, ранив двоих или троих, а сам Полковник съехал вперед ногами по накренившемуся полу и уперся пятками в перегородку.
Он успел еще услышать раздирающий уши вопль твари, полный боли и ужаса, и подумал злорадно: что за идиот!
Вертолет вонзился носом в океан, звонко лопнуло стекло кабины, вода ворвалась внутрь, захлебнулись отчаянные крики, а Полковник совершенно некстати (или как раз вовремя?) вдруг вспомнил, как звали сестру. Он произнес ее имя, вернее, попытался произнести. В порозовевшей от крови воде оно вырвалось изо рта вереницей серебристых пузырьков.
Прогремел взрыв, взметнулся водяной столб. А потом снова воцарились мир и покой, лишь в сгущающихся сумерках визгливо кричали чайки, созывая на пир товарищей. Вскоре явились их извечные соперницы — акулы, и, стремительно пожрав человеческие останки, еще долго растаскивали по частям колышущееся на волнах тело какого-то исполинского существа.
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— Карина… — глухо звало из-под воды.
Она билась в глубине, полузадушенно распахивала рот. Рукой ловила связки пузырей, которые медленно, тягуче срывались с губ. Пузыри были маслянистые, мутные. Схватить их не получалось — пальцы не слушались.
Кто-то тряс ее за плечо.
— Просыпайся.
Сомкнутые наглухо шторы — кажется, даже скрепленные булавками для верности, зашитые от чужих взглядов; запах пота и подсохшей крови. Влажные кудрявые волосы липли на глаза, хотелось пить. Карина попыталась пошевелить белыми губами, и снова впустую. Тяжело захрипела в подушку.
— Хуже?..
Мама. Это мама. Ее визгливый нервный голос — когда она не могла справиться с собой, то переходила на ультразвук.
Карина прищурилась. Она забилась бы под подушку, забылась, зажала уши руками, если бы тело подчинилось ей хоть на мгновение. Оно стало всего лишь контейнером, и Карине, запертой в мышцах и коже, хотелось вырваться прочь.
В животе молчало. Широкая, полноводная боль стояла в ней паводком, но стоны давно застряли в горле, схватились цементом. Карина боялась, что носит не ребенка, а мелкого злого духа, проклятие, насланное предками. За что?
Сколько все это уже длилось? Час, два, десять? Может, день или неделю — Карина потерялась. Пропала. Почти умерла.
— Равиль, — прохрипела в подушку. — Пить…
Ей под нос толкнули расписное блюдце. Карина с шумом выпила воду, хлюпая, облизывая горячие губы. Веки смыкались: она то проваливалась в сон, то вновь оказывалась в черной душной комнате, не замечая, как одно сменялось другим. Свекровь терла ей лицо колючим платком, лбом прижималась к виску. От ее жестких волос пахло металлом.
Глухо било железо в соседней комнате.
— Равиль еще не вернулся, Кариночка. Он скоро приедет.
— Где…
— Кисельку хочешь? — И снова мамин голос, она суетится, дрожит. Молчит про Равиля — значит, мужу решили не говорить, пока Карина не разродится. Не расстраивают его.
Хочется свежего воздуха, хоть немного сил, чтобы справиться с собой и с ребенком. Чудится, будто она застряла в липкой капле и барахтается там еле живой мухой — прежняя жизнь, где Карина работала флористом, собирала букеты в павильоне на «Ленинской», осталась так далеко, что и не дотянуться. Комната в дыму: он поднимается от желтых свечей, пахнет серой, он встает перед глазами, и Карина смаргивает его, словно пот.
Надо попросить музыку — станция подберет что-нибудь легкое, воздушное, и Карина чуть придет в себя. Она же дома, в двухкомнатной узкой квартире на Перепутьевом валу; под ногами недавно открылась «Пятерочка», а среди натащенных свекровью оберегов и талисманов прячутся станция, ноут и электронные часы, цифры с которых оплывают свечным воском. Позвонить Равилю, попросить о помощи.
Язык намертво прирастает к нёбу. Карина просто ждет, когда все закончится.
…Свекровь всю жизнь работала акушеркой и обещала Карине помочь. Рассказывала, как в роддомах молоденьких девочек разрезали едва ли не пополам, как давили локтями в живот, чтобы поскорее освободилось кресло, как… Карине и самой хотелось родить дома, в тишине и уюте, держа маму за руку. Чтобы звучала тихая мелодия, когда пальцы едва касаются клавиш — Карина неплохо играла на фортепиано, а поэтому ценила хорошую музыку. Надувной бассейн с теплой водой, ароматические масла и свекровь, медик по призванию. Что может пойти не так?
Снова квартира, снова проблеснуло сознанием, как столовым серебром. Карину вырвало водой, и перед глазами сомкнулась синяя муть. Последнее, что осталось в памяти, — шепот, сбивчивый и тихий. Незнакомый голос, незнакомый язык. Бормочет, бормочет. От шепота тяжелело в переполненном животе. А еще… на клетчатых обоях вдруг прорезались глаза. Желтые, мутные. Моргнули раз, другой, уставились на Карину.
Она спала.
Это ничего, это нормально — как наждачкой натерли во рту, сложные роды, горький запах сушеных трав, полумрак… Она знала, что будет непросто. Она читала и слушала, смотрела, училась. Она готовила и себя, и ребенка. Переписывала термины в блокнот: окситоцин для раскрытия, эпидуральная анестезия, интоксикация. Зачем ей это все? Она справится и в домашних родах, точно выдержит.
Или нет. Уже неважно. Кажется, она лежит на этой кровати несколько лет. Волосы слиплись, сбились в колтуны, лицо покрылось коростой.
Тут еще не то привидится на стене.

Все началось в парке. Прозрачный зеленый пятачок, со всех сторон огороженный бетонными заборами и автомагистралью, парком считался с натяжкой, но пригород остался далеко, а у Карины шла тридцать пятая неделя. Никто не решился бы рисковать. Равиля, как назло, выдернули в командировку для обучения технических специалистов на электростанции, и муж клятвенно пообещал вернуться к родам. Может, даже чуть раньше.
Карина не надеялась на него. Он был работящий и молчаливый, стойкий, но без конца обо всем забывал. Опаздывал, подводил, раздражал ее. Гражданский муж, а по-простому вообще сожитель. Что от такого ожидать?..
Любовь все перемалывала. Карина знала, что родит сама, сама справится с первыми неделями младенца, восстановится и подготовит дом к возвращению мужа. Трудностей она не боялась, тем более что вместо Равиля в гости заявилась свекровь, да так и осталась вплоть до родов. Следом приехала мама — что-то вроде соревнования было у них, Карина не вникала. Будут помогать, и то хорошо.
Они втроем толклись на кухне, спорили над стиральной машинкой и наводили порядок всюду, куда дотягивался взгляд. Карину, словно больную, мамы раз за разом укладывали в постель — сказалась не самая легкая беременность, то угрозы, то сохранения. От слов «берегись, как хрустальная ваза» дергалось веко. Карина до изжоги объелась яблочными чипсами, пересмотрела все любимые сериалы, но лежать было невмоготу.
Теперь у нее было сразу три надзирателя: два снаружи и один внутри, поэтому прогулке Карина обрадовалась, как большому событию. Ноги распухли и едва утрамбовались в кроссовки, мама с Асией чуть не передрались, завязывая ей шнурки, голову раскручивало в тошнотворном аттракционе. Карина все равно улыбалась.
Свежий воздух, будет легче. Ноги словно больше не умели ходить — и Карина испугалась этого. Захотелось на пробежку, в спортзал, захотелось простоять у прилавка до поздней ночи… Она теряла себя. А как жить дальше, если ты себе уже не принадлежишь?
Парк стоял пустынным и тихим, ветер молчал в кронах тополей. Пахло прелой листвой, тиной из искусственного пруда — там не было даже головастиков, чего уж говорить про рыбу или уток. Осеннее солнце пробивалось через зажмуренные веки.
Шли медленно, тоскливо. Мамы пытались вести ее под руку.
— Я, вообще-то, не умираю, — шипела Карина.
Разговоры звучали надоедливым воробьиным клекотом, Карина не слушала их. Ей странно представлять, как она будет бродить по молчаливым аллеям с коляской, как вместо цветочного бутика откроется ларек с кофе или шаурмой. Как опустеет живот, и она снова станет сама собой.
Казалось бы, живи и радуйся — все за тебя волнуются, столько помощи и заботы. Если она не родит раньше времени, то мамы наверняка попытаются покормить ее саму с ложки или укачать перед сном, когда вновь придут тренировочные схватки. Равиль был младшим из четырех детей, и Асия мечтала о внуках, а поэтому и держалась за Карину двумя руками. Крутилась вокруг, мелкая, полнотелая и чернобровая, заглядывала в щелочки глаз. Карина же была единственным ребенком, да и мама не особо хотела становиться бабушкой. Наверное, просыпалось самолюбие: ребенка еще нет, а они уже спорят, доказывают, кто из них самая любящая родственница на свете.
Куриные бульоны, ажурно-дырчатые блины по утрам, манты с говядиной — не успеешь подумать о винегрете, как кто-то уже хлопочет у плиты.
Только вот Карина ни на секунду не оставалась одна. Ей не давали посмотреть ужастик — «это навредит ребенку»; не позволяли одной пройтись по улице — «вдруг роды, и все, поминай как звали»; стучались в туалетную дверь и спрашивали:
— Все хорошо?
Она радовалась, что на каждой двери стоит по щеколде, иначе матери вламывались бы и в уборную. Странное чувство, когда ты сама готовишься стать мамой, а к тебе относятся как к ребенку.
Резко остановились посреди парка, Карина поперхнулась воздухом.
— Что такое? — переполошилась Асия. Даже в платке она напоминала разлохмаченную ворону, суетилась, оглядывалась по сторонам.
— Дышится тут так… хорошо, — соврала Карина.
Спазм. Еще один, сильнее. Тишина. Мелкий глоток воздуха, шажок вперед. Натянуто улыбнуться матерям — и все равно не обмануть их. Они смыкались вокруг Карины медленно и жутко, словно заведенные. И смотрели они только в живот, будто с самим контейнером, Кариной, было что-то не то, но это неважно. Утилизировать, спасти сокровенное, самое важное…
Она присела на лавочку, попросила воды — ей сунули сразу три бутылки на выбор: с лимоном, газированную, родниковую. Карина наугад взяла воду, и перед глазами посерело, замельтешило мушками.
Асия перешла на чужой язык, мать обхватила себя за плечи.
— Пруд, — зашептала Асия и дернула рукой. Сорвалась в небо стайка голубей, что обклевывали урну рядом с лавочкой, Карина засмотрелась на сизые крылья. Главное — не паниковать, и все пройдет.
— Как же я… — продолжала свекровь. — Вода, вода.
— И что? — высоким голосом спросила мама.
Внизу живота у Карины тянуло горячо, сильно. Стучало кровью.
– Албасты, — рубанула свекровь и, подбавив звука, выкрикнула: — Женщина, эй, женщина! Помогите! У меня невестка рожает!
Мать побледнела до синевы, сжала губы. Взяла Карину за руку и забормотала успокаивающие пустые слова. Асия побежала за кем-то.
Дальше все шло кадрами, будто взгляд у Карины стал фасеточным. Парк пуст, на воде — ни движения, облака налипли на небосвод. К выходу почти бежит женщина, за ней мелко семенит Асия, кричит и размахивает руками. Карина дышит, ей становится легче.
Асия догоняет незнакомку, цепко хватает за руку. Они говорят о чем-то рвано и быстро, незнакомка пытается уйти, но не может — свекровь напирает всем телом.
Точно прошло. Карина выдыхает с облегчением.
Женщина сдается, будто сдувается разом — обмякает, горбится, послушно идет за свекровью. В глазах у Асии мрачное торжество:
— Вот оно, наше спасение! Правда ведь, э… как вас там, напомните?
— Ольга Ивановна, — взволнованно отвечает та. У нее вытянутое бледное лицо, неразличимые брови, красный кончик носа. Она то и дело поправляет очки, будто стыдится косящих глаз. Невзрачная, серо-пыльная — ну чем она может помочь?
— Все уже прошло. — Карина медленно поднимается, стараясь не потревожить свое тело. В животе спокойно, только чуть ноет поясница.
— Держись за меня. — Мать снова цепляется за локоть. Асия бросает незнакомке:
— А вы пока сумки наши берите, они тяжелые.
Карину волочат к дому. Ольга Ивановна бредет следом, словно привязанная. Им двоим проще подчиниться, чем спорить, ругаться, сотрясать неподвижный парковый воздух. Карина прислушивается к себе: вздрогнет ли в животе ребенок, не упрется ли пяткой в тонкую кровяную стенку.
Все прошло, прошло. Ложная тревога.

…Равиль сидел перед кроватью, а Карина, кажется, улыбалась ему, хоть в легких и жгло, как от печного дыма. Так пахло в бане: сухим жаром, березовым листом, каплями на белой коже. Равиль то склонялся над Кариной, то исчезал — вместо него оставалась голая табуретка. Выныривала из дыма свекровь, брала тарелочку с горящими травами и окуривала Карину, шептала что-то незнакомое, скомканное, гортанное. Подходила мать, поила Карину подслащенной водой из шприца. Схватки то успокаивались, то снова распалялись в сплошную боль. Карина кричала.
— Равиль приехал? — спрашивала она в горячке, надеясь, что это был не сон.
Никто не отвечал, или она просто не слышала ответов. Лежала то на левом боку, то на спине, пыталась слабо, на подламывающихся руках и ногах, встать на четвереньки. Рвались стоны. Света не было — она не понимала, день сейчас или ночь, слышала только, как всхлипывает мать и звякают кружки на кухне.
Карина не знала, кого носит под сердцем. Они с Равилем решили не узнавать, какого же пола их ребенок. Чаще всего ей снился мальчик, такой же темноволосый и ясноглазый, как Равиль. Снился он ей и сейчас, в бреду: то лежал на подоконнике, завернутый в промасленные желто-серые тряпки, то бегал по комнате большеголовым уродливым младенцем.
Чужая рука лежала у Карины в волосах. Холодная, липкая, словно мертвая. Стряхнуть ее не было сил.
…Первый день прошел спокойно. Мать бегала по комнатам, доставала стерильные инструменты, выглаженные пеленки из простыней и пододеяльников, бутылочки спирта и водки. В спальню принесли фиолетовый мяч-фитбол, нацепили на Карину сорочку, как в роддоме. Ноги лизало сквозняком.
Было страшно.
Схватки казались терпимыми. Карина старалась продышать каждую из них, выгибалась, встав на локти, пела на выдохе. Мать предлагала вызывать скорую помощь — слишком рано началось, но свекровь запретила даже думать об этом:
— На все воля Аллаха, как он скажет — так и будет. Да и потом, у вас же врачиха под боком, я столько деток приняла, не сосчитать. Отставить мне упадничество!
И по-свойски хлопала мать по плечу.
Крутила Карину, то натягивала манжету тонометра, то накладывала пульсоксиметр. С хлопком вскрывались ампулы, Карина едва чувствовала уколы.
— По высшему разряду сделаем, лучше любого роддома, — хвасталась свекровь. Свое платье она повязала светло-бежевым льняным передником и походила теперь на мясника. Темные глаза ее блестели незнакомо, дико. Карина доверяла ей.
Смущало лишь одно.
Тогда, в подъезде, она присела на ступеньки между вторым и третьим этажом — новый спазм оказался сильнее предыдущего. Неизвестность пугала. Да, живот и раньше каменел, выпячивался, больно было вдохнуть, но это…
Вскрики, шорохи, матери тянут Карину в разные стороны, она бормочет сквозь стиснутые зубы:
— Подождите.
— Врача вызвали? — нервно спрашивает Ольга Ивановна. Топчется за плечом, дышит раненой лошадью. Хлопает дверь подъезда, и Карина жадно пьет сквозняки. Поднимается, идет дальше.
Ответа нет.
У дверей Асия мешкает, возится с ключами. Карина вслушивается в далекие шаги. В телефоне есть счетчик схваток, надо найти мобильник, надо позвонить Равилю, надо…
— Заносите! — распоряжается Асия, и Ольга Ивановна заходит первой, ставит сумки на столик в прихожей. Следом Асия заталкивает Карину, потом — ее мать, словно забивает проход человеческими телами. Запирает дверь на замок и цепочку. Поворачивается, ощерив зубы.
— Я мало чем могу помочь. — В голосе Ольги Ивановны слышится слабая улыбка. — У меня ни образования медицинского, ни…
— Зато у меня все есть. — Асия стягивает тяжелое пальто и швыряет ей под ноги. — Раздевайся.
— Ч-что? — Ольга часто моргает, пятится от двери. — Откройте дверь, я прошу вас.
– Албасты! — кричит Асия и двумя руками резко толкает ее в грудь. Опешившая Ольга Ивановна влетает в большую комнату, кажется падает на локти. Грохот, возня, бормотание. Асия заходит следом за ней.
— Не смотри, — говорит Карине мать. — Думай о ребеночке. Думай.
Карине не до того — она сидит в прихожей на полу и держит живот двумя руками. Ей страшно, но хочется верить, что они — и мать, и Асия, и сама Карина — понимают, что делают.
— Включи музыку, — просит она у матери, прежде чем зайти в другую комнату и осторожно опуститься на кровать. Слышно, как мать в коридоре спорит с Асией, как выкрикивает тонким, цыплячьим голосом Ольга Ивановна: «Помогите!» Снова грохот.
Стук по батареям, и Асия почти рычит. Карина зажимает уши.
Думай о ребенке.
К вечеру всё — и стуки, и голоса, и схватки в том числе — затихает. Карина, сжавшись в комок, шепчет:
— Ольга ушла?
— Ушла, ушла, — визгливо успокаивает мать.
Свистит на кухне чайник. Глотку обжигает отваром, в нем привкус полыни и жженых волос. Карина давится. Она слишком глубоко заглядывает в себя, чтобы заметить хоть что-то вокруг.
Карина боится настолько, что не решается даже вставать. Ее осторожно переворачивают с боку на бок, перестилают простыни, подкладывают клеенки. Карина знает, что нужно много спать, она ведь несколько раз подряд прослушивала подкасты для рожениц. Ей нужны силы.
Сна нет. Есть полутемная комната, есть тихий напев из мелкой круглой станции, есть матери, которые сидят по обе стороны кровати и держат Карину за руки, словно в кандалах. Есть черная высокая тень в углу — Карина не присматривается к ней, пьет морс из бутылки с защелкивающейся крышкой. Это от обезвоживания ей мерещится черт-те что, это…
Асия крошит ей на волосы пучки сухой травы, раскладывает в изголовье гребни, иглы и ножницы. Ее никто не останавливает — боятся за ребенка так сильно, что готовы верить. Во что угодно.
Даже в албасты.
Карина прежде не слышала этого имени.
Под ночь все засыпают, забывается и Карина. Брезжит маленькая светлая надежда — до родов еще далеко. Просто сложный период, просто нужно переждать.
Ее будят гулкие удары по батарее. Карина чувствует, как руки синеют от холода и что-то, похожее на осклизлый язык, касается ступней. Она пинает воздух, поджимает ноги под себя. Глаза не раскрываются — они слиплись, будто от гноя. Сердце гонит в груди кипяток.
Асия сидит рядом и раскачивается из стороны в сторону, голос ее тянется заунывно, больше напоминает стон. Она просит о чем-то на языке, которого Карина не знает — но просьба ее слышна в каждом звуке.
— Что там стучит? — спрашивает Карина. Смотрит себе в ноги, видит желто-пепельную макушку. Не понимает, когда мать успела так скверно выкрасить волосы.
— Спи, спи, байлыҡ. Поспи, и станет легче…
Рывок — и Карина опять открывает глаза. Мать стоит в дверном проеме, скрестив руки на груди. Тело пронзает спазмом, и кажется, что Карина снова кричит. Пальцами цепляется за подушку. Ловкая Асия плетет мелкие косы из ее грязных волос.
— Видишь? — Кажется, что и голос свекрови ей просто снится.
— Что?
— Руки, ноги. Желтая вся. И глаза, заметила? Как будто туман в них, роса утренняя… Это албасты. Она здесь.
— И как мы… — Мать всхлипывает, давится словами.
— У вас есть я. Отведу беду за порог.

Карина все больше спит. Просыпается, ест по столовой ложке, перебрасывается с матерью пустыми фразами. Улыбается. Слабость такая, что даже до туалета идти приходится с поддержкой. Живот перевешивает, тянет к земле. Карина возвращается и снова уходит в сон, ждать. Ее будят схватки, будит резкая разрывающая боль, она окружает коконом и наматывается, словно волокна соленого сыра.
Карина выныривает из очередного сна, и в нее снова заталкивают по ложке куриного супа или разваренной вермишели. Все выходит с желчью. Карина жмурится, приоткрывает веки: шторы задернуты, сорочка задрана, колени согнуты. Огромный красный живот горит, будто кто-то водит по нему раскаленным лезвием.
Рядом, на полу, спит мать на брошенном одеяле. Слышно, как Асия разговаривает с кем-то в соседней комнате.
— Вы с ума сошли, — стонет Карина, но Асия и мать уже стоят рядом, обтирают ее влажными полотенцами. — Я же умру.
— Девочка моя, мы справимся. — Асия наклоняется к ее глазам, щекочет кожу дыханием. — Ты сильная.
— Я же… Кто там, а? В той комнате.
— Там Ольга Ивановна, — подтверждает мать. — Она нам помогает.
— Чем?.. — Карину снова скручивает схваткой.
— В молодости она видела албасты, — шепчет Асия. — Она привела ее к тебе.
— А кто тогда стоит в углу?..
Мамы переглядываются. Асия заводит песнь.
Снова провал, снова комната. Простыня другая, мятая, в катышках, Карина стирает о них пальцы. В сгибе локтя торчит игла, из нее вьется голубоватая прозрачная трубка, и в голове становится тише. В животе толчки, ребенок изнутри бьет ее в натянутую кожу, словно в барабан.
Матери зажгли свечи — от их дрожащего пламени по стенам мечутся тени, и Карине кажется, что у нее шипит солома под рукой. Деревянные щелястые стены, запах влажной земли, навоза… Карина рвано дышит то носом, то ртом, к горлу подступает комок. Все перебивает вонь, и хочется задохнуться. Асия пританцовывает в тусклом свете своим полным и мелким телом, выводит горлом неясный звук.
Карина каменеет от ее вида.
— Слабо, слабо идет, — шепчет Асия. — Она хочет украсть твою душу. Албасты заберет ребенка, а у тебя отнимет сердце или печень…
От полыни вьется белый дым, и Карина заходится лающим кашлем. Обхватывает живот ладонями: ей кажется, что стоит кашлянуть чуть сильнее, и ребенок вылетит из нее на простыни. Наверное, так было бы даже легче. Лицо покрыто склизким, теплым. Асия льет черную кислую воду ей на лоб.
— Мне нужен врач. Я не могу… сама…
— Ты сильная! Врачи не помогут. Я все тебе объясню, только не бойся, моя девочка… Эта дрянь живет у воды, а я, старая дура, повела тебя в парк. У Ольги двое детей и косой глаз, она видела, видела албасты, когда рожала, хоть и не признается в этом. Она виновата. Из-за нее все так. И из-за меня.
— Это ведь бред, — шепчет Карина, по виску следом за отваром ползет холодная капля пота. — Врач. Скорая.
— Еще бабка моя, когда рожала, видела албасты — желтую, с грудями до колен. Это чудовище пришло и украло у нее легкие. Бабка умерла, потому что поймать тварь не успели — она сбежала в реку, унесла легкие с собой… Я чувствовала, знала. Надо было раньше все принести.
Нос щекочет перьями, в ноздри бьет запах гнилой плоти.
Карина давится желчью и слюной.
— Зачем…
— Дыши, дыши. Я выгоню эту тварь, она у меня внука не заберет. Отдыхай пока… Тебе понадобятся силы.
Карина кричит. Матери нигде не видно.
Сквозь то ли сон, то ли бред Карина слышит, как Ольга Ивановна просит ее отпустить. У нее работа в химической лаборатории на производстве, муж, старенькая мать и двое детей — ее будут искать. Она никому, никому-никому не расскажет, что было в этой квартире. Только выпустите.
Асия то злится и плюет в нее, то умоляет помочь.
«Ты видела албасты, ты привела ее к моей дочери. Как ты справилась с ней, как выжила, как родила двоих детей?»
Албасты теперь в крови у каждой из них, в воздухе. В биении сердец Карины и ребенка. Она ходит по комнатам.
Выжидает момент.
Со стен на Карину по-прежнему смотрят желтые глаза. Старческие — над ними морщинами собираются обои, лопаются, проступают деревянным срубом. У Карины жутко гудит голова, в волосах копошатся муравьи, скребут чьи-то пальцы. Карина хочет снять волосы вместе со скальпом, только бы избавиться от этого чувства.
— Ты родишь чудовище, — шепчут обои и жмурят глаза.
Карина зовет мать к себе. Говорит в пустоту:
— Она меня угробит. Ты же видишь, не получается. Нужны лекарства, врачи — не мне, для ребенка… Мы с ним умрем. Вдвоем. Мамочка, пожалуйста…
Мать съеживается, будто боится Асии. Целует Карину в лоб, как покойницу.
— Что ты говоришь такое? Господи, доченька, ты такая холодная… Зря все это, Асия помогает нам. Я… я тоже это видела.
— Это? — Карина едва справляется с голосом.
– Меня, — звучит шепот из черного угла.
— Уходи… — просит Карина, и снова пусто, и снова глухо.
Барахтаться, рваться, искать силы. Снова боль. Кажется, будто живот вскрывают, выскабливают из Карины внутренности, она кричит. Давит на живот сама, от отчаяния и бессилия. Хватит, хватит, ну хватит же…
— Рано! — Это Асия. — Еще не потуги.
— Сколько… я… тут.
— Слишком мало, — тот же скрипучий голос.
Карина поворачивается к нему лицом, шепчет:
— Хоть ты помоги, пожалуйста! Видишь же, что они с ума сошли, мы не выживем с ребенком… Позови кого-нибудь.
Темнота улыбается желтыми зубами.
Вздрагивает мать:
— Ты кому это говоришь?!
Рука, бетонно-тяжелая, с трудом поднимается над простыней. Бедра у Карины в крови, темно-бордовой, свернувшейся, рука тоже вымазана. Карина слабо тычет в угол.
— Там. Вон. Она.
— Там ничего нет…
— Явилась, — шепчет Асия. — Убирайся вон!
— Я подожду. — Это старуха, и Карина наконец-то видит ее перед собой. Не мираж, не головокружение — бабка. Она голая и серая, тощая, с длинными руками. Волосы желтые, будто обожженные, груди висячие, одна заброшена за плечо. Сплошная морщинистая кожа. Бабка щерится беззубым ртом.
Албасты.
Она пришла за Кариной. За легкими и печенью.
За ребенком.
— Ты должна прогнать ее и только потом родить. — Асия встряхивает Карину за плечи. — Мы тут, мы будем с тобой.
Албасты не шевелится, не говорит, она будто нарисована огарком. Мать в углу всхлипывает и крестится, албасты не замечает ее жеста. Кажется, никто, кроме Карины, не видит этого тошнотворного зрелища.
Албасты облизывается. Смотрит на Каринин живот.
— Уходи! — кричит Асия и брызгает на Карину кипятком.
Ребенок идет тяжело, туго. Комнату заволакивает не дымом уже, гарью — плавится салфетка на комоде, и мать накрывает ее полотенцем, бьет огонь руками. Асия сыплет Карине в глаза золу, укладывает перья между ног, и Карина прижимает их будто бы к нерожденному своему ребенку.
Она видела его вспышкой — скрученного и тонкого, цвета глубокого угольного разреза. Мертво-красные глаза, пустота в лице — ни эмоции. Он полз к ней, подтягивался ручонками. Карина стряхивала его с себя — нет, нет!
Эта тварь зачаровывает ее, насылает всякое. У нее обычный здоровый ребенок, по УЗИ и скринингам все было хорошо. Он пинается, он икает в животе. Столько месяцев… Он не может быть этой обожженной тварью.
Даже думать больно, мысли проваливаются куда-то в низ живота и тянут горячими камнями.
— Уходи! — кричит Асия и стегает Карину черным гибким росчерком. — Уходи!
Албасты больше нет в углу.
— Уш… — шепчет Карина, чувствуя, как лопаются губы. — Ушла…
— Ненадолго. — В комнате жарко, Асия вытирает лоб, руки, промакивает Карине глаза. — Потуги! Надо торопиться.
Карина кивает и плачет без слез, давится. Мать сидит в изголовье и держит ее в объятиях, как ребенка, слегка покачивает. Глухой стук по батарее отмеряет время, которое осталось Карине и ее ребенку.
— У нас в пригороде раньше дед жил, — торопливо объясняет Асия. Она зажгла тусклую лампу на столе, но и этого достаточно, чтобы морок рассеялся. Что происходит?.. Карина рожает, роды идут тяжело. Нужна помощь.
Нужно побороть албасты.
— Он только войдет к роженице, стеганет по воздуху — албасты и след простыл. — Асия плевала словами и мазала Каринины волосы пахучей жижей, мать быстро и коротко кивала на каждый звук. — Я не такая сильная, как он. Но мы победим, наш внук, только наш.
— Да… — Мать, кажется, плачет. — Почему именно с нами это, чем же мы…
— Потому что жить надо по правилам. — Асия мечется из угла в угол, шуршит пакетами, что-то сухо ломается у нее в руках. — Моя вина. Я недоглядела.
— Хватит вам. Кто же знал…
Слышен тихий писк приборов, от капельницы пульсирует рука, и Карине кажется, что ребенок намертво застрял внутри. Она запрокидывает голову и смотрит в потолок, в левый угол — там, подобрав под себя ноги, сидит тощая албасты. Ждет.
Изо рта у нее свисает синий язык. Карина не отрывает от него взгляда.
Ее водят по комнатам. Она падает, сбивает колени о паркет, кричит птицей. Асия читает заговоры, плещет водой. Откуда-то выныривает плеть из тонкой лозы, бьет Карину по бедрам, хлещет по стенам, со свистом рассекает воздух. Карина лежит на матери, с другой стороны ее придерживает албасты. У нее гнилое бледно-желтое лицо, груди шлепают по животу. Она движется без звука, не шевелит ногами, но она повсюду. Она встает перед Кариной, опрокидывается ничком и тянет ее за ноги.
Она рвется вперед, и Карина замечает, что на спине у нее совсем нет кожи, только сочащиеся алой кровью пустоты.
Карина шепчет, и Асия победоносно вскидывает руки:
— Видишь, я же говорила тебе, говорила! Я показать могу, у меня от бабки книга осталась, шурале, албасты… Уходи! Верни нам ребенка!
Албасты сидит на кухне у батареи. Улыбается, расчесывает себе ноги. Карина чувствует давление, ее распирает изнутри, снова идет ребенок. Боль нестерпима, нет сил даже кричать. Она рвет из руки капельницу, падает на колени, на четвереньки.
— Она в углу. — Карина не говорит, думает. Мать вкладывает ей в руку мелкий острый нож.
Хлещет плетка, дерево, свист. Карина проваливается в черноту, но тужится. Кричит мать, подставляет то миску, то тазик.
— Пеленку! — кричит Асия и снова бьет воздух.
Албасты больше не улыбается, кричит беззубо раззявленным ртом. За окном черно, и черно на кухне, и Карину рвет этой чернотой, но она чувствует, как та выходит сгустками, как что-то прорывается и течет вниз, с горы, смешивается с родниковой водой, окропляет холодные валуны.
Крик. Детский крик, истошный и долгожданный.
Карина падает вперед, чтобы не задавить ребенка. Выбрасывает руку с ножом, напарывается на живую — живую ли? — плоть. Пугается, что это Асия, но страх смывает волной. Пусто. Внутри так пусто, так тихо. Разносится в голове пение на чужом языке.
В углу никого нет. Размазаны отпечатки когтистых рук — кровью ли, сажей, сырой землей. Прогнали. Они прогнали эту тварь, она не выпотрошит Карину, не заберет ее ребенка.
Кажется, мать валится в проходе, зажимает пеленки в руках. Кто-то настойчиво колотит во входную дверь, дрожит пол, съеживается на нем Карина. Истошно молит о помощи запертая Ольга Ивановна.
— Справились, девочка ты моя, мой ты… — Асия захлебывается пением и проворно заворачивает ребенка в ткань, вытирает кровавые потеки с его лица. Кладет на пуповину тускло блестящую монету и обрезает пульсацию ножницами, от которых пахнет водкой.
— Сыночек, Карина. Ты молодец… Байлыҡ!
Карина больше не уходит — она здесь, она навсегда теперь здесь. Слабость выкручивает суставы, из тела толчками льется жар. Кухня залита красным. Ползет мать, и Асия показывает ей сморщенное личико. Кладет мальчика Карине на грудь.
— Я ведь говорила вам…
Выламывают дверь — наверное, это соседи устали от криков. Ольгу Ивановну распутывают — она все это время просидела привязанной к железной кровати. Она худая и белая, вся трясется, Карине ее жаль. Ничем она им не помогла.
Суетятся люди, исчезает среди синих латексных перчаток младенец. Карину переваливают на плед, выносят на улицу. Судачат соседи, выглядывают с балконов. Карина улыбается им.
От свежего воздуха прошедшие дни кажутся ей неправдой.
Ее обмывают от крови, накрывают будто фольгой. Везут с мигалками, задают вопросы, которых Карина не слышит. Молчит. Ей дают баллон с кислородом, маска липнет к лицу. Сыплются с Карины волосы, словно она вырвала их в бреду. Фельдшер держит ребенка перед собой, проверяет дыхание, поправляет капельницу. Сын, Каринин сын, тоже молчит. Слабенький.
— Кастрировать таких надо, — шипит будто издалека. — Рожают они дома, мать твою. Доулы, практики, херактики! Всех под суд вас. Два трупа, если не довезем… мне башку оторвут.
Довозят, конечно же. Перед роддомом виднеется заросший плесневелый фонтан, до того огромный, словно пруд. Карина задерживает на нем взгляд.
Сына забирают в реанимацию, Карину поднимают на осмотр. От ее голой груди пахнет чабрецом и чистотелом. Куда-то исчезают и мать, и Асия — Карина найдет их позже, когда поспит. Ей нужен сон, нужен отдых.
Главное — узнать, что там с ребенком.
Албасты. Эти склизкие пальцы в волосах, длинные груди, эти пучки волос и сгнившие ноздри… Этого не могло быть на самом деле. Суетятся медсестры, колют ей что-то, становится легче дышать. Карина просит прощения.
— Полосы откуда? — сухо спрашивают из-под маски.
— Плетка.
Больше вопросов не задают. В стерильной чистоте больницы, в громыхающих о лоток инструментах Карине слышится далекий отзвук сумасшествия. Она была в лихорадке, она помутилась головой.
Приходят из реанимации, говорят, что сын дышит сам, слабый пока, будут наблюдать. Стабильно тяжелый, но выкарабкается, выживет. Все у них с сыном будет хорошо.
Надо бы найти телефон, написать Равилю, что он стал папой… Сфотографировать себя: будет потом сыну показывать, как выглядела мама в день его рождения. И для соцсетей, конечно.
Разве могут уживаться соцсети и албасты?..
Карину обкалывают лидокаином, зашивают, говорят, что надо дождаться последа. Поднимают выше, в теплую узкую комнату. Переливают кровь, питают физраствором, вкалывают кровоостанавливающее. Постельное белье протертое, но очень мягкое, пахнет горячим воздухом. Фитбол, две кровати и бледная девушка с косой, которая пытается не кричать в схватку, — вот и вся обстановка. Карина улыбается: ты справишься, справишься. Я ведь справилась.
— У кого рожала? — спрашивает незнакомка, глядя на простыню под Кариной, которая быстро напитывается кровью.
— У албасты.
Девушка кивает — у нее новая схватка, и ей не до расспросов. Карина едва чувствует губы и кончики пальцев. Как-то пусто думает о том, что ей нельзя тут быть, она же видела албасты своими глазами. Ее надо бы, как Ольгу Ивановну, привязать к кровати и оставить одну, ей нельзя, нельзя лежать в роддоме…
Как хорошо, что это — только бред.
— Дыши, дыши, — шепчет Карина и прикрывает глаза. — Дыши.
Распахивается дверь и входит медсестра — такая высокая, что бьется головой о косяк. Карина слышит тихий отчетливый звук. Соседка молчит, покачивается, от нее волнами расходится воздух. Карина приоткрывает один глаз.
Албасты стоит на фоне холодно-белого кафеля и улыбается сыто, с удовольствием. Грохот — это соседка закатилась под кровать, свернулась кровяным комочком, заскулила. Карина смотрит албасты в пустые безжизненные глаза.
Голая фигура делает к Карине шаг.
— Помогите! — шепотом просит Карина. Не для себя — для соседки.
Переворачивается набок и закрывает глаза. Если поспать, то все пройдет. Если надеяться.
Плечо прижигает холодом.
Все пройдет, если только забыть.

Ушша
Ольга Цветкова, Денис Приемышев

— Дура, гадина! Тварь!
Янка только хихикнула — ужас как смешно мечутся на студеном ноябрьском ветру Руськины неровные космы. Ой, подумаешь, немного подшутила! Не околеет, если и без шапки чутка постоит. А ушанка и правда новенькая, где это его мамка разжилась?
Рука уже устала держать шапку высоко над головой, чтоб Руська не достал, но отдавать пока не хотелось. Весело же! Вон как он кипятится.
— От Ельги влетит, — шепнула Мелкая, натягивая на покрасневший нос край пухового платка.
Да уж, окажись тут старшая сестра, мигом бы по шее надавала. Но Ельга за водой ушла, нескоро вернется. А Янка к тому времени поиграется да отдаст. Наверное.
— А ну верни! А то…
— А то что? — вкрадчиво спросила Янка. Мелкая громко хрустнула леденцом.
Руська насупился, задрал рукава старого тулупа, будто и вправду собрался врезать. На левом запястье — багровые полосы.
— Опять мамка не в духе была? — хихикнула Янка.
Руськино лицо аж пятнами пошло — ага, задело, значит! Сейчас точно кинется, придется или шапку отдавать, или всерьез подраться. А уж за синяки Ельга точно без обеда оставит. А то и без ужина!
— Мелочь, драпаем!
Янка схватила Мелкую за руку, подмышкой зажала шапку. Бросилась по еще свежему первому снегу на деревенской улице. Из-за забора залаял соседский Пират, рванувшись на длинной цепи. Вот псина злопамятная, никак не забудет, как Янка его летом дразнила. Завернули за дом бабки Уланы, остановились перевести дух.
Руська хоть и был ее младше, но он мальчишка, наверняка бы догнал, тем более Мелкая еле плетется. Зато у них-то ладные валенки на ногах, а у него — обноски с отцовской ноги. Ходит — и то запинается.
Оглянулись, нагоняет уже! Снова кинулись бежать, успевая ушанкой помахивать. Вот уж деревенская окраина. И вдруг — впереди по дороге Ельга бочку с водой катит. Если с чужой шапкой увидит… Она, конечно, не такая умная, как Янка, но в таких делах сразу смекает, что к чему. Нельзя ей на глаза попасться! И назад не побежишь, там Руська пыхтит, вся рожа красная — то ли от холода, то ли от злости.
Янка бросилась прямо через луг, где снега по щиколотку намело, даже не думая, куда ее несет. Бежала, бежала, перескакивая через обледенелые кочки, пока не поняла, что Мелкая тянет за рукав, упирается.
— Да чего тебе?! — Янка дернула руку сестры, а потом подняла голову…
Ой. В азарте и не заметила, не подумала совсем, куда бежит. А вот теперь впереди — он. Лес, куда ходу нет. Возле первых деревьев снег почти стаял, будто там, за стройными стволами, — тепло. Чаща манит сладкими песнями, красивыми огоньками — все в деревне знали, что это чудища так добычу зазывают. Разве что дурак в этот лес сунется. А Янка уж точно не дура.
Но и обратно бежать… Руська, хоть и отставал поначалу, сейчас почти нагнал. Одна нога босая, видно в сугробе обувку потерял. Злющий, глотку дерет, чтоб шапку вернула.
Янке больно не хотелось просто так отдавать. А опять бежать — не интересно. Да и вообще, скучно, надоело все!
— На, сам возьми!
И она, развернувшись к лесу, бросила шапку со всей дури. Думала, не долетит. А может, и ничего не думала, или хотела даже. Только шапку подхватило ветром, и та беззвучно канула в полумрак за деревьями.
— Янка… — пролепетала Мелкая.
— Да чего теперь… — Янка поглядела на Руську. Серьезно так поглядела, мол, все, игры кончились. — Ты это… матери смотри не говори, что это мы с Мелкой. Я ведь не нарочно! Ты же знаешь, что не нарочно? Пошутили же просто.
Руська ее не слушал. Набычился, лоб выставил вперед и зашагал к лесу. Но ведь он не дурак, правда?
— Эй! — закричала Янка. — Стой! Совсем очумел?! Подумаешь — шапка! Первый раз, что ль, поколотят? Не ходи, дурак!
Он прошел мимо, не взглянув. И все прямо, прямо — к лесу. Ох, ужас что будет, если узнают, кто виноват. Так Янке еще никогда не перепадало. И от Ельги, и от родителей, когда вернутся.
— Бежим, бежим отсюда! — шикнула она на Мелкую. — И цыц, никому! Поняла?
Мелкая закивала часто-часто. Но Янка-то знала, чуть что — сразу сдаст. Вот же дурацкий ветер!
Руська, конечно, вернется. Ну а куда он денется? Шапка-то совсем недалеко упала — шагов пять вглубь леса. Главное, раньше него домой вернуться и все правильно рассказать. Кто виноват, да кто первый начал.
Сразу за лугом у первых домов Янка оправила на Мелкой платок, чтоб чинно все было, сама побила один валенок о другой. Во, другое дело! И зашагали как ни в чем ни бывало.
Но Ельге на глаза все же попались.
— А Русю где потеряли?
Она упорно катила бочку с водой к дому, но стоило сестрам попытаться прошмыгнуть мимо, как сразу прицепилась. Ну вот что ей за дело? Как вообще углядела их, когда с шапкой удирали?
— А нам почем знать? — дерзко ответила Янка.
— А то я не видела, какой он злой за вами несся. Я тебе сколько раз говорила — не лезь к нему! Ну так где он?
— Убежал.
— Куда? — Светлая прядь выбилась из-под Ельгиного платка, изо рта пар валил, будто у нее печь внутри. Ну вот, устала же, шла бы по своим делам. Сестра все стояла, допрашивала: — Там лес, а в деревню одна дорога — эта.
Неужто догадывается? Да ну, откуда? Просто спрашивает, лишь бы привязаться.
— Да не знаю я!
— Все ты знаешь! — прошипела Ельга, а потом напустилась на Мелкую: — А ты чего молчишь, язык вместе с конфетой проглотила?! Обе у меня будете до ночи…
— А я ничего! — зачастила мелочь. — Я тут вообще ни при чем! Он сам виноват, что за шапкой… пошел.
Вот же предательница! Спасибо, хоть не выдала, как шапка в лесу оказалась. Но Ельга наверняка догадалась. Янка думала, та их обеих сейчас пришибет, однако из Ельги будто все косточки вынули — руки опустились, плечи ссутулились. Лицо, красное с мороза, разом побелело.
— Куда пошел?
— Ну, туда… В лес.
— Бочку сторожите, — только и обронила Ельга.
Вот еще одна дура! Янка успокоилась: не ругают — и хорошо. И все же… Если старшая сестра Руську найдет, тот ведь всю правду про шапку выболтает!
— Ты ж за нами присматривать должна, — сощурившись, сказала Янка. — А если тоже сгинешь? Все маме с отцом расскажу, что ты в лес собиралась пойти! Руська сам виноват, сам пусть и расхлебывает! Ты даже не знаешь, где он в лес зашел, там ни снега, ни следов.
— И то правда, — ответила Ельга и посмотрела на Янку очень внимательно.
Та вздернула подбородок, довольная тем, как старшей нос утерла.
— Правда, что я не знаю, — продолжила Ельга, и голос у нее снова стал крепким и тяжелым, как кочерга. — А вот вы знаете, так что со мной пойдете. Заодно и пригляжу за вами.
Мелкая будто проснулась, глаза выпучила, заорала во всю глотку:
— Не пойду туда! Я боюсь! Не пойду.
У Янки все внутри похолодело. Она, конечно, не мелкая, чтоб так голосить, но тоже головой замотала изо всех сил.
— Пойдете. Еще как пойдете, иначе не только родители, вся деревня узнает, что вы наделали!
«Узнает, узнает. Ужас какая правильная! А все-таки интересно, как оно там — в лесу?»
Кто же не мечтал нарушить запрет, ступить за черту, которая что ни год, так подбиралась ближе к деревне? Кто не чувствовал, как тянет туда, хоть глазком глянуть на чудеса тамошние? Ну, Ельга — понятно. Янка однажды подслушала, как матушка шепотом жаловалась: старшей чего-то Господь не дал, чего-то неуловимого. Чего — так и не поняла, зато на душе тогда приятно стало — ну вовсе как сейчас.
Вступая под сень деревьев, Янка нарочито хмурилась, дула губы — а все ж по сторонам зыркала жадно, чтобы ничего не пропустить. Потому что интересно! А оттого, что коленки трясутся — так это еще интереснее.
Жаль, что не она, а Руська первый был.
* * *
Лес дохнул в лицо почти весенним теплом, и Янка с удовольствием сбила с валенок снег — здесь, под деревьями, его совсем не было, одна черно-рыжая земля. А вовсе тут и не плохо. Чего бояться? На миг ей даже стало жаль, что нет вокруг дивного, о чем можно потом порассказать. Ну сосны, так этого добра везде… Пожалуй, и правда быстренько дурака Руську найдут, да и обратно
Янка ковырнула носком валенка рыжий бок муравейника, примерилась, но Ельга взяла за плечо, встряхнула.
— Куда шапку забросила?
Вот дурища! Крепится, а голос-то прыгает, и губы едва заметно, но дрожат, словно и впрямь чудища лесные вокруг. Фыркнув про себя, Янка все же огляделась. Не так уж далеко она и бросала, и… в глаза ударил порыв ветра, заставил моргнуть. Смахнув слезы, Янка уставилась на землю — и правда, как раз у муравейника след попался. Не сапога, босой ноги, не спутаешь. Почему сразу не заметила?
— А вот! — Она гордо кивнула, куда уводила цепочка следов. — Туда нам и надо. Небось сидит где за кустом да трясется. Хотя тут идти-то три шага и два подпрыга.
Мелкая хрупнула леденцом, а Ельга покосилась странно, прищурилась так, что Янке захотелось ее в след носом ткнуть. Вот уж слеподырая!
— Ладно. Может, и правда недалеко.
— Точно-точно, — довольно кивнула Янка. — Зря шли. Он бы небось и сам к дому вышел, как колокол заслышал. Нежить — она его ужас как не любит, все знают. А уже почти время, солнце вона где было.
Словно подтверждая, по полянке и вправду раскатился глухой, как через вату, звон.
— Вот! — подхватила Янка, тыкая пальцем туда, откуда он донесся. — В ту сторону идешь и… и…
Указывала она как раз туда, куда уводили следы — один босой, другой обутый. Но она же не поворачивалась. Не поворачивалась, так? Янка резко крутнулась на месте, ожидая увидеть за редкими деревьями луг, а за ним деревню с уютно поднимающейся над крышами дымкой — взгляд встретил только лес. Сразу стало холодно и темно, хотя солнцу до заката оставалось добрых три часа. На ее глазах толстая ветка изогнулась, поползла по стволу, на кончике вспыхнули алые огоньки.
Янка отшатнулась и невольно схватилась за правое запястье — там, где его обвивала красивая шитая ленточка с хитрым узором. Заговоры для всех троих дочек обошлись родителям дорого, но сейчас она понимала — за что отдали несколько коров да кошель серебрушек. Лента потеплела, и прямо через пущу пролегла тропинка… нет, не тропинка. Просто словно бы солнечный лучик пробился через тучи и осветил путь. Вот так-то, и ничего страшного!
У Руськи, конечно, такой ленточки не было. Ну а кто его тянул в лес, дурака такого?!
— Может, и правда не стоило вас тащить, — задумчиво заметила Ельга, оглядываясь вокруг.
«Хочет героиней стать. С-спасительницей. А нас опозорит на вс-сью деревню».
Сначала Янке показалось, что сама это подумала, но шепоток шел снаружи, от ветра, и она вздрогнула, обхватила себя руками. А ведь правда же! Ветер, хоть страшный, толк знает! Она помотала головой.
— Нет уж, впутались вместе, и дальше пойдем.
Впутались, конечно, не вместе, но Ельга скупо кивнула, а младшая… А ее-то чего спрашивать? Боится, конечно, а отпускать все равно нельзя — разболтает, да все не так, как надо. Не давая времени подумать, Янка фыркнула и отвернулась от светлой дорожки, потопала по следам мимо кривого дерева, на котором враз выросли мелкие червивые яблоки. И этим-то лес соблазнять собирался?! Всяк знает, что ничего там есть нельзя, но такое и не знаешь, а не захочешь. Только в животе все равно забурчало, потому что с самого утра ничего…
По крайней мере, идти было легко. Лес сам расчищал дорожку, подкладывал следы в мягкой земле — впрочем, чего тут странного, если Руська бежал где полегче? Не в бурелом же ему лезть за шапкой, которую вон как далеко унесло. Если бы в ветках запуталась, сразу, небось, нашлась бы. И все-таки — далеко. Не успела Янка это подумать, как мысль подхватила Мелкая.
— А чего так далеко? Все идем и идем. Ноги устали. И жарко.
— Расстегни шубку, — посоветовала Ельга, не останавливаясь.
Жалости в ее голосе не было ни на грош, и Янка мысленно закатила глаза. Не сработает. И правда, Мелкая заныла пуще прежнего:
— Есть хочется. И пить тоже. Давайте лучше вот позовем, сам и придет. Эй, Ру-у-у!.. Ой!
«Ой» — это Янка прыгнула к ней, с ходу шлепнув по губам. Зашипела в заблестевшие от влаги глаза:
— Поори мне еще! Мало баек рассказывали о том, что здесь водится? Чудовища всякие, злыдни лесные. Накличешь — с собой утащат, будешь с ними жить! Пока кости не переломают, выпотрошат да сожрут!
Между мрачными елями что-то и в самом деле мелькнуло. Мохнатое, быстрое, Янка успела лишь углядеть силуэт — приземистый, вытянутый. Хищный. Всмотрелась до боли в глазах — существо, кажется, сбежало. Ушло. А может, просто лиса?.. Не страшная, трусливая. Водятся же тут муравьи, значит и все прочее должно. Разве что птицы молчат. Не поют. Да и вообще звуков нету, кроме дыхания да всхлипываний Мелкой. Может, и правда стоило вернуться, и пусть потом говорят что хотят. Неизвестно, как глубоко в лесу…
Ельга шагнула вперед, ткнула пальцем в сторону куста с красивыми алыми ягодками на ветках.
— Вон. Похоже, и правда близко.
Янка прищурилась — и верно, там, рядышком, валялся старый Руськин тулуп. Видать, скинул, жарко стало бежать. А бежал-то куда? Или — откуда? Или — от кого? Янка хотела было сказать, что подобру даже такое старье мальчишка бы не бросил, но Ельга уже пошла дальше. Ничего не осталось, как расстегнуть шубку самой и пристроиться следом, волоча за собой Мелкую. Наверняка бросил, потому что недалеко, и вот сейчас они его увидят, дурака лопоухого. С каким удовольствием она его за эти уши оттаскает! Потому что нечего по такой ерунде в такие места ходить, а ей теперь из-за него ужас как страшно.
Шаг за шагом, затем еще, и Янка только спустя добрую сотню, если не две или три, сообразила, что до куста-то было рукой подать. Задумалась, да так, что Ельге в спину носом ткнулась.
— Не понимаю, — тихо сказала старшая сестра. — Не приближается.
Голос был такой потерянный, что Янка поначалу возрадовалась — в кои то веки эта воображала признает, что чего-то не знает, — а потом оглянулась на мрачную чащу. Да через нее ли они шли? Нет ведь, хороший, светлый лес был, и впереди такой же. А откуда этот бурелом, где не одну шубку, а и глаза оставишь? И следы их отчего не по прямой идут, а круги выписывают, как девки вокруг майского дерева?
След, на который она смотрела, вдруг мигнул — да и переполз левее, точно он отдельно от прочих. Шага за три. Как далеко они зашли? Куда? А времени сколько прошло?
— Больно, — плаксиво пожаловалась Мелкая.
Янка сообразила, что сжимает ее руку слишком сильно, и отпустила. Та сразу нырнула в мешочек с леденцами. Хруст ужас как раздражал, и Янка открыла было рот, чтобы возмутиться — жрет сладости, пока у старших в животах бурчит! — как на хруст в лесу что-то ответило. Слева, потом справа тоже. И сзади, будто лед ломался. Но не переходили они через ручьи… правда же?
Хруст. Хруст. Хруст.
Неторопливо, медленно, словно кто-то тяжелый ломал ледяной край. Все ближе. Янка невольно отступила, вжалась в Ельгу и мигом отпрыгнула — еще не хватало! Сестра, значит, сюда завела, а теперь у нее защиты искать?! Да и что она может? Лишь стоять спокойно, так, что и пальцы не дрожат. Ждет, смотрит, и глаза снова решительные, знающие, холодные, какие Янка терпеть не могла. Кукла!
Сестра на нее и не смотрела, и на Мелкую тоже. Вышла вперед, глядя на мрачную тень, поднимающуюся из глубины чащобы, прямо в жуткие алые зенки над белыми клыками. Точнее, Янка думала, что это клыки, потому как тварь словно в тумане плавала. Да и шерстью заросла. Лес вокруг смеялся, довольно похрустывал, и внезапно она поняла, почему не было слышно птиц. В них троих мяса-то куда больше, чем в какой перепелке. Больше, чем в Руське. Вон даже Мелкая на молоке да сладком вскормленная. Готовая пышка.
Янка помотала головой, прогоняя дурацкую мысль. Вот ведь, смерть в глаза смотрит, а о чем думается!
Смерть, впрочем, не спешила. Зевнула, проскребла лапой по подвернувшейся сосне, содрав целый пласт коры, да и пошла себе прочь. Только глянула через плечо с намеком, а с каким именно — и без слов понятно было.
* * *
Никто больше не показывался, лишь кисельный туман спустился с макушек елок и парил чуть выше головы. Теперь и не поймешь — то ли ветка там от ветра качнулась, то ли… Нет уж, пусть будет ветка!
— Я домой хочу, — захныкала Мелкая, — к маме.
Янка споткнулась о большой белый корень, петлей охвативший нос валенка. Оглянулась — нет никакого корня, вместо него мокрое на земле, будто кто-то молоко пролил. Вот бы пригубить — наверное, ужас какое вкусное, парное.
Не успела. Чей-то другой язык — широкий, с наростами — все слизал досуха.
— Мама только завтра вернется, — безжалостно ответила Ельга.
Младшая скуксилась, зашмыгала носом, стала слезу из себя давить. Всегда она так делала, чтоб мамку разжалобить, а как свое получит — от слез ни следа. Сейчас Янка и сама бы, честно говоря, не прочь была зареветь, и плевать, что там сестра старшая подумает. Не могла дурацкая шапка в такую глушь залететь! Ельга это наверняка понимала, но отчего-то упрямилась, шла.
Может, съели давно Руську. Хоть вон тот — с красными глазами, длинными клыками. Янка вспомнила и поежилась. Так вот и надо, пока оно сытое, бежать отсюда прочь.
— Не найдем мы его, — заключила Янка, стараясь говорить рассудительно, по-взрослому, так всегда лучше слушали. — Правильно Мелкая говорит, домой нам надо. Мы ведь Руську честно поискали, ужас чего натерпелись. Если он, дурачина, сам вглубь леса попер, разве должны мы за него сгинуть? Вернемся, и дело с концом! Да его мамка и пропажи-то не заметит!
— А ну замолчи!
Ельга сверкнула глазами пострашней чудища из тумана. Янка прикусила язык. Интересно, если сестру сожрут, можно будет наконец-то пойти домой? В животе забурлило громко и гулко, теперь уже и Мелкая споткнулась, чуть носом землю не клюнула. Ельга вздохнула:
— Ладно, присядем на минутку.
Она и договорить не успела, как Мелкая плюхнулась на подгнивший пенек. И откуда он здесь? Никто в этом лесу деревьев уж точно не рубит. Мелкая, конечно, про такое и думать не думала. Есть-то как хочется!
— Давай-ка конфетами делись! — Янка протянула раскрытую ладонь к младшей.
Та подпрыгнула от неожиданности, плюхнулась обратно на пень с такой силой, что он промялся под ней. Ну точно — совсем гнилушка.
— А нету конфет… — протянула Мелкая.
— Чего врешь, полные карманы были! Сама видела, как ты горстями нагребала!
— Бы-ы-ыли, — заныла она. — Мы сколько уж идем? Я все и съела.
— Не могла ты столько сожрать!
— Да оставь ты ее, — велела Ельга. — Конфетами все равно сыт не будешь. Потерпишь, не помрешь.
Потерпишь. Сама-то, небось, на завтрак каши больше всех навернула, вон щеки как лоснятся. Вот и не голодная. Так что Янка ее и слушать не стала, подскочила к Мелкой:
— А ну показывай! — Не стала ждать, навалилась на младшую сестру, сама запустила руки той в карманы, пошарила. Ничего.
Стала подниматься, оперлась ладонью о пень, а вместо твердого там будто нагретая глина. Так рука вглубь и занырнула. Янка руку дернула, смотрит — Мелкая уже по пояс в пне увязла. Опомнилась сестра, рванулась вверх, да где там. Пень то ли лапами, то ли плетьми какими обхватил, потянул глубже. Мелкая заорала, Ельга к ней кинулась.
А Янка стояла.
Надо бы, наверное, помочь, тоже потащить. Вон у Ельги аж шея от натуги покраснела. Но… Янка вроде и не растерялась, а… А чего та все конфеты пожрала? Чего ябедничает, чего…
— Да помоги же!
Когда уж Ельга прикрикнула, не постоять. Янка ухватилась за вторую ручонку и тоже потянула. Казалось, скорее тощие руки выскочат из тела, чем они отдерут Мелкую от пня. Та верещала, непонятно от чего больше — от страха или от боли.
«Так ей и надо», — проскрипел пень.
А потом как-то резко, Янка и не поняла как, Мелкая вылетела, все вместе повалились на еловую лесную подстилку. Ельга вскочила первой, подняла подвывающую младшую. Отряхнула ей шубку, бросила быстрый взгляд по сторонам.
— Нет, нельзя вам тут больше. — Она повернулась к Янке. — Бери сестру и домой бегите. Ленточки выведут, а я…
— Ой! — Мелкая рассеянно потерла правое запястье.
Янка и не глядя все поняла. Ну и растрепа, бестолочь, курица пустоголовая!
— Да как же ты умудрилась? — Ельга посмотрела на голую руку, покачала головой. — Ладно. Вам и Яниной хватит.
— А если нет? Если отстанет, потеряется? Если туман заморочит? — сыпала вопросами Янка, а сама знай поглядывала на запястье Ельги. — Я ей свой и не подумаю отдать! И его еще потеряет.
Ельга поджала губы, но долго не раздумывала. Отвязала свою ленту и приладила младшей.
— А ты как же? — протянула та, а сама уже натягивала на ленточку рукав шубы.
— Ничего, мне еще Руську искать. А там уж выберемся.
Оно и видно, что весь ум в семье Янке достался. И козе понятно — не надо было отдавать, глупо это, ужас как. Ну и пусть теперь в лесу остается, не больно-то и жаль.
Янка тронула свою ленту, радостно ощутила, как та начала теплеть под пальцами. Потянулся лучик, а потом…
Еще один! И еще, еще… Прыснули в разные стороны, оплели деревья с бородавчатой корой, пронизали колючие кусты, нырнули за узловатые коряги. Янка покрутилась туда-сюда, метнулась в одну сторону, в другую — паутина солнечных лучей стала тоньше да запутанней. Лента нагрелась так, что ошпарила кожу. Янка ойкнула и отдернула пальцы.
— Ай, больно! Смотри! — Она сунула руку под нос Ельге. — Смотри чего! Все из-за тебя! Вот куда ты нас завела, что отсюда и ходу нет!
— Я, значит, завела? — Старшая сестра говорила так спокойно, так холодно, что хотелось придушить.
— А кто? Нам бы и лес этот, и Руська сто лет не сдались! Ишь какая нашлась правильная, во все-то влезть надо, всех спасти! Видела же, что шапки рядом нет, сразу надо было вернуться!
— Я, значит? — повторила Ельга. Младшая притихла между ними, даже поскуливать жалобно перестала. — Да я и брать тебя с собой не хотела, толку с вас, сплошные капризы да нытье. Лучше б одна…
— Конечно, не хотела! Чтобы тебе весь почет, а про меня потом мамке с батей наговорить всякого, чтоб ни конфет, ни подарочков с полгода не видела. Я тебя сразу раскусила!
Ельга отвела глаза, как от чего-то неприятного, а потом обхватила себя руками. Янка тоже на нее глядеть не стала. Вон кто-то мелкий, серенький, в валенок заполз, вытряхнуть бы надо.
— Да что же ты… — снова заговорила Ельга, и голос такой, будто она только что редьки пожевала. Горький. — Смотрю на тебя каждый раз и не верю, что моя сестра, родная кровь. Эта хоть мелкая еще, глупая! Ты большая, а с тобой хуже, чем с врагом. Все себе на выгоду выкрутишь, будто и не нужно ничего и никого, если оно пользу Яне не приносит! Глаза бы мои на тебя не смотрели, маленькое ты злое чудовище!
— А ты и не смотри, — сощурилась Янка. — А то больно много глядишь да приглядываешь. Мне и мамки хватает, чтоб поучать! А сестра не для этого нужна. Мелкая и то лучше понимает.
Янка дернула младшую за рукав, хотела к себе притянуть, чтоб Ельга видела — их двое против нее одной. Но Мелкая смотрела куда-то мимо сестер.
— Ой, глядите-ка! Кустик тот, — сказала, будто и не слушала, как старшие ругались.
Янка с Ельгой оглянулись. И правда, тот куст с красными ягодами, возле которого тулуп Руськин лежал, теперь тут как тут. Сколько часов они за ним шли, все догнать не могли, а остановились — сам пришел. Но уже без тулупа.
Да и плевать на него, а вот ягодки какие! Алые, глянцевые, аж слюнки потекли, только на зуб положи — прольется сладкий, густой сок по языку. И висят гроздьями, весь куст облепили, можно до отвалу наесться!
Пока Мелкая зевала, Янка кинулась обирать. Надрала пригоршню, все пальцы красным перемазала, кожу защипало. А запах-то, запах, слаще малины!
— Сдурела?!
Ельга подлетела, саданула по рукам так, что ягоды покатились по земле, точно драгоценные бусины. Такие спелые, что лопались. Янка ахнула, наклонилась было собирать. Скорей, скорей, пока по лесу не разбежались во все стороны. Несколько ягодок, кажется, вместе собрались, отрастили лапки, как у сороконожки, и юркнули под камень. Старшая сестра дернула Янку за воротник:
— Совсем ума нет?! Разве можно жрать что попало? В обычном-то лесу не всякая ягода сгодится, а тут…
Янка развернулась, стиснула кулаки, зубами даже клацнула.
— Во-о-от! А я и говорю, разве что поучать можешь! Думаешь, что лучше всех, что знаешь, как правильно. А мне вота где твое правильное сидит! — Янка провела рукой по горлу. — Ты мне не мать!
— Уж конечно, — как-то устало отозвалась Ельга. — У меня нет подарочков, и конфет нет. Есть только «Ельга, присмотри, пока мы в город с отцом уедем» да «Ельга, умой», «Ельга, почитай». Так что верно все, я тебе не мать. А раз ты лучше знаешь, как надо, так давай веди!
— Ага, — фыркнула Янка, правда уже вяло. Устала. — Сначала сама нас заблудила, а теперь «давай веди».
Но спорить и правда не осталось сил. Вот если бы ягодок съела… Мелкая тоже еле стояла. И хотя белесый туман скрывал небо, стало ясно, что вечер давно, смеркается и что-то темное бродит за молочным пологом.
— Надо убежище искать, вот что, — сказала Янка. — Хоть дух перевести.
А сама поежилась. Если днем чудища издали пугали, то ночью что будет? В ответ в кроне дерева зашуршало и вывалилось до середины ствола что-то грязно-желтое, склизкое, точно слизняк. И с него закапало, как слюна из голодного рта.
Мелкая тоже заметила, взвизгнула, Ельга ей рот рукой закрыла, повела вперед. Янка обогнала и зашагала впереди, оглядываясь — не поползло ли следом. Нет, так и висело, лишь чуть приподнялось, повернулось в их сторону.
«Малявку-то отдай. Меш-шает только. А сама уйдешь…»
Янка глянула назад — Мелкая споткнулась. В который уже раз. Ельга скорей ее подхватила и как-то тревожно, крепко схватила за руку. Слышала ли она тоже? А может, ветер им про нее, Янку, такое же говорит? Отдайте, дескать.
Ну уж нет, она будет в оба глядеть!
«Отдай… Хочешь, и тебе кусочек ос-ставлю?»
— Убежище, отдых, — проговорила Ельга так тихо, что Янка едва услышала. — Нет, что-то здесь не так.
Ну еще бы! Ужас какая разумная нашлась, словно непонятно, что все не так! Янка фыркнула, но Ельга продолжила, не обращая на нее внимания:
— Вперед идти легко, а позади мрак и чаща. Все глубже идем, но не сожрал никто. Вон то чудовище — что ему помешало, сразу у границы лесной? Кинулся, схватил кого, да и все. Что мы сделали бы?
— Да сытый просто был, — безразлично бросила Янка. — Чего тут думать. Будь голодный — так и сожрал бы. Ждет, стало быть, пока проголодается. Пасет, как вон Руська телят.
— Пасет?..
Ягодный сок на языке — сладкий и одновременно кисленький, в самый раз, как кисель мамкин, который на праздники… Опомнившись, Янка выдернула пальцы изо рта и украдкой оглянулась — нет, кажется, никто не заметил. Ельга слишком младшей занята да мыслями своими, а Мелкая просто бредет, на землю глядя. Даже не ноет.
— А ведь правда. — Ельга внезапно остановилась. — Ведут нас. Куда нужно. Им нужно, не нам.
Сначала Янка и не поняла, к чему сестрица, а потом взвилась — откуда только силы взялись. Подскочила, уставилась в лицо.
— Так что получается? По-твоему, надо обернуться да в пасть ему прыгнуть? Чтобы, значит, подавился да и помер?!
Ельга помедлила, хмуря брови, открыла было рот, но тут лес взвыл — жутко, волчьи, сжимая полукруг. Не одно чудовище — дюжина, две, а то и больше! Стая.
— Бежим!
Янка схватила Мелкую за руку, прыгнула вперед по тропке, подальше от воя, и уже после заметила, что Ельга так и стоит на месте и хмурится пуще.
— Чего стоишь?! Или… — От внезапной догадки Янка широко распахнула глаза. — Хочешь им нас скормить, да? А сама уйти?
Ельга отшатнулась, словно ей влепили пощечину. И стоило бы! Так и знала Янка, что за этой правильностью лежит, надо было просто копнуть поглубже. Поглядите, какое лицо сразу непонимающее да обиженное!
А вой все ближе. Янка сделала шаг назад — и еще, когда Ельга протянула руку, пытаясь удержать.
— Нельзя бежать туда, куда гонят! Поймите!
Янка понимала одно — за спиной старшей сестры метались черные тени, скалили зубы. И глядели не на Ельгу — на нее да на Мелкую! А за ними всеми вздымался жуткий силуэт — огромный, в плаще, сотканном из тумана. Янка отступила. Нет уж, сдаваться она не собирается. Сбежать — и пусть… и пусть Ельгу жрут, предательницу! А они пока найдут Руську… а если и не найдут, главное — сами вернутся.
Страшилище медленно подняло лапу, в ней что-то сверкнуло. Когти?
Лапа нависла над Ельгой. Та повернулась к монстру, глядя прямо в туман, и на миг Янке показалось, что, может, и правда получится. Она даже приостановилась, и сразу в лицо бросилось что-то мелкое, зубастое, и она с визгом отпрыгнула, махнула свободной рукой. Попала, но вокруг прыгали другие, и смотреть было уже некогда. Хоровод чудовищ вился вокруг, оттеснял дальше, и Ельга скрылась за пеленой, крикнула. Зубищи щелкнули у самой ноги, лес радостно взревел, Мелкая завыла в голос, и Янка не выдержала. Повернулась и кинулась в лес. Быстро, со всех ног. Да ее и в деревне никто из девчонок догнать не мог, а тут-то — чудища!
Вой сразу отпрыгнул назад. Кусты цеплялись за полы шубки — эх, надо было снять! — мелькала между ветвями белая распухшая луна, но тропа сама собой ложилась под ноги. Ровная, словно хоженая, да только кому здесь ходить?
«Куда ж-ш ты?..»
Янка бежала, пока хватало сил — и пока Мелкая не обвисла на руке мертвым грузом. Тащить ее по грязи было совсем никак, да и сердце колотилось где-то в горле. Нужно передохнуть. Чуть-чуть, а там она снова коснется ленточки, и все будет хорошо.
Глубоко вдохнуть не получалось. Янка сделала еще несколько неверных шагов, отвела ветки кустов, открывая полянку, залитую белым светом. А в тени дальних ив, почти скрытая плетями ветвей, стояла покосившаяся избушка.
* * *
Дверь открылась с таким скрипом, что Янка плечами дернула и оглянулась на лес — не услышал ли кто. Нет. Убежала. Кольнула мысль о Ельге, неужто правда сожрали… Да чего о дураках жалеть? Старшая сама виновата, от первого шага и до последнего! Сидели бы сейчас дома да пирожки ели, а не тряслись, переступая трухлявый порог.
— К мамке хочу.
Мелкая затеребила рукав. Янка хотела было одернуть, сказать, что не сработает оберег, как лучик упал в открытую дверь, уперся в лес. А ведь ленточка была не ее, Ельги! Янка поспешно тронула свою — путеводный свет снова впустую рассыпался по хижине. Да что ж такое! Зря, что ли, их заговаривали, чтобы домой вели? Или, может, это потому, что пальцы замерзли ужас как, еле сгибаются, не слушаются, а на левой руке вовсе, так вцепилась в Мелкую, что до сих пор сводит.
Ну да ладно, вторая же есть? Есть. Хорошо, что старшая такой дурой оказалась, отдала. Зато почти светло. Луны-то за ставнями не видать, а без нее в темной хате только ноги ломать.
Не отнимая пальцев от ленты, Янка притворила дверь и огляделась. Обычная комната — да не совсем. Неверный свет выхватывал то шкафы с книгами — столько даже у батюшки не было! — то оплавленные свечи, то какие-то припорошенные пылью рисунки. Сразу видно, хозяйки в доме нет — разве кто потерпит, чтобы прямо на полу рисовали? Хотя вон же — прялка в углу.
Янка пригляделась к корешкам книг, протерла один пальцем, открыв надпись на незнакомом языке. Заговорила Мелкая, отвлекла:
— Страшно. — Нытья в голосе больше не было. Просто усталость и смирение. Словно сдалась. Малявка, что с нее взять. — Не вернемся мы.
Янка фыркнула.
— Скажи спасибо, что вообще тебя сюда притащила, а то и бросить бы могла. На съедение. — Она подошла к печке и пошарила на ней: — Может, сухари какие найдутся. Эх, погрызть бы…
Но уж Мелкой точно не даст. У нее и так щеки из-за спины видать, с голоду месяц не помрет. Янка ойкнула, когда в палец вошла заноза с деревяшки. Мечик деревянный, наверняка им мальчишка какой играл, навроде Руськи. А в углу вон лошадка-качалка. Рядом куколка тряпичная — это уже девчоночье. Видать, большая семья-то была! Дети мал мала меньше. Как только кормились?..
Да как вообще жили среди чудовищ? Ручей журчит за стеной, за ивами, так, поди, и рыба не такая водится, неправильная. И поле не вспахать — попробуй расчисти, с эдакими деревьями да кустами! Небось сами топор с плугом сожрут. А все же вот она, изба. Значит, жили.
— Ян, — тихо позвала Мелкая, — а ты вправду бы меня чудовищам отдала?
Янка не ответила. Откуда она знает, отдала бы или не отдала? Глупая Мелкая. А та продолжала:
— Я бы тебя не отдала, хотя они просили, уговаривали. И ты бы раньше не отдала, я знаю! Ты, хоть и дразнишься и вредничаешь, меня бы обижать не позволила. Как и Ельга. Где она теперь? Ян, она что, умерла?
Мелкая всхлипнула. Еще не хватало ее утешать. Неужели не понимает, что им сейчас о себе надо думать? Или вон о тех вытертых силуэтах. О буквах. Странные, незнакомые, а смысл вроде и понятен. Или нет? Она встряхнула головой.
— Я-ан, — снова затянула сестра.
Вдруг из-за стен раздался плеск, и Янка с размаху закрыла рот Мелкой ладонью, зашипела от злости. Ну что опять? Быстро оглядела комнату — нет, ни топора, ни кочерги у печки. А уж с каким удовольствием она бы схватила колун и, если кто в дверь голову сунет…
Плеск приближался — медленный, тяжелый. Мелкая взвыла под рукой, и Янка прижала ладонь сильнее.
— Молчи! — прошипела в самое ухо.
Не помогло. Мелкая извернулась, укусила руку — ужас как больно! Янка стиснула зубы, чтоб не вскрикнуть. Молчать. Прятаться. Пусть мимо идут.
Плеск стих. Что-то с шорохом отвело ивовые плети, с кряхтеньем отерлось о бревна у закрытого окошка. Мелкая опять замычала. Да заткнется она наконец?! Янка прижала ее к груди, втиснула лицом в шубку. Пусть мех кусает! Еще и приподняла, чтобы в пол не стучала. А что по ногам пинается — потерпеть можно.
За стеной ухнули, прошли дальше, со стуком опустили что-то у двери. Словно и правда хозяин из леса пришел. Янка стиснула Мелкую сильнее — пусть себе бьется, не будет в другой раз скулить! Свалилась на голову, толку с нее никакого, одна обуза. Бесполезная, бестолковая. Надо лишь подождать. И молчать. Не дышать.
Мелкая вцепилась пальцами в мех, дернула, и Янка едва не ойкнула от неожиданной боли. Вот же! Шубка-то толстая, крепкая, а как за кожу щипнули.
Шаги на пороге. Нет! Они ведь спрятались!
Кто-то вздохнул, дверь скрипнула, приоткрылась, и Янка до крови прикусила губу. Нет, она здесь не умрет! Кто угодно, но не она! Ни за что!
Руки сами собой прижали Мелкую сильнее, и та обмякла, стихла. Дошло наконец! И дверь тоже замерла. Едва осталась щелочка, через которую пробивалось бледное сияние — наливалось, пульсировало, меняло цвет, будто луну перекрашивали в голубой. Красиво, наверное. И Янка совершенно точно знала, что за дверью никого нет.
«Янка». Странное слово.
Она повела плечами, отряхнула пушистую шкурку. Малявка осталась на полу. Без движения, без вздоха. Вот же дура. Сама виновата. Надо было тихо сидеть.
В животе голодно забурчало. Глупая Мелкая, спрашивает еще, отдала бы или не отдала? Теперь-то бы уж точно не отдала. Ни за что.
— Моя! Только моя. Моя добы-ыча.
* * *
Она выбралась из хижины, довольно облизнулась. Внутри разлилось приятное тепло, но до настоящей сытости было далеко. По лесу, смешиваясь с лунным светом, плыл сладостный аромат. Вот там… Та, кто наполнит. Как сожрем ее, хорошо будет завалиться среди теплых камней и поспать.
— Уж я ей! — прошипела. Рот, полный клыков, исказил привычные слова. — Ужжаей. Ужжа!
Все другие тоже навострили носы, а у кого не было, потянулись белесыми ручищами-корнями, шевелились взволнованно под мягкой еловой подстилкой. Как же много жадных ртов, шагу не ступить! Уж-жас как много. Уш-ш-шас…
— Ушша!
Она ловчее, быстрее, злее. И точно знает, чей это запах. Сладенький…
«Давно здесь такого не было…»
Ушша согласно закивала. Теперь-то она видела, что то не ветер ей нашептывал, а сам лес. Хозяин, который и есть тут всё. Бледное его тело лежит над всем, красные ягоды глаз следят с кустов, руки его всё и всюду, а сердце — хижина.
«Съешь… Накорми нас».
Сами не смогли. Без нее. Недотепы. Уж она-то справится!
И Ушша побежала. Напролом, через чащу, которая и не чаща уже. Все шевелится, дышит, скребет, клацает зубами. Но когти-ветки, что хлещут по плечам, даже не царапают толстую шкуру с лоснящимся мехом. И запах, запах ведет. С-с-сладенький! Сладенькая сестричка, правильная.
Слишком умная, поняла, что не надо идти, куда лес ведет, куда гонит. Ничего, ее легко найти.
Что-то сдавило запястье и обожгло — больно! Лента проклятая! Ушша попыталась содрать ее когтями, та стала словно железной. И сияние от нее больше не шло, а наоборот, чернота сжирала любой свет вокруг. Ну и плевать, все равно больше не нужно. Запах лучше, чем ненадежный лучик. Аж слюны полон рот, и голод гонит сильней стаи злых собак.
Вгрызться, разорвать! Сож-жрать!
Хозяин разрешает. Ты ешь — и всем сыто.
Как же невыносимо сладко! Будто медом все залито, и почти вкусно на языке. Попалась, сестричка.
И правда, на развилке, где две дороги расходятся — одна другой хуже, — застыла Ельга. Да не одна! Сытная сегодня будет трапеза. Хоть и тощий русоволосый мальчишка, пахнет тоже вкусно. Не так, конечно, сладко, как Ельга.
Как ни таилась Ушша, сестру обмануть не смогла. Та резко обернулась, глянула с ужасом, но не отшатнулась. Наоборот, вскинула подбородок, сжала губы, запирая страх. Ельга схватила мальчишку за ворот, дернула назад, собой закрыла.
Глупая. Ничегошеньки у нее нет, кроме смелости. Ни ножа, ни хотя бы толстой ветки. Куда ей против когтей и зубов — а все отчего-то не подойти близко, не цапнуть. Ушша оскалилась, не удержала во рту скопившуюся слюну, и та закапала под ноги. Отерла подбородок предплечьем, а Ельга во все глаза уставилась на ленточку, тугим обручем охватившую руку. Лапу.
— Ты… — мотая головой, начала Ельга.
— Ушша…
— Да как же… Яна?.. Яна!
— Ушша! — заревела во всю глотку.
Мальчишка позади Ельги вцепился в ее шубу до побелевших костяшек. Сестра стояла, упершись в землю широко расставленными ногами.
Ничему не учится, глупая. Надо бежать, бежать прочь, без оглядки. Так сладко будет догнать в три прыжка, опрокинуть, впиться клыками в теплое…
Но Ельга все стояла и смотрела прямо в глаза. Даже глубже, будто звала, искала. Да только зря, никого там нет! Ушша!
За Ельгиной спиной вдруг вместо развилки дорог, за золотистым маревом, проступили силуэты деревенских домов. Забор, увешанный вязанками гнусной полыни — издали глаза ест.
И Ушше показалось, что она слышит гром церковного колокола.

В лес по спинам великанов
Тина Берр

Вы когда-нибудь слышали историю про Джека и бобовый стебель? Уверен, что да.
А думали ли вы о том, что случилось с Великаншей, когда ее муж погиб, сорвавшись вниз?
Я вот думаю об этом постоянно. Хотелось ли ей когда-нибудь прыгнуть к нему?
Конечно, всего этого я не говорю Рори — слишком она мелкая для таких рассуждений. Ей всего шесть. Да и не хочется мне с ней делиться чем-то настолько личным.
Дядя говорит, что Рори — его дорогая принцесса, а у меня от этого прямо зубы сводит. Мне кажется, если он еще хоть раз так скажет, я настолько сомкну челюсти, что зубы начнут крошиться, а у меня уже сколот один.
Рори бесит меня, ведь не понимает, что она сделала не так и почему я иногда на нее кричу. А на нее невозможно не кричать, она постоянно говорит всякие глупости, из-за которых хочется ее стукнуть. Стоит Рори заныть своим тонким голоском, что ей скучно, дядя тут же отправляет меня с ней играть или рассказывать ей сказки.
— …С тех пор Джек с матерью ели трижды в день, — заканчиваю я одну из ее любимых.
Она, знаете ли, прямо обожает этого Джека. Сразу начинает без умолку болтать, какой он классный и все такое…
Но сейчас Рори не говорит ничего, только ежится от нового раската грома и росчерка молнии. Она крепче сжимает в пальцах свечу, которую я ей дал, чтобы не слишком боялась, а затем смотрит на меня своими большими глазами. У Рори глаза нашей матери — такие, какими я их помню, — но лицо не как у нее. Я вспоминаю мать, а потом Гу. У Гу глаза были совершенно другие.
Эти глаза, которые матери, до ужаса не идут Рори, и каждый раз, когда дядя называет ее принцессой, мне интересно: а видел ли он нормальных принцесс?
Вообще-то, у нас нет такой фишки — сидеть в темноте. Это из-за грозы что-то случилось с электричеством, и дядя пошел на улицу смотреть и разбираться.
— Твоя очередь, — бурчу я, забирая у нее свечу. И все равно подползаю поближе — испугается ведь совсем без света. — Давай, придумай хоть что-то.
Я скрещиваю ноги и почти терпеливо жду, пока Рори сидит с чуть приоткрытым ртом.
— Я столько сказок тебе прочел, неужели ни одной не помнишь? — начинаю сердиться я. Так само получается. Да, она мелкая, я не хочу на нее злиться, но… Все равно злюсь.
Злюсь, потому что это нечестно. Вы не думайте, Рори меня бесит, конечно, но не настолько, чтобы ей смерти желать, и все же… Иногда я думаю — вот бы ее просто никогда не существовало.
Вот бы не было этой глупой девчонки с ее огромными глазами. Мы бы жили одной семьей — я, отец и мать.
Нельзя рожать одного ребенка, чтобы заменить другого.
Рори ежится.
— История, — выпаливает она, — про мальчика, который потерялся в лесу, а когда его нашли, он молчал еще год…
Горячий воск свечи капает мне на пальцы. Я шиплю и дергаю рукой. Рори дергается тоже.
— Кто тебе это рассказал? — Я стараюсь говорить спокойно, но выходит не очень. За окном резко гремит гром, ливень усиливается, а Рори от моего тона вся сжимается. В какой-то момент мне кажется, что она так и не ответит. — Кто, Рори?
— Дядя, — шепчет она, а я снова стискиваю зубы.
— Это плохая сказка.
Рори не успевает спросить почему — а я вижу, что хочет. Дверь в нашу комнату распахивается одновременно с окном. Свеча гаснет из-за свистящего порыва ветра. Дождь громко льется на подоконник. Рори вскрикивает и вжимается мне в бок, закрывая голову руками. Я не сразу замечаю, как сильно стискиваю свечу, и она ломается на две части.
В дверном проеме замирает высокая фигура. Пару секунд мы смотрим на нее. Она хрипло кашляет, делая шаг в комнату, и я понимаю, что это всего лишь наш дядя вернулся с улицы.
Я уже хочу узнать, почему света все еще нет, но он начинает говорить раньше.
— Ловушка сработала. Очередное отродье мертво.
* * *
Говоря о Великанше, думали ли вы о том, как она сидела там, наверху, изо дня в день глядя на разлагающееся тело Великана? Не имея возможности забрать его и достойно похоронить. Он же был ее мужем, и, наверное, это был ее долг.
Я вот думаю об этом постоянно.
Тем более сейчас, когда мы стоим напротив металлической сетки забора. Капли дождя бьются мне в глаза, волосы липнут ко лбу. Рори все так же жмется к моему боку. На ней мой старый синий дождевик с пожарными машинками.
Дядя стоит с другой стороны. Хмурит свои густые черные брови и поправляет промокший свитер. Смотрит за забор, в сторону поля и леса. Светит туда фонариком.
Тонкий, чуть подрагивающий луч вырывает из темноты огромные скелеты. Новые великаны давно не попадали в наши ловушки, и, честно говоря, я надеялся, что это больше никогда не случится.
Луч скользит вдоль ближайшего скелета. Рори называет его «Волосатиком» за длинные грязные волосы и бороду (когда-то они были рыжими, я-то помню), в такие моменты я не удерживаюсь и отвешиваю ей сильный подзатыльник, потому что она глупая малявка.
Потому что она не знает, что говорит, потому что вообще-то его звали Торн и это он нашел меня в лесу, когда я остался там один. Это он привел меня к великанам, это он поднимал меня высоко-высоко, почти до верхушек сосен (а они у нас, знаете, высоченные такие), и позволял смотреть по сторонам или просто стоять на его огромных ладонях. Это он заботился обо мне вместе со своей женой Гу все два года, что я был в лесу, в то время как мои родители не придумали ничего лучше, чем родить дурацкую Рори, которая во всем — во всем! — была хуже меня.
Я сжимаю руку в кулак в кармане толстовки. Ногтями впиваюсь в кожу ладони.
— Cбежал? — успеваю предположить я, но мой вопрос тонет в шуме дождя. Холодно. Рори переступает с ноги на ногу, вглядываясь в темноту.
— Арн! — Она дергает меня за рукав. Я морщусь, но все же смотрю на нее, потому что дядя, очевидно, мне не ответит.
— Ну чего?
— Я думала, что они все давно… Умерли. — Рори смотрит на скелеты, раскиданные по полю.
Такая она дура, эта Рори. Ей незачем бояться, у нее на это ни одной причины. Я хочу сказать ей что-то мерзкое. Что-то неприятное, что напугает ее еще сильнее. Рори боится. Боится, что великаны однажды перейдут поле, усеянное ловушками, капканами и ямами с кольями, и убьют нас всех: меня, дядю и ее.
Великаны поступят так, как они поступили с нашими родителями. И, знаете, я думаю, что великаны будут правы, потому что они, в отличие от людей, не делают из своих детей приманку. Они не бросают их в лесу и не рожают им замену.
— Вот эта тварь! — Дядя резко хлопает меня по плечу, и мне приходится разжать зубы, которые я, оказывается, стискивал все это время.
Фонарь замирает на огромном теле с длинными ногами и раскинутыми руками. Великан лежит головой ближе к нам, я вижу его выпученные от боли глаза с лопнувшими капиллярами, окровавленные губы и черные волосы. В сжатой ладони — раздавленный олень с полезшими через рот внутренностями.
Я задерживаю дыхание. Сердце в груди стучит все быстрее и быстрее. В воздухе пахнет дождем, но мне чудится, что к нему примешивается еще и запах крови. Кончики пальцев леденеют, я нервно перебираю ими в воздухе.
Я его знаю. Мол. Тот, из-за кого меня выгнали, когда я попытался вернуться. Сказал, что я опасен, а когда однажды я пробрался в лес, надеясь, что меня примут обратно — что Гу примет меня обратно и снова будет заботиться, как о собственном сыне, — сказал, что переломает мне все кости, ведь я — человеческий выродок, грязный предатель.
Это было несправедливо — я никого не предавал. Не взаправду.
Сейчас я улыбаюсь, глядя на его искаженное болью лицо.
— Завтра пойдем посмотрим. — Дядя выключает фонарик и за руку тянет Рори к дому, но в этот самый момент с поля раздается громкий, протяжный стон, словно вой умирающего зверя. Уже давно нет птиц, которых он мог бы распугать. Великаны съели всех.
Снова щелчок и свет фонаря. Резкая команда со стороны дяди: «Рори, в дом! Живо!» Я не смотрю, как она бежит, лишь слышу быстрый топот по лужам.
Мол пытается перевернуться на другой бок. Его живот заключен в огромный капкан, от каждого движения рана рвется сильнее, а кишки выпадают на землю. Он пытается встать, и дядя вскидывает ружье, быстро впихивая мне в руки фонарь.
Мол приподнимается на локте. У него изо рта льется кровь. Затем он снова падает и напарывается затылком прямо на один из кольев, торчащих из земли. Тот пробивает черепную коробку насквозь, выходя через правый глаз.
Дядя забирает фонарь.
Мол больше не шевелится, и я впервые за долгое время думаю, что вот это — справедливо. Мола мне совершенно не жаль.
Снова гремит гром. Я запрокидываю голову и гляжу в небо, пока дядя продолжает высвечивать сквозь темноту тело Мола — ждет, не дернется ли тот снова.
Я вдыхаю запах грозы. Открываю рот, позволяя каплям стекать по языку в глотку.
Настолько сильной бури не было уже лет семь, если не больше. Последний раз — когда я еще жил с великанами.
«Если гроза, то знай, что это великаны злы и сильны, — говорил мне Торн со смехом, когда я лежал в его ладони и смотрел на звездное небо, а рядом горел костер. — Не суйся к ним в такой час».
Я стою под дождем и думаю — великаны сильны и злы сейчас. Повторяю это про себя. Когда я видел их в последний раз, они избирали себе нового вождя вместо Торна, погибшего на нашем поле. Убитого моим отцом, которого Торн в следующую секунду задавил, падая на землю.
Они прогнали меня, а Гу не могла с ними спорить, хотя я видел, что она бы позволила мне остаться.
Великаны сильны и злы сейчас — думаю я. Они смогут справиться с одним, последним охотником. И тогда им можно будет больше не голодать в лесу, где мы их заперли. Они послали Мола разведать обстановку, а тот — просто идиот, попавшийся в капкан. Гонимый желанием сожрать дурацкого оленя.
Великаны сильны и злы сейчас.
Если я приведу к ним дядю, то они убьют его, а меня заберут обратно к себе. И мы снова станем семьей.
— Дядя! — Мы уже идем в сторону дома, когда я резко останавливаюсь, перекрикивая дождь. Он тоже останавливается. Хмурится и вопросительно смотрит на меня, и мне почему-то очень важно сказать это прямо тут и очень громко, чтобы весь лес это слышал. — Дядя, великаны рассказывали мне кое-что. Они говорили…
Я делаю паузу. Капли дождя с шумом разбиваются о крышу дома, но я знаю: дядя внимательно меня слушает. Это была его идея — оставить меня когда-то в лесу. Это он тогда, увидев меня через два года среди деревьев, почти у края поля, забрал, как бы сильно я ни вырывался.
«Наш долг — сделать все, чтобы этих тварей больше не осталось», — вот что говорит он каждое утро, хотя единственная тварь тут — это он сам.
Это он повел других охотников сражаться с великанами, а потом оказался единственным выжившим. Это он расставил на поле ловушки, медленно год за годом убивавшие всех членов моей настоящей, правильной семьи, которая обо мне заботилась.
И сейчас он готов на куски меня разорвать за каждую крупицу той информации, которую я когда-то узнал о жизни великанов.
— Дядя, великаны говорили, — я перекрикиваю вой ветра, вкладывая в это всю ненависть, — что если такая гроза, то они особенно слабы и уязвимы в этот момент! Пора пойти и убить их!
* * *
Возвращаясь к великанам из сказки… Вы когда-нибудь думали о том, что они живут на облаках? У них нет там еды, и, наверное, они голодают.
Я вот думаю об этом постоянно.
Может быть, они ели те самые золотые яйца, а потом Джек украл курицу. Может быть, поэтому Великан и полез вниз — он просто не хотел, чтобы его жена умерла от голода.
Очевидно, она все равно умерла.
Я забираю все мясо, что нахожу в нашем огромном холодильнике. Выходит два плотно набитых рюкзака. Я взваливаю их на плечи и стараюсь выйти из дома тихо. Прохожу мимо спальни Рори — на секунду мне кажется, что она не спит, будто еще мгновение назад ее глаза были открыты. Я замираю в дверном проеме, слушая ее дыхание. Еще долго будет спать, наверное. Вчера, когда дядя вернулся из мастерской, она чуть ли не до полуночи играла с ним в гостиной. Я краем уха слышал, как они планировали поход ее куклы в лес.
Возможно, мне даже будет ее не хватать, когда я уйду жить к великанам. Рори ужасно надоедливая, но знаете что? Иногда мне кажется, что меня она любит капельку больше, чем дядю, потому что, когда мы позавчера вернулись с ним домой в ту грозовую ночь, она в первую очередь бросилась ко мне.
Дядя тоже говорил тогда только со мной — сказал, что ему надо хорошенько подготовиться к атаке, а на это уйдет несколько дней. После этого всю ночь он провел в мастерской — по крайней мере, свет горел только там. Дядя скрежетал всякими инструментами и другими металлическими штуками первые часа три. Потом все стихло, но на кухне он объявился только утром следующего дня. Весь мокрый и измотанный.
Я выхожу на улицу, и все подобные мысли пропадают. Я подныриваю под сетку забора. Дальше начинается поле, освещенное первыми рассветными лучами, еще блестящее от дождя, который прекратился только вчера под вечер. И вот тут — самое трудное.
— Прости. — Я всегда бормочу это, когда лезу по ребрам Торна, прислоненного к забору. Вдыхаю прохладный воздух. Где-то под его костями — кости моего отца, но думаю-то я все равно лишь о Торне.
О его больших руках и доброй улыбке. О том, как он подбрасывал меня в воздух, выше деревьев, а потом ловил.
Я перелезаю с костлявого плеча скелета на ногу другого — Хилла, кажется. Это сложно и скользко из-за дождевых капель, и я то и дело рискую упасть вниз, в один из капканов. Кости у Хилла грязные, вторая часть скелета оторвана и валяется чуть ниже — в яме с кольями.
Это была идеальная, продуманная ловушка для всех великанов. Дядя украл меня прямо с края леса и спрятался за одним из деревьев, зажимая мне рот. Великаны — сразу около десяти, с Торном во главе, — побежали по полю, потому что видели меня последний раз именно в этой стороне. Потому что они любили меня! Хотели вернуть!
Они проваливались в ямы, накалываясь на колья и шипы. Капканы защелкивались на их ногах, а когда они падали, еще и на лицах. Охотники стреляли из-за забора. Некоторым из великанов все же удавалось подбежать достаточно близко, чтобы схватить людей в горсть. Они сжимали ладони в кулаки, и кости трещали, а кровь брызгала во все стороны.
Я видел, как большие глаза моей матери вылезли из орбит, а в следующее мгновение Торн двумя пальцами раздавил ее череп. Отец навел на него пистолет — специальный, дядя такие до сих пор хранит, — прицелился и выстрелил длинным болтом. Тот попал Торну прямо в висок. А дальше вы знаете.
Я перелезаю на следующий скелет — теперь в лес можно попасть только так, по спинам мертвых великанов. Если что-то случится хоть с одним из скелетов, то это будет дорога в один конец. Дядя постоянно заменяет на поле ловушки, делает их совершеннее. Тут есть и самая страшная, черная, с железными зубьями, — для маленьких великанов: если наступить на нее, то механизм разорвет тебя напополам. Дядя говорит, что это дань тому, как великаны из века в век поступали с людьми.
В тишине что-то падает. Обламывается одна из костей, и будто бы кто-то вскрикивает. Я резко поворачиваю голову, но другой конец поля далеко и погружен в туман. Ничего не видно. Я ежусь. Резкие звуки в таком месте навевают мысли о призраках.
Когда та битва кончилась, обратно к забору и дому дядя тащил меня так же — по трупам великанов, переступая с одного на другой.
Вспоминая об этом, я как раз перепрыгиваю на труп Мола. От него несет запахом разложения, я зажимаю нос рукой, стараясь дышать ртом, но тогда в него залетает муха — одна из сотни тех, что копошатся сейчас в распахнутой глазнице великана, — и я кашляю, потому что кажется, что меня вырвет.
Ступать сложно — тело уже начало вздуваться. У меня уходит примерно минута, чтобы полностью пройти по нему, — такой Мол огромный.
Наконец я спрыгиваю с его туловища — ноги заканчиваются там, где начинается лес.
Раньше — я точно помню — тут было шумно. Пели птицы, жило много животных, но теперь… Охотники отрезали великанам путь к другим лесам и озеру, потому что поле кругом загибается вокруг нашего леса. Оставили этот несчастный клочок и горы, где, как они мне рассказывали, выжить почти невозможно — там лишь ветер и холодные камни.
Я ступаю по лесу осторожно — уверен, он знает меня с тех пор, как меня тут бросили, — но дома себя уже не чувствую. Все тихое и одинокое. Почти все звери и птицы съедены.
Это одна из причин, почему я взял с собой мясо, — я отдам его Гу. Сам понимаю, что этого ничтожно мало, но и она не самый высокий великан. Хоть немного, но это утолит ее голод. Она будет рада, что я вернулся предупредить их, что последний, самый жалкий из охотников, трусливо отсиживавшийся во время битвы в стороне, — идет их убить. Они расправятся с ним. И мы снова будем семьей.
Я точно знаю, что Гу относится ко мне как к сыну. Она ждала меня все эти годы.
— Гу! — Я прикладываю ладони ко рту и кричу. — Гу! Это я! Это Арн! Гу! Сил! Драй! Где вы все?
Они убьют моего дядю, потому что они сильны и злы. Они втопчут его в землю, и это будет справедливо.
— Гу! — еще громче.
Раньше лес был территорией великанов, люди боялись туда и нос сунуть — Торн так мне говорил ночами, когда мы разжигали костер, садились вокруг него и рассказывали истории. Я постарался сохранить эту традицию для Рори.
За мной хрустит ветка. Я дергаюсь, но снова ничего.
— Гу! Это Арн!
Я впервые задумываюсь, что станет с Рори, когда дядю убьют.
— Гу! — Эта мысль настолько меня шокирует, что я сбавляю тон.
— Ар-рн?
Уже не ожидавший, что мне ответят, я вздрагиваю. Ветки гнутся и трещат, я шагаю назад, когда Гу выступает из-за высоченных деревьев. Худая, с тонкими, костлявыми пальцами, впавшими щеками и большим, округлившимся животом.
* * *
Вы когда-нибудь думали о том, могут ли великаны иметь детей?
Теперь я, кажется, буду думать об этом постоянно.
Я сижу на земле, обхватив голову руками. Гу — напротив, положив руку на живот. Она высокая, даже когда сидит: ее макушка почти на уровне середины деревьев. Она намного ниже, чем был Торн. Он был самым огромным. Меня трясет, я кусаю губы, а после резко встаю и выкрикиваю:
— А остальные?! Где все остальные?! Где Драй… Или Сил, или… — Я стараюсь спросить что угодно, лишь бы не говорить о том, что меня волнует на самом деле. — Дождь… Гроза…
Я размахиваю руками, точно пытаюсь ей что-то доказать.
— Гр-роза — это пр-росто гр-роза, — повторяет она то, что сказала уже три раза, — дождь — это пр-росто вода.
Я хочу поспорить. Хочу сказать ей, что Торн говорил другое, но ей это, очевидно, не интересно. Она предала Торна и меня. Она поступила прямо как мои родители, когда решили родить мою дурацкую Рори, а потом просто умерли, оставив меня с ней.
— Все ушли. В гор-ры. Не вер-рнутся. — Гу качает головой.
Я хочу огрызнуться на нее так же, как делаю это на Рори.
— А почему ты не ушла?!
— Гор-ры — это смер-рть.
Киваю. Гу никогда не верила, что через горы можно перейти. Видимо, в этом лесу настолько нечего есть, и великаны пошли на самый отчаянный шаг.
Я ногой придвигаю к ней оба рюкзака. Пусть сама разбирается. Она тянется ко мне. Старается погладить по голове пальцем, как всегда делала раньше, но я несколько раз шагаю в сторону и отворачиваюсь.
Мне буквально тошно смотреть на нее с этим огромным животом. На секунду я представляю, что великаний ребенок пожирает ее изнутри, хотя она только моя. Сжимаю зубы и слышу их скрип. Хочется врезать Гу прямо по животу, потому что это я ее сын! Она сама говорила!
Да и как она вообще посмела быть с кем-то после смерти Торна?
Я сдерживаю себя только потому, что понимаю — не я ее главный враг. К полудню дядя собирался пойти со мной сюда и перестрелять всех великанов. Но что, если великан только один? Она не сможет себя защитить.
За кустом что-то хрустит, ветки странно шевелятся, и Гу напрягается. Я рефлекторно сжимаю руки в кулаки. Готовлюсь бить наотмашь, но, увидев, как мелькает синее с красными пятнышками, резко все понимаю. Дергаюсь вперед и хватаю Рори за волосы.
— Откуда ты тут вообще?! — кричу я прямо ей в лицо. Пальцы сжимаю сильно, и из ее больших глаз тут же льются слезы. — Зачем ты сюда пришла?!
Она дрожит. Обеспокоенно вертит головой, точно выискивая какую-то несуществующую поддержку. Набирает в рот воздух, очевидно собираясь закричать, но я прижимаю ладонь ей ко рту.
Мне плевать, больно Рори или нет.
— Кто еще знает, что ты тут?! Дядя знает? Он знает? Отвечай, глупая!
Убираю руку меньше чем через несколько секунд, не решив для себя, хочу ли я вообще слышать этот мерзкий голосок.
Я трясу ее так сильно, что она может только давиться рыданиями. Внезапно Гу очень осторожно отодвигает меня в сторону от Рори. Я поднимаю на нее непонимающий взгляд. Сталкиваюсь с ее осуждающим. Она берет рыдающую Рори в ладони.
Дура Рори, только что всхлипывавшая в моих руках, до обидного быстро успокаивается в ее.
* * *
Вы когда-нибудь думали о том, что Джек, по сути, был прав?
Великаны не должны пересекаться с людьми, не должны существовать с ними в одном мире. В своем — пожалуйста, сколько угодно. Но в нашем — нормальном, человеческом, — ни за что!
Мои зубы, кажется, вот-вот раскрошатся, когда я бегу из леса. Нет, не по той причине, по какой вы могли бы подумать. Не чтобы убраться оттуда, бросив там Рори, и никогда больше не возвращаться, вовсе нет!
Это все — чертова Гу. Она успокоила Рори, а потом сказала, что я ведь такой хороший мальчик, я точно могу что-то придумать. Потому что моя дурная Рори со страху выложила ей все. Она, видите ли, проснулась, поняла, что меня нет, испугалась и бросилась осматривать весь дом. Затем побежала на улицу. А там уже сквозь туман увидела, как я направляюсь в лес по спинам великанов.
Сейчас-то тумана уже нет. Солнце светит точно проклятое, создавая вокруг настоящее пекло, но хотя бы кости скелетов перестали быть мокрыми и скользкими.
Проблема в другом. В том, что Рори рассказала Гу самое главное — что дядя скоро будет здесь.
Мне очень быстро пришлось придумывать, как, во-первых, обойти тему, что я ему это предложил, а во-вторых, не позволить дяде убить Гу. Хотя, знаете, вообще-то, я думаю, что она совсем немного, но заслуживает этого.
Ну, смерти.
Она променяла меня на великанского ребенка у себя в животе, а теперь так ласкает мою дурацкую, бесполезную Рори, что, кажется, та вот-вот начнет любить ее даже больше, чем меня. Надеюсь, это пока не произошло.
Обратно по скелетам я перебираюсь быстрее, чем туда. Чуть не срываюсь один раз в ту самую страшную ловушку с черными зубьями и думаю — как же Рори прошла одна? Это опасно и страшно. Вероятно, я часто ее недооценивал. Она у меня на самом деле такая ловкая и смелая — моя Рори. Пока плакала, сидя на коленях Гу, пожаловалась, что чуть не провалилась одному из великанов в рот. Тому, который лежит прямо у края леса. Молу.
Но не провалилась же, думаю я. Ловкая. Может, и будет от нее толк. От моей Рори.
Мы вместе с ней и Гу сбежим. Да, именно так мы и поступим.
Я бросаюсь в подвал-мастерскую как можно быстрее. Мимо комнаты дяди прохожу тихо — дверь закрыта, а значит, он все еще спит.
Два пистолета с болтами я рассовываю себе в карманы куртки. Очень странно — их было всего пять. Мне всегда казалось, что больше. Остальные складываю в полиэтиленовый пакет, который уже через десять минут валяется на краю поля. На дне одной из ям с кольями.
— Прости. Знаешь, Гу такая дура… Уверен, она заделала ребенка от этого дурацкого Мола… — бубню я, вновь взбираясь наверх по ребрам Торна. — Но ты тоже врал мне. Про грозу.
Перепрыгиваю на соседний скелет. Поджимаю губы и оборачиваюсь. Череп Торна смотрит на меня пустыми грустными глазницами. И мне тоже становится грустно, потому что это несправедливо — то, что я должен сделать.
Я достаю из кармана зажигалку, тоже стащенную из мастерской.
Путь в лес — только по спинам великанов. А я не могу допустить, чтобы дядя прошел.
— Прости, — повторяю я. Кручу колесико зажигалки. Огонь вспыхивает. Я подношу его к грязным, а когда-то рыжим волосам Торна и поджигаю.
Скоро огонь перекинется и на другие скелеты. Дорога в один конец.
Дышать рядом с трупом Мола уже невозможно. Я не смотрю ему в рот специально, но вижу, как распухает его язык и как в нем копошатся личинки. Понятно, почему Рори боялась туда упасть.
Спрыгиваю с его тела побыстрее, и в этот момент в лесу что-то громко клацает. Я затаиваю дыхание. Так клацают только пистолеты и ловушки — то, чего в лесу быть не должно. Никогда не было. Никто не устанавливал. Я это точно знаю.
Бросаюсь туда, царапаясь о ветки. Дядя и там поставил ловушки? Когда успел? Гу попала в одну из них? Что-то случилось с моей Рори? С Рори, которая так сильно любит только меня?
Я бегу быстро, спотыкаясь о корни и на ходу доставая один из пистолетов. Заряжаю его неумело, дрожащими пальцами, чтобы вскинуть в тот момент, когда среди деревьев вижу макушку Гу.
Она сидит на коленях, шаря руками по земле. Дядя стоит напротив, целясь из пистолета ей в голову. В ладонях у Гу — разорванное на две части тело Рори. Руки в стороны, органы наружу.
* * *
Вы когда-нибудь слышали историю про Джека и бобовый стебель? Уверен, что да.
А думали ли вы о том, что случилось с Великаншей, когда ее муж погиб, сорвавшись вниз?
Я вот думаю об этом постоянно, а теперь готов дать вам ответ — она умерла. Она нашла способ спуститься вниз, а потом убила человеческого ребенка. Маленькую, невинную девочку. А потом Джек убил ее саму. И вот это было справедливо.
Я не думаю — стреляю Гу прямо в огромный живот, пока по моим щекам катятся слезы. Она падает, взвыв от боли, дергается пару секунд, пока дядя не всаживает второй болт ей прямо в лоб. После — тут же бросается ко мне.
Я хочу подбежать к Рори, к той части, где у нее голова, к той части, откуда свисают кишки, но вместо этого накатывает тошнота, и меня рвет прямо в траву.
— Я шел за вами, — хрипло тараторит дядя дрожащим голосом, хлопая меня по спине, — подумал, решили сами поохотиться, дети ведь… А она взяла… Это отродье взяло и нашу Рори…
— Мою Рори, — зло шиплю я, пока из глаз льются горячие слезы.
Потому что Рори действительно была моей. Потому что Рори любила меня больше всех на свете. Я падаю на колени и подползаю к ней. Тяну руку, чтобы провести ладонью, прикрывая ее большие, а сейчас широко распахнутые глаза. Рори смотрит в небо, смотрит в пустоту, но стоит мне провести рукой — и уже не смотрит никуда. Моя ладонь падает на жухлую листву. Палец царапает что-то острое.
Я незаметно отодвигаю листья и вижу несколько зубцов той, самой страшной ловушки.
В лесу никогда не было их. Этих ловушек. Я уже ведь рассказывал, они — сущее издевательство над великанами. Рвут напополам.
Ловушка захлопнута. Залита кровью. Завалена набок, и я поворачиваю голову, глядя на тело Гу. Ей глаз я не закрываю.
Земля впитывает ее густую кровь. И по сей день я все еще думаю — а попал ли я тогда в ее ребенка? Есть ли хоть крошечная вероятность, что он разорвал ее живот, выгрыз путь наружу? Этого я не узнаю.
Дядя сидит рядом со мной. Пистолет валяется в стороне. Я вдыхаю сквозь рыдания и, клянусь, уже чувствую едва трогающий ноздри и почти незаметный запах дыма.
— Как… Как она дошла сюда? — Я сглатываю ком в горле. Прыгать по спинам великанов сложно. Маленькая девочка вроде моей Рори — багряно-пятнистыми пальцами я глажу ее по холодеющей щеке — не справилась бы сама. Только если бы кто-то все контролировал…
Я вспоминаю, как она отчаянно вертела головой, когда я вытянул ее из-за тех кустов.
Путь домой кажется долгим. Мои руки скользят из-за крови прямо по синему дождевику с машинками, потому что я все же пытаюсь донести Рори — хотя бы ее часть. Держу ее под мышки, а дядя идет вперед.
Сквозь деревья мелькает пламя пожара, и дядя, кажется, все понимает, но ничего не спрашивает. Он ступает на еще не горящий труп Мола, пересекает его и перепрыгивает на следующий, тоже еще не тронутый огнем.
— Арн, брось ее! — Дядя оборачивается. — Арн, мне тоже больно! Но… Она нам очень помогла! Арн, мы справились! Мы теперь опять заодно, понимаешь? Ты добил последнего великана, пацан! Ты выбрал правильную сторону! И она ее выбрала!
Я думаю, что Рори ничегошеньки не выбирала. Рори просто делала то, что ей говорят, и я, наверное, впервые в жизни не могу на нее злиться.
Я забираюсь на тело Мола. Кровь капает мне под ноги, я поскальзываюсь и разжимаю руки, пальцами цепляясь за его волосы.
Верхняя часть туловища Рори угрем соскальзывает ему в рот и глотку. Скрывается за давно гниющими зубами, застревает где-то между горлом и распухшим языком.
— Идем. — Дядя стоит на фоне огня, который не потушит ни один ветер, только раздует сильнее. Машет мне. — Идем домой!
Думает, что сможет вернуться по остаткам скелетов, но я-то знаю, что пути назад нет.
Дорога есть только в лес. И только по спинам великанов.
Я медленно поднимаю второй пистолет, наводя его на дядю. Стреляю. Тело падает вниз. Слышится щелчок ловушки.
Я поворачиваюсь лицом к лесу.

Примечания

1 Мамни́че (болг.) — мифологический персонаж, дух-опекун у южных славян.

2 Мамниче, приди покажись. (болг.)

3 Приди и отпусти меня. Я привела тебе новую хозяйку, молодую и сильную. Прими ее, заботься о ней, а меня отпусти восвояси. (болг.)

4 Возьми ее, дом теперь принадлежит ей. (болг.)

5 Обмен. (болг.)

6 Пеленашка — оберег в виде куклы-мотанки, отводивший беду от младенца.
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